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Погожий	день	
О	человеке,	который	больше	всего	в	жизни
любил	искусство[1]	

Однажды	летним	полднем	Джордж	и	Элис	Смит	приехали	поездом	в
Биарриц	 и	 уже	 через	 час	 выбежали	 из	 гостиницы	 на	 берег	 океана,
искупались	и	разлеглись	под	жаркими	лучами	солнца.

Глядя,	как	Джордж	Смит	загорает,	развалясь	на	песке,	вы	бы	приняли
его	за	обыкновенного	туриста,	которого	свеженьким,	точно	салат-латук	во
льду,	 доставили	 самолетом	 в	 Европу	 и	 очень	 скоро	 пароходом	 отправят
восвояси.	А	на	самом	деле	этот	человек	больше	жизни	любил	искусство.

–	Ну	вот…
Джордж	Смит	вздохнул.	По	груди	его	поползла	еще	одна	струйка	пота.

Пусть	испарится	вся	вода	из	крана	в	штате	Огайо,	а	потом	наполним	себя
лучшим	бордо.	Насытим	свою	кровь	щедрыми	соками	Франции	и	тогда	все
увидим	глазами	здешних	жителей.

А	 зачем?	 Чего	 ради	 есть	 и	 пить	 все	 французское,	 дышать	 воздухом
Франции?	 Да	 затем,	 чтобы	 со	 временем	 по-настоящему	 постичь	 гений
одного	человека.

Губы	его	дрогнули,	беззвучно	промолвили	некое	имя.
–	Джордж?	–	Над	ним	наклонилась	жена.	–	Я	знаю,	о	чем	ты	думаешь.

По	губам	прочла.
Он	не	шевельнулся,	ждал.
–	Ну	и?..
–	Пикассо,	–	сказала	она.
Он	 поморщился.	Хоть	 бы	 научилась	 наконец	 правильно	 произносить

это	имя.
–	Успокойся,	прошу	тебя,	–	сказала	жена.	–	Я	знаю,	сегодня	утром	до

тебя	докатился	 слух,	 но	поглядел	бы	 ты	на	 себя:	 опять	 глаза	 дергает	 тик.
Пускай	Пикассо	здесь,	на	побережье,	в	нескольких	милях	отсюда,	гостит	у
друзей	 в	 каком-то	 рыбачьем	 поселке.	 Но	 не	 думай	 про	 него,	 не	 то	 наш
отдых	пойдет	прахом.

–	Лучше	бы	мне	про	это	не	слышать,	–	честно	признался	Джордж.
–	Ну	что	бы	тебе	любить	других	художников,	–	сказала	она.
Других?	 Да,	 есть	 и	 другие.	 Можно	 недурно	 позавтракать



натюрмортами	Караваджо	 –	 осенними	 грушами	 и	 темными,	 как	 полночь,
сливами.	А	на	обед	–	брызжущие	огнем	подсолнухи	Ван	Гога	на	мощных
стеблях;	 их	 цветение	 постигнет	 и	 слепец,	 пробежав	 обожженными
пальцами	 по	 пламенному	 холсту.	 Но	 истинное	 пиршество?	 Полотна,
которыми	хочешь	по-настоящему	насладиться?	Кто	заполнит	весь	горизонт
от	края	до	края,	 словно	Нептун,	 встающий	из	 вод	в	 венце	из	 алебастра	и
коралла:	когтистые	пальцы	сжимают,	подобно	трезубцу,	большущие	кисти,
а	взмах	огромного	рыбьего	хвоста	обдаст	летним	ливнем	весь	Гибралтар,	–
кто,	если	не	создатель	«Девушки	перед	зеркалом»	и	«Герники»?

–	Элис,	–	терпеливо	сказал	Джордж,	–	как	тебе	объяснить?	Всю	дорогу
в	поезде	я	думал:	боже	милостивый,	ведь	вокруг	–	страна	Пикассо!

Но	 так	 ли,	 спрашивал	 он	 себя.	 Небо,	 земля,	 люди;	 тут	 румяный
кирпич,	 там	 ярко-голубая	 узорная	 решетка	 балкона;	 и	 мандолина,	 будто
спелый	 плод,	 под	 несчетными	 касаниями	 чьих-то	 рук,	 и	 клочки	 афиш	 –
летучее	конфетти	на	ночном	ветру…	Сколько	тут	от	Пикассо,	а	сколько	–	от
Джорджа	 Смита,	 озирающего	 мир	 неистовым	 взором	 Пикассо?	 Нет,	 не
найти	ответа.	Этот	старик	насквозь	пропитал	Джорджа	Смита	скипидаром
и	олифой,	преобразил	все	его	бытие:	в	сумерки	сплошь	Голубой	период,	на
рассвете	сплошь	–	Розовый.

–	Я	все	думаю,	–	сказал	он	вслух,	–	если	бы	мы	отложили	денег…
–	Никогда	нам	не	отложить	пяти	тысяч	долларов.
–	Знаю,	–	тихо	согласился	он.	–	Но	как	славно	думать,	а	вдруг	когда-

нибудь	 это	 удастся.	 Как	 бы	 здорово	 просто	 прийти	 к	 нему	 и	 сказать:
«Пабло,	вот	пять	тысяч!	Дай	нам	море,	песок,	вот	это	небо,	дай	что	хочешь,
из	старого,	мы	будем	счастливы…»

Выждав	минуту,	жена	коснулась	его	плеча.
–	Иди-ка	лучше	окунись,	–	сказала	она.
–	Да,	–	сказал	он,	–	так	будет	лучше.
Он	врезался	в	воду,	фонтаном	взметнулось	белое	пламя.
До	вечера	Джордж	Смит	окунался	и	вновь	и	вновь	выходил	на	берег	со

множеством	 других,	 то	 опаленных	 жаркими	 лучами,	 то	 освеженных
прохладной	 волной,	 и	 наконец,	 когда	 солнце	 уже	 клонилось	 к	 закату,	 эти
люди	с	кожей	всех	оттенков,	кто	–	цвета	омара,	кто	–	жареного	цыпленка,
кто	 –	 белой	 цесарки,	 устало	 поплелись	 к	 своим	 отелям,	 похожим	 на
свадебные	пироги.

На	опустелом	берегу,	что	протянулся	на	мили	и	мили,	остались	только
двое.	Один	–	Джордж	Смит	с	полотенцем	через	плечо,	готовый	совершить
вечерний	обряд.

А	издали,	 в	мирном	безветрии,	шел	по	пустынному	берегу	 еще	один



человек,	невысокий,	коренастый.	Он	загорел	сильнее,	солнце	окрасило	его
бритую	 голову	 в	 цвет	 красного	 дерева,	 на	 темном	 лице	 светились	 глаза,
ясные	и	прозрачные,	как	вода.

Итак,	вот	он,	берег	–	сцена	перед	началом	спектакля,	и	через	считаные
минуты	эти	двое	встретятся.	Снова,	в	который	раз,	судьба	кладет	на	чаши
весов	потрясения	и	неожиданности,	встречи	и	расставания.	А	меж	тем	два
одиноких	путника	вовсе	не	задумывались	о	потоке	внезапных	совпадений,
подстерегающих	 каждого	 во	 всякой	 толпе,	 в	 любом	 городе.	 Ни	 тому,	 ни
другому	 не	 приходило	 на	 ум,	 что,	 если	 осмелишься	 погрузиться	 в	 этот
поток,	можно	ухватить	полные	горсти	чудес.	Подобно	многим,	они	только
отмахнулись	бы	от	такого	вздора	и	преспокойно	остались	бы	на	берегу,	не
столкни	их	в	поток	сама	Судьба.

Незнакомец	остановился	в	одиночестве.	Огляделся,	увидел,	что	один,
увидел	 чарующие	 воды	 залива	 и	 солнце,	 утопающее	 в	 последнем
многоцветье	 дня,	 потом	 обернулся	 и	 заметил	 на	 песке	 щепочку.	 То	 была
всего	 лишь	 тонкая	 палочка	 из-под	 давно	 растаявшего	 лимонного
мороженого.	Он	улыбнулся	и	подобрал	ее.	Опять	огляделся	и,	уверясь,	что
он	 здесь	 один,	 снова	 наклонился	 и,	 бережно	 держа	 палочку,	 легкими
взмахами	руки	стал	делать	то,	что	умел	лучше	всего	на	свете.

Он	 стал	 рисовать	 на	 песке	 немыслимые	 фигуры.	 Набросал	 одну,
шагнул	дальше	и,	не	поднимая	глаз,	теперь	уже	весь	поглощенный	работой,
нарисовал	еще	одну,	потом	третью,	четвертую,	пятую,	шестую…

Джордж	Смит	шел	по	берегу,	оставляя	следы	на	песке,	глядел	вправо,
глядел	влево,	потом	увидел	впереди	незнакомца.	Подходя	ближе,	Джордж
Смит	 увидел,	 что	 человек	 этот,	 бронзовый	 от	 загара,	 низко	 наклонился.
Джордж	 Смит	 подошел	 еще	 ближе	 и	 понял,	 чем	 тот	 занимается.	 И
усмехнулся.	Ну	да,	конечно…	этот	тип	на	берегу	–	сколько	ему,	шестьдесят
пять,	семьдесят?	–	что-то	там	выцарапывает,	чертит.	Песок	так	и	летит	во
все	стороны!	Нелепые	образы	так	и	разлетаются	по	берегу!	И	так…

Джордж	Смит	сделал	еще	шаг	–	и	замер.
Незнакомец	рисовал,	рисовал	и,	видно,	не	замечал,	что	кто-то	стоит	у

него	за	плечом,	рядом	с	миром,	возникающим	под	его	рукой	на	песке.	От
всего	 отрешенный,	 он	 был	 одержим	 вдохновением:	 взорвись	 в	 заливе
глубинные	бомбы,	даже	это	не	остановило	бы	полета	его	руки,	не	заставило
бы	обернуться.

Джордж	Смит	смотрел	на	песок.	Долго	смотрел,	и	вот	его	бросило	в
дрожь.

Ибо	 здесь,	 на	 гладком	 берегу,	 возникли	 греческие	 львы	 и	 козы
Средиземноморья	 и	 девы	 с	 плотью	 из	 песка,	 словно	 тончайшая	 золотая



пыльца,	 играли	на	 свирелях	 сатиры	и	 танцевали	дети,	 разбрасывая	цветы
дальше	 и	 дальше,	 скакали	 следом	 по	 берегу	 резвые	 ягнята,	 перебирали
струны	 арф	 и	 лир	 музыканты,	 единороги	 уносили	 юных	 всадников	 к
далеким	 лугам	 и	 лесам,	 к	 руинам	 храмов	 и	 вулканам.	 Не	 уставала	 рука
одержимого,	 он	 не	 разгибался,	 охваченный	 лихорадкой,	 пот	 катил	 с	 него
градом,	 и	 струилась	 непрерывная	 линия,	 вилась,	 изгибалась,	 деревянное
стило	 металось	 вверх,	 вниз,	 вдоль,	 поперек,	 кружило,	 петляло,	 чертило,
шуршало,	замирало	и	неслось	дальше,	словно	эта	неудержимая	вакханалия
непременно	 должна	 достичь	 блистательного	 завершения	 прежде,	 чем
волны	 погасят	 солнце.	 На	 двадцать,	 на	 тридцать	 ярдов	 и	 еще	 дальше
пронеслись	 вереницей	 загадочных	 иероглифов	 нимфы,	 дриады,
взметнулись	 струи	 летних	 ключей.	 В	 закатном	 свете	 песок	 стал	 точно
расплавленная	медь,	несущая	послание	всем	и	каждому,	пусть	бы	читали	и
наслаждались	 годы	 и	 годы.	 Все	 кружило	 и	 замирало,	 подхваченное
собственным	 вихрем,	 повинуясь	 своим	 особым	 законам	 тяготения.	 Вот
пляшут	на	щедрых	гроздьях	дочери	виноградаря,	брызжет	алый	сок	из-под
ступней,	 вот	 из	 курящихся	 туманами	 вод	 рождаются	 чудища	 в	 кольчуге
чешуи,	 а	 летучие	 паруса	 облаков	 испещрены	 узорчатыми	 воздушными
змеями…	а	вот	еще…	и	еще…	и	еще…

Художник	остановился.
Джордж	Смит	отпрянул	и	застыл.
Художник	 поднял	 глаза,	 удивленный	 неожиданным	 соседством.

Постоял,	 переводя	 глаза	 с	 Джорджа	 Смита	 на	 свое	 творение,	 что
протянулось	 по	 песчаной	 полосе,	 словно	 следы	 праздного	 пешехода.	 И
наконец	с	улыбкой	пожал	плечами,	словно	говоря:	смотрите,	что	я	наделал,
видали	 такое	 ребячество?	Ведь	 вы	меня	 извините?	 Рано	 или	 поздно	 всем
нам	случается	свалять	дурака…	может	быть,	и	с	вами	бывало?	Так	простим
старому	сумасброду	эту	выходку,	а?	Вот	и	хорошо!

Но	 Джордж	 Смит	 только	 и	 мог	 смотреть	 на	 невысокого	 человека	 с
высмугленной	солнцем	кожей	и	ясными	зоркими	глазами	да	единственный
раз	еле	слышно	прошептал	его	имя.

Так	 они	 стояли,	 пожалуй,	 еще	 секунд	 пять,	 Джордж	 Смит	 жадно
разглядывал	 песчаный	 фриз,	 а	 художник	 присматривался	 к	 нему	 с
насмешливым	любопытством.	Джордж	Смит	открыл	было	рот	–	и	закрыл,
протянул	 руку	 –	 и	 отдернул.	Шагнул	 к	 картине,	 отступил.	 Потом	 пошел
вдоль	 вереницы	 изображений,	 как	 шел	 бы	 человек,	 рассматривая
бесценные	 мраморные	 статуи,	 оставшиеся	 на	 берегу	 от	 каких-нибудь
древних	руин.	Он	смотрел	не	мигая,	рука	жаждала	коснуться	изображений,
но	не	смела.	Хотелось	бежать,	но	он	не	побежал.



Вдруг	он	посмотрел	в	сторону	гостиницы.	Бежать,	да!	Бежать!	А	что
дальше?	 Схватить	 лопату,	 вынуть,	 выкопать,	 спасти	 хоть	 толику
ненадежной,	 сыпучей	 песчаной	 ленты?	 Найти	 мастера-формовщика,
примчаться	с	ним	сюда,	пускай	сделает	гипсовый	слепок	хотя	бы	с	малой
хрупкой	 доли?	Нет,	 нет.	 Глупо,	 глупо.	Или?..	 Взгляд	 его	 метнулся	 к	 окну
гостиничного	номера.	Фотоаппарат!	Бежать,	схватить	аппарат	–	и	скорей	с
ним	 по	 берегу,	 щелкать	 затвором,	 перекручивать	 пленку,	 снимать	 и
снимать,	пока…

Джордж	 Смит	 круто	 обернулся,	 глянул	 на	 солнце.	 Теплые	 лучи
коснулись	его	лица,	зажгли	два	огонька	в	зрачках.	Солнце	уже	наполовину
погрузилось	 в	 воду	–	и	на	 глазах	у	Джорджа	Смита	 за	 считаные	 секунды
затонуло	совсем.

Художник	подошел	ближе	и	теперь	смотрел	в	лицо	Джорджу	Смиту	с
бесконечно	дружеской	добротой,	будто	угадывал	каждую	его	мысль.	И	вот
слегка	 кивнул.	 И	 вот	 пальцы	 его	 небрежно	 выронили	 палочку	 от
мороженого.	 И	 вот	 он	 уже	 говорит:	 до	 свиданья,	 до	 свиданья.	 И	 вот	 он
шагает	по	берегу	к	югу…	ушел.

Джордж	Смит	стоял	и	смотрел	ему	вслед.	Так	прошла	долгая	минута,	а
потом	он	сделал	то,	что	только	и	мог.	От	самого	начала	он	двинулся	вдоль
фантастического	 фриза,	 медленно	 шел	 он	 по	 берегу	 мимо	 фавнов	 и
сатиров,	 и	 мимо	 дев,	 пляшущих	 на	 виноградных	 гроздьях,	 и	 горделивых
единорогов,	и	юношей,	играющих	на	свирели.	Долго	шел	он,	не	сводя	глаз
с	 этой	 вольно	 летящей	 вакханалии.	 Дошел	 до	 конца	 вереницы	 зверей	 и
людей,	повернул	и	пошел	обратно,	все	так	же	опустив	глаза,	словно	что-то
потерял	и	не	знает	толком,	где	искать.	Так	ходил	он	взад	и	вперед,	пока	не
осталось	 света	 ни	 в	 небесах,	 ни	 на	 песке	 и	 уже	 ничего	 нельзя	 было
разглядеть.

*	*	*

Он	сел	к	столу	ужинать.
–	Как	ты	поздно,	–	сказала	жена.	–	Я	не	могла	дождаться,	спустилась	в

ресторан	одна.	Я	умираю	с	голоду.
–	Ну	ничего,	–	сказал	он.
–	Интересная	была	прогулка?
–	Нет,	–	сказал	он.
–	Какой-то	 ты	 странный,	Джордж.	Ты	что,	 заплыл	 слишком	далеко	и

чуть	не	утонул?	По	лицу	вижу!	Ты	заплыл	слишком	далеко,	да?



–	Да,	–	сказал	он.
–	Ну	хорошо,	 –	 сказала	жена,	 не	 сводя	 с	 него	 глаз.	 –	Только	никогда

больше	так	не	делай.	А	теперь…	что	будешь	есть?
Он	взял	меню,	стал	просматривать	и	вдруг	застыл.
–	Что	случилось?	–	спросила	жена.
Он	повернул	голову,	зажмурился.
–	Слушай.
Жена	прислушалась.
–	Ничего	не	слышу,	–	сказала	она.
–	Не	слышишь?
–	Нет.	А	что	такое?
–	Прилив	начался,	–	сказал	он	не	сразу,	он	все	еще	сидел	не	шевелясь,

не	открывая	глаз.	–	Просто	начался	прилив.



Дракон[2]	
Ничто	 не	 шелохнется	 на	 бескрайней	 болотистой	 равнине,	 лишь

дыхание	ночи	колышет	невысокую	траву.	Уже	долгие	годы	ни	одна	птица
не	 пролетала	 под	 огромным	 слепым	щитом	небосвода.	Когда-то,	 давным-
давно,	 тут	 притворялись	 живыми	 мелкие	 камешки	 –	 они	 крошились	 и
рассыпались	в	пыль.	Теперь	в	душе	двух	людей,	что	сгорбились	у	костра,
затерянные	 среди	 пустыни,	 шевелится	 одна	 только	 ночь;	 тьма	 тихо
струится	по	жилам,	мерно,	неслышно	стучит	в	висках.

Отсветы	 костра	 пляшут	 на	 бородатых	 лицах,	 дрожат	 оранжевыми
всплесками	 в	 глубоких	 колодцах	 зрачков.	 Каждый	 прислушивается	 к
ровному,	 спокойному	 дыханию	 другого	 и	 даже	 слышит,	 кажется,	 как
медленно,	 точно	 у	 ящерицы,	мигают	 веки.	Наконец	 один	 начинает	мечом
ворошить	уголья	в	костре.

–	Перестань,	глупец,	ты	нас	выдашь!
–	Что	за	важность,	–	отвечает	тот,	другой.	–	Дракон	все	равно	учует	нас

издалека.	Ну	 и	 холодище.	 Боже	милостивый!	Сидел	 бы	 я	 лучше	 у	 себя	 в
замке.

–	Мы	ищем	не	сна,	но	смерти…
–	А	чего	ради?	Ну	чего	ради?	Дракон	ни	разу	еще	не	забирался	в	наш

город!
–	Тише	 ты,	 дурень!	Он	 пожирает	 всех,	 кто	 путешествует	 в	 одиночку

между	нашим	городом	и	соседним.
–	Ну	и	пусть	пожирает,	а	мы	вернемся	домой!
–	Тсс…	слышишь?
Оба	замерли.
Они	ждали	долго,	но	в	ночи	лишь	пугливо	подрагивали	спины	коней,

точно	 бархатный	 черный	 бубен,	 да	 едва-едва	 позванивали	 серебряные
стремена.

–	Страшные	наши	места,	–	вздохнул	второй.	–	Тут	добра	не	жди.	Кто-
то	задувает	солнце	–	и	сразу	ночь.	И	уж	тогда,	тогда…	Господи,	ты	только
послушай!	 Говорят,	 у	 этого	 дракона	 из	 глаз	 –	 огонь.	 Дышит	 он	 белым
паром,	издалека	видно,	как	он	мчится	по	темным	полям.	Несется	в	серном
пламени	и	громе	и	поджигает	траву.	Овцы	в	страхе	кидаются	врассыпную
и,	 обезумев,	 издыхают.	 Женщины	 рождают	 чудовищ.	 От	 ярости	 дракона
сотрясаются	 стены,	 башни	 рушатся	 и	 обращаются	 в	 прах.	 На	 рассвете
холмы	 усеяны	 телами	 жертв.	 Скажи,	 сколько	 рыцарей	 уже	 выступили



против	этого	чудища	и	погибли,	как	погибнем	и	мы?
–	Хватит,	надоело!
–	Как	не	надоесть!	Среди	этого	запустения	я	даже	не	знаю,	какой	год

на	дворе!
–	Девятисотый	от	Рождества	Христова.
–	Нет,	нет,	–	зашептал	другой	и	зажмурился.	–	Здесь,	на	равнине,	нет

Времени	–	только	Вечность.	Я	чувствую,	вот	выбежать	назад,	на	дорогу,	а
там	все	не	так,	города	как	не	бывало,	жители	еще	и	не	родились,	камень	для
крепостных	стен	еще	не	добыт	из	каменоломен,	бревна	не	спилены	в	лесах.
Не	спрашивай,	откуда	я	это	знаю,	сама	равнина	знает	и	подсказывает	мне.
А	 мы	 сидим	 тут	 одни	 в	 стране	 огненного	 дракона.	 Боже,	 спаси	 нас	 и
помилуй!

–	Затаи	страх	в	душе,	но	не	забудь	меч	и	латы!
–	Что	толку?	Дракон	приносится	неведомо	откуда,	мы	не	знаем,	где	его

жилище.	Он	исчезает	в	тумане	–	мы	не	знаем,	куда	он	скрывается.	Что	ж,
наденем	доспехи	и	встретим	смерть	во	всеоружии.

Не	 успев	 застегнуть	 серебряные	 латы,	 второй	 вновь	 застыл	 и
обернулся.

По	 сумрачному	 краю,	 где	 царили	 тьма	 и	 пустота,	 из	 самого	 сердца
равнины	 сорвался	 ветер	 и	 принес	 пыль,	 что	 струится	 в	 часах,	 прахом
отмеряющих	 бег	 времени.	 В	 глубине	 этого	 невиданного	 вихря	 пылали
черные	 солнца	 и	 неслись	 мириады	 сожженных	 листьев,	 сорванных
неведомо	 с	 каких	 осенних	 деревьев	 где-то	 за	 окоемом.	Под	 этим	жарким
вихрем	таяли	луга	и	холмы,	кости	истончались,	словно	белый	воск,	кровь
мутилась	 и	 густела	 и	 медленно	 оседала	 в	 мозгу.	 Вихрь	 налетал,	 и	 это
летели	 тысячи	 погибающих	 в	 смятенном	 времени	 душ.	 Это	 был	 сумрак,
объятый	туманом,	объятый	тьмою,	и	тут	не	место	было	человеку,	и	не	было
ни	 дня,	 ни	 часа	 –	 время	 исчезло,	 остались	 только	 эти	 двое	 в	 безликой
пустоте,	 во	 внезапной	 леденящей	 буре,	 в	 белом	 громе,	 что	 надвигался	 за
прозрачным	 зеленым	 щитом	 ниспадающих	 молний.	 По	 траве	 хлестнул
ливень;	и	снова	все	стихло,	и	в	холодной	тьме,	в	бездыханной	тиши	только
и	осталось	живого	тепла	что	эти	двое.

–	Вот,	–	прошептал	первый.	–	Вот	оно!..
Вдалеке,	 за	 много	 миль,	 оглушительно	 загремело,	 взревело	 –	 мчался

дракон.
В	 молчании	 оба	 опоясались	 мечами	 и	 сели	 на	 коней.	 Первозданную

полуночную	 тишину	 разорвало	 грозное	 шипение,	 дракон	 стремительно
надвигался	 –	 ближе,	 ближе;	 над	 гребнем	 холма	 сверкнули	 свирепые
огненные	 очи,	 возникло	 что-то	 темное,	 неясное,	 сползло,	 извиваясь,	 в



долину	и	скрылось.
–	Скорей!
Они	пришпорили	коней	и	поскакали	к	ближней	лощине.
–	Он	пройдет	здесь!
Поспешно	закрыли	коням	глаза	шорами,	руками	в	железных	перчатках

подняли	копья.
–	Боже	правый!
–	Да,	будем	уповать	на	Господа.
Миг	–	и	дракон	обогнул	косогор.	Огненно-рыжий	глаз	чудища	впился	в

них,	 на	 доспехах	 вспыхнули	 алые	 искры	 и	 отблески.	 С	 ужасающим
надрывным	воплем	и	скрежетом	дракон	рванулся	вперед.

–	Помилуй	нас,	Боже!
Копье	ударило	под	желтый	глаз	без	век,	согнулось	–	и	всадник	вылетел

из	 седла.	 Дракон	 сшиб	 его	 с	 ног,	 повалил,	 подмял.	 Мимоходом	 задел
черным	жарким	плечом	второго	коня	и	отшвырнул	вместе	с	седоком	прочь,
за	 добрых	 сто	 футов,	 и	 они	 разбились	 об	 огромный	 валун,	 а	 дракон	 с
надрывным	 пронзительным	 воем	 и	 свистом	 промчался	 дальше,	 весь
окутанный	рыжим,	алым,	багровым	пламенем,	в	огромных	мягких	перьях
слепящего,	едкого	дыма.

–	Видал?	–	воскликнул	кто-то.	–	Все	в	точности	как	я	тебе	говорил!
–	То	же	самое,	точь-в-точь!	Рыцарь	в	латах,	вот	лопни	мои	глаза!	Мы

его	сшибли!
–	Ты	остановишься?
–	Уж	пробовал	раз.	Ничего	не	нашел.	Неохота	останавливаться	на	этой

пустоши.	Жуть	берет.	Что-то	тут	нечисто.
–	Но	ведь	кого-то	мы	сбили!
–	Я	свистел	вовсю,	малый	мог	посторониться,	а	он	и	не	двинулся!
Вихрем	разорвало	пелену	тумана.
–	В	Стокли	прибудем	вовремя.	Подбрось-ка	угля,	Фред.
Новый	 свисток	 стряхнул	 капли	 росы	 с	 пустого	 неба.	 Дыша	 огнем	 и

яростью,	 ночной	 скорый	 пронесся	 по	 глубокой	 лощине,	 с	 разгону	 взял
подъем	и	скрылся,	исчез	безвозвратно	в	холодной	дали	на	севере,	остались
лишь	черный	дым	и	пар	–	и	еще	долго	таяли	в	оцепенелом	воздухе.



Лекарство	от	меланхолии[3]	
–	 Пошлите	 за	 пиявками:	 ей	 нужно	 сделать	 кровопускание,	 –	 заявил

доктор	Джимп.
–	У	нее	уже	и	так	не	осталось	крови!	–	воскликнула	миссис	Уилкес.	–

О	доктор,	что	томит	нашу	Камиллу?
–	С	ней	не	все	в	порядке.
–	Да?
Добрый	доктор	нахмурился:
–	Она	нездорова.
–	Продолжайте,	продолжайте!
–	Не	вызывает	сомнения:	она	угасает	как	свеча.
–	 О,	 доктор	 Джимп,	 –	 запротестовал	 мистер	 Уилкес.	 –	 Вы	 же

повторяете	то,	что	вам	говорили	мы,	когда	вы	только	пришли	в	наш	дом!
–	Нет,	вы	не	правы!	Давайте	ей	эти	пилюли	на	рассвете,	в	полдень	и	на

закате	солнца.	Превосходное	средство!
–	Проклятье,	она	уже	нафарширована	превосходными	средствами!
–	Ну-ну!	С	вас	шиллинг,	сэр,	я	спускаюсь	вниз.
–	Идите	и	пришлите	сюда	дьявола!
Мистер	Уилкес	сунул	монету	в	руку	доброго	доктора.
Пока	врач	спускался	по	лестнице,	с	громким	сопением	нюхая	табак	и

чихая,	на	многолюдных	улицах	Лондона	наступило	сырое	утро	весны	1762
года.

Мистер	 и	 миссис	 Уилкес	 повернулись	 к	 постели,	 где	 лежала	 их
любимая	Камилла,	бледная	и	похудевшая,	но	все	еще	очень	хорошенькая,	с
большими	 влажными	 сиреневыми	 глазами.	По	 подушке	 золотым	 потоком
струились	волосы.

–	О,	 –	 чуть	 не	 плакала	 она,	 –	 что	 со	 мной	 сталось?	 С	 начала	 весны
прошло	 три	 недели,	 в	 зеркале	 я	 вижу	 лишь	 призрак;	 я	 сама	 себя	 пугаю.
Мне	 страшно	 подумать,	 что	 я	 умру,	 не	 дожив	 до	 своего	 двадцатого	 дня
рождения.

–	Дитя	мое,	–	сказала	мать,	–	что	у	тебя	болит?
–	Мои	 руки.	Мои	 ноги.	Моя	 грудь.	Моя	 голова.	 Сколько	 докторов	 –

шесть?	 –	 поворачивали	 меня,	 словно	 мясо	 на	 вертеле.	 Не	 хочу	 больше.
Дайте	мне	спокойно	отойти	в	мир	иной.

–	 Какая	 ужасная,	 какая	 таинственная	 болезнь,	 –	 пролепетала	 мать.	 –
Сделай	что-нибудь,	мистер	Уилкес!



–	 Что?	 –	 сердито	 спросил	 мистер	 Уилкес.	 –	 Она	 не	 хочет	 видеть
врачей,	аптекарей	или	священников	–	аминь!	–	а	они	очень	скоро	разорят
меня!	Может,	мне	следует	сбегать	на	улицу	и	привести	мусорщика?

–	Да,	–	послышался	голос.
–	Что?!	–	Все	трое	повернулись	посмотреть	на	того,	кто	произнес	эти

слова.
Они	 совсем	 забыли	 о	 младшем	 брате	 Камиллы,	 Джейми,	 который

стоял	у	дальнего	окна	и	ковырял	в	зубах.	Он	невозмутимо	смотрел	вдаль,
туда,	где	шумел	Лондон	и	шел	дождь.

–	Четыреста	лет	назад,	–	совершенно	спокойно	проговорил	Джейми,	–
именно	так	и	поступили.	И	это	помогло.	Нет,	не	надо	приводить	мусорщика
сюда.	 Давайте	 поднимем	 Камиллу	 вместе	 с	 кроватью	 и	 всем	 остальным,
снесем	ее	вниз	по	лестнице	и	поставим	возле	входной	двери.

–	Почему?	Зачем?
–	За	один	час,	–	Джейми	вскинул	глаза	–	он	явно	считал,	–	мимо	наших

ворот	 проходит	 тысяча	 людей.	 За	 день	 двадцать	 тысяч	 пробегают,
проезжают	 или	 ковыляют	 по	 нашей	 улице.	 Каждый	 из	 них	 увидит	 мою
несчастную	 сестру,	 пересчитает	 ее	 зубы,	 потрогает	 мочки	 ушей,	 и	 все,
можете	 не	 сомневаться,	 все	 до	 единого	 захотят	 предложить	 свое	 самое
превосходное	 средство,	 которое	 наверняка	 ее	 излечит!	 Одно	 из	 них
обязательно	окажется	тем,	что	нам	нужно!

–	О!	–	только	и	смог	произнести	пораженный	мистер	Уилкес.
–	 Отец,	 –	 взволнованно	 продолжал	 Джейми.	 –	 Неужели	 ты	 встречал

хотя	бы	одного	человека,	который	не	полагал	бы,	что	он	способен	написать
«Materia	Medica»:[4]	 вот	 эта	 зеленая	 мазь	 отлично	 лечит	 больное	 горло,	 а
бычий	 бальзам	 –	 опухоли?	 Прямо	 сейчас	 десять	 тысяч	 самозваных
аптекарей	проходят	мимо	нашего	дома,	и	их	мудрость	пропадает	зря!

–	Джейми,	мальчик,	ты	меня	удивляешь!
–	 Прекратите!	 –	 вмешалась	 миссис	 Уилкес.	 –	 Моя	 дочь	 никогда	 не

будет	 выставлена	 на	 всеобщее	 обозрение	 на	 этой	 или	 любой	 другой
улице…

–	 Тьфу,	 женщина!	 –	 оборвал	 мистер	 Уилкес.	 –	 Камилла	 тает	 как
льдинка,	 а	 ты	 не	 хочешь	 вынести	 ее	 из	 этой	 жаркой	 комнаты?	 Давай,
Джейми,	поднимай	кровать!

Миссис	Уилкес	повернулась	к	дочери:
–	Камилла?
–	Я	 могу	 с	 тем	же	 успехом	 умереть	 под	 открытым	 небом,	 –	 заявила

Камилла,	–	где	свежий	ветерок	будет	перебирать	мои	локоны,	пока	я…
–	 Вздор!	 –	 возразил	 мистер	 Уилкес.	 –	 Ты	 не	 умрешь,	 Камилла.



Джейми,	поднимай!	Ха!	Сюда!	С	дороги,	жена!	Давай,	мой	мальчик,	выше!
–	О!	–	воскликнула	Камилла	слабым	голосом.	–	Я	лечу,	лечу…
Совершенно	неожиданно	над	Лондоном	вдруг	засияло	чистое	голубое

небо.	Горожане,	удивленные	такой	переменой	погоды,	высыпали	на	улицы,
им	не	терпелось	что-нибудь	увидеть,	сделать,	купить.	Слепые	пели,	собаки
прыгали,	клоуны	вертелись	и	кувыркались,	дети	играли	в	классики	и	мяч,
словно	наступило	время	карнавала.

И	в	этот	шум	и	гам	с	покрасневшими	от	напряжения	лицами	Джейми	и
мистер	 Уилкес	 несли	 Камиллу,	 которая,	 будто	 папа	 римский,	 только
женского	пола,	с	закрытыми	глазами	возлежала	на	своей	койке-портшезе	и
молилась.

–	Осторожней!	 –	 кричала	миссис	Уилкес.	 –	О,	 она	 умерла!..	О	 нет…
Опустите	ее	на	землю.	Полегче!

Наконец	 кровать	 была	 поставлена	 рядом	 со	 стеной	 дома	 так,	 чтобы
людской	поток,	стремительно	несущийся	мимо,	мог	обратить	внимание	на
Камиллу	 –	 большую	 бледную	 куклу,	 выставленную,	 словно	 приз,	 на
солнце.

–	Принеси	перо,	чернила	и	бумагу,	 сын,	–	 сказал	мистер	Уилкес.	–	Я
запишу	симптомы,	о	которых	станут	 говорить	прохожие,	и	предложенные
ими	способы	лечения.	Вечером	мы	все	отсортируем.	А	сейчас…

Однако	 какой-то	 человек	 из	 толпы	 уже	 внимательно	 разглядывал
Камиллу.

–	Она	больна!	–	заявил	он.
–	 Ага,	 –	 радостно	 кивнул	 мистер	 Уилкес.	 –	 Началось.	 Перо,	 мой

мальчик.	Вот	так.	Продолжайте,	сэр!
–	С	ней	не	все	в	порядке.	–	Человек	нахмурился.	–	Она	плохо	выглядит.
«Плохо	выглядит…»	–	записал	мистер	Уилкес,	а	потом	с	подозрением

посмотрел	на	говорившего.
–	Сэр?	Вы,	случайно,	не	врач?
–	Да,	сэр.
–	Так	я	и	думал,	я	узнал	эти	слова!	Джейми,	возьми	мою	трость	и	гони

его	в	шею.	Уходите,	сэр,	и	побыстрее!
Однако	 человек	 не	 стал	 ждать	 и,	 ругаясь	 и	 раздраженно	 размахивая

руками,	торопливо	зашагал	прочь.
–	 Она	 больна,	 она	 плохо	 выглядит…	 Фу!	 –	 передразнил	 его	 мистер

Уилкес,	 но	 был	 вынужден	 остановиться.	 Потому	 что	 высокая	 и	 худая,
словно	 призрак,	 только	 что	 восставший	 из	 могилы,	 женщина	 показывала
пальцем	на	Камиллу	Уилкес.

–	Меланхолия,	–	произнесла	она	нараспев.



«Меланхолия»,	 –	 запечатлел	 на	 бумаге	 ее	 слова	 довольный	 мистер
Уилкес.

–	Отек	легких,	–	бубнила	женщина.
«Отек	легких»,	–	писал	сияющий	мистер	Уилкес.
–	Вот	это	совсем	другое	дело!	–	пробормотал	он	себе	под	нос.
–	 Необходимо	 лекарство	 от	 меланхолии,	 –	 негромко	 продолжала

говорить	 женщина.	 –	 Есть	 ли	 у	 вас	 в	 доме	 порошок	 мумий	 для
приготовления	 лекарств?	 Самые	 лучшие	 мумии	 –	 египетские,	 арабские	 и
ливийские,	 они	 очень	 помогают	 при	 магнитных	 расстройствах.	 Спросите
цыганку	на	Флодден-роуд.	Я	продаю	каменную	петрушку,	 благовония	для
мужчин…

–	Флодден-роуд,	каменная	петрушка…	Не	так	быстро,	женщина!
–	Опобальзам,	понтийская	валериана…
–	Подожди,	женщина!	Опобальзам,	да!	Джейми,	останови	ее!
Но	женщина	продолжала,	не	обращая	на	него	внимания.
Подошла	 молоденькая	 девушка,	 лет	 семнадцати,	 и	 посмотрела	 на

Камиллу	Уилкес.
–	Она…
–	Один	момент!	–	Мистер	Уилкес	продолжал	лихорадочно	писать.	–	…

Магнитные	 расстройства,	 понтийская	 валериана…	 А,	 пропади	 ты
пропадом!	 Юная	 леди,	 что	 вы	 видите	 на	 лице	 моей	 дочери?	 Вы	 так
пристально	 на	 нее	 смотрите,	 даже	 перестали	 дышать.	 Ну,	 каково	 ваше
мнение?

–	Она…	–	Казалось,	странная	девушка	пытается	заглянуть	Камилле	в
глаза,	потом	она	смутилась	и,	 заикаясь,	проговорила:	–	Она	страдает	от…
от…

–	Ну,	говори	же!
–	Она…	она…	о!
И	 девушка,	 бросив	 последний	 сочувственный	 взгляд	 на	 Камиллу,

стремительно	скрылась	в	толпе.
–	Глупая	девчонка!
–	 Нет,	 папа,	 –	 пробормотала	 Камилла,	 глаза	 которой	 вдруг	 широко

раскрылись.	 –	 Совсем	 не	 глупая.	 Она	 увидела.	 Она	 знает.	 О,	 Джейми,
догони	ее,	заставь	сказать!

–	Нет,	она	ничего	не	предложила!	А	вот	цыганка	–	ты	только	посмотри
на	список!

–	Да,	папа.
Еще	более	побледневшая	Камилла	закрыла	глаза.
Кто-то	громко	откашлялся.



Мясник,	 фартук	 которого	 покраснел	 от	 кровавых	 боев,	 теребил
роскошные	усы.

–	 Я	 видел	 коров	 с	 похожим	 выражением	 глаз,	 –	 сказал	 он.	 –	 Мне
удавалось	спасти	их	при	помощи	бренди	и	трех	свежих	яиц.	Зимой	я	и	сам
с	огромной	пользой	для	здоровья	принимаю	этот	эликсир…

–	 Моя	 дочь	 не	 корова,	 сэр!	 –	 Мистер	 Уилкес	 отбросил	 в	 сторону
перо.	–	И	не	мясник	в	январе!	Отойдите	в	сторону,	сэр,	своей	очереди	ждут
другие!

И	 действительно,	 вокруг	 собралась	 здоровенная	 толпа	 –	 всем	 не
терпелось	рассказать	о	своем	любимом	средстве,	порекомендовать	страну,
где	 редко	 идет	 дождь	 и	 солнце	 светит	 чаще,	 чем	 в	 Англии	 или	 в	 вашей
Южной	 Франции.	 Старики	 и	 женщины,	 в	 особенности	 врачи,	 как	 и	 все
пожилые	 люди,	 спорили	 друг	 с	 другом,	 ощетинившись	 тросточками	 и
фалангами	костылей.

–	Отойдите!	–	с	тревогой	воскликнула	миссис	Уилкес.	–	Они	раздавят
мою	дочь,	как	весеннюю	ягодку!

–	 Прекратите	 напирать!	 –	 закричал	 Джейми,	 схватил	 несколько
тросточек	и	костылей	и	отбросил	их	в	сторону.

Толпа	 зашевелилась,	 владельцы	 бросились	 на	 поиски	 своих
дополнительных	конечностей.

–	Отец,	я	слабею,	слабею…	–	задыхалась	Камилла.
–	Отец!	–	воскликнул	Джейми.	–	Есть	только	один	способ	остановить

это	нашествие!	Нужно	брать	с	них	деньги!	Заставить	платить	за	право	дать
совет!

–	 Джейми,	 ты	 мой	 сын!	 Быстро	 напиши	 объявление!	 Послушайте,
люди!	 Два	 пенса!	 Становитесь,	 пожалуйста,	 в	 очередь!	 Два	 пенса	 за	 то,
чтобы	рассказать	об	известном	только	вам,	самом	великолепном	лекарстве
на	свете!	Готовьте	деньги	заранее!	Вот	так.	Вы,	сэр.	Вы,	мадам.	И	вы,	сэр.
А	теперь	–	мое	перо!	Начинаем!

Толпа	 кипела,	 как	 темная	 морская	 пучина.	 Камилла	 открыла	 глаза,	 а
потом	снова	впала	в	обморочное	состояние.

Наступило	 время	 заката,	 улицы	 почти	 опустели,	 лишь	 изредка	 мимо
проходили	последние	гуляющие.	Веки	Камиллы	затрепетали,	она	услышала
знакомый	звон.

–	Триста	девяносто	пять	фунтов	и	четыреста	пенсов!	–	Мистер	Уилкес
бросал	 последние	 монеты	 в	 сумку,	 которую	 держал	 его	 ухмыляющийся
сын.	–	Вот	так!

–	 Теперь	 вы	 сможете	 нанять	 для	 меня	 красивый	 черный	 катафалк,	 –
сказала	бледная	девушка.



–	Помолчи!	Семья	моя,	вы	могли	себе	представить,	что	двести	человек
захотят	заплатить	только	за	то,	чтобы	высказать	нам	свое	мнение	по	поводу
состояния	Камиллы?

–	Очень	даже	могли,	–	кивнула	миссис	Уилкес.	–	Жены,	мужья	и	дети
не	умеют	слушать	друг	друга.	Поэтому	люди	охотно	платят	за	то,	чтобы	на
них	хоть	кто-нибудь	обратил	внимание.	Бедняги,	они	думают,	что	только	им
дано	 распознать	 ангину,	 водянку,	 сап	 и	 крапивницу.	 Поэтому	 сегодня	 мы
богаты,	 а	 две	 сотни	 людей	 счастливы,	 поскольку	 вывалили	 перед	 нами
содержимое	своих	медицинских	сумок.

–	 Господи,	 нам	 пришлось	 выставлять	 их	 вон,	 а	 они	 огрызались,	 как
нашкодившие	щенки.

–	Прочитай	список,	отец,	–	предложил	Джейми.	–	Там	двести	лекарств.
Какое	следует	выбрать?

–	 Не	 надо,	 –	 прошептала	 Камилла,	 вздыхая.	 –	 Становится	 темно.	 У
меня	в	животе	все	сжимается	от	бесконечных	названий!	Вы	можете	отнести
меня	наверх?

–	Да,	дорогая.	Джейми,	поднимай!
–	Пожалуйста,	–	произнес	чей-то	голос.
Склонившийся	 человек	 поднял	 взгляд.	 Перед	 ними	 стоял	 ничем	 не

примечательный	 мусорщик,	 с	 лицом,	 покрытым	 сажей,	 однако	 на	 нем
сияли	яркие	голубые	глаза	и	белозубая	улыбка.	Когда	он	говорил	–	совсем
тихо,	 кивая	 головой,	 –	 с	 рукавов	 его	 темной	 куртки	 и	 штанов	 сыпалась
пыль.

–	Мне	не	удалось	пробиться	сквозь	толпу,	–	сказал	он,	держа	грязную
шапку	в	руках.	–	А	теперь	я	возвращаюсь	домой	и	могу	с	вами	поговорить.
Я	должен	заплатить?

–	Нет,	мусорщик,	тебе	не	нужно	платить,	–	мягко	сказала	Камилла.
–	Подожди…	–	запротестовал	мистер	Уилкес.
Но	Камилла	нежно	посмотрела	на	него,	и	он	замолчал.
–	 Благодарю	 вас,	 мадам.	 –	 Улыбка	 мусорщика	 сверкнула	 в

сгущающихся	 сумерках,	 как	 теплый	 солнечный	 луч.	 –	 У	 меня	 есть	 всего
один	совет.

Он	взглянул	на	Камиллу.	Камилла	не	спускала	с	него	глаз.
–	Кажется,	сегодня	канун	дня	святого	Боско,	мадам?
–	Кто	знает?	Только	не	я,	сэр!	–	заявил	мистер	Уилкес.
–	А	я	в	этом	уверен,	сэр.	Кроме	того,	сегодня	полнолуние.	Поэтому,	–

кротко	 проговорил	мусорщик,	 не	 в	 силах	 оторвать	 взгляда	 от	 прелестной
больной	девушки,	–	вы	должны	оставить	вашу	дочь	под	открытым	небом,	в
свете	восходящей	луны.



–	Одну,	в	свете	луны!	–	воскликнула	миссис	Уилкес.
–	А	она	не	станет	лунатиком?	–	спросил	Джейми.
–	 Прошу	 прощения,	 сэр.	 –	 Мусорщик	 поклонился.	 –	 Полная	 луна

утешает	 всех,	 кто	 болен,	 –	 людей	 и	 диких	 животных.	 В	 сиянии	 полной
луны	 есть	 безмятежность,	 в	 прикосновении	 ее	 лучей	 –	 спокойствие,
умиротворяющее	воздействие	на	ум	и	тело.

–	Может	пойти	дождь…	–	с	беспокойством	сказала	мать	Камиллы.
–	Я	клянусь,	–	перебил	ее	мусорщик.	–	Моя	сестра	страдала	от	такой

же	обморочной	бледности.	Мы	оставили	ее	весенней	ночью,	как	лилию	в
вазе,	наедине	с	полной	луной.	Она	и	по	сей	день	живет	в	Суссексе,	позабыв
обо	всех	болезнях!

–	Позабыв	о	болезнях!	Лунный	свет!	И	не	будет	нам	стоить	ни	одного
пенни	 из	 тех	 четырех	 сотен,	 что	 мы	 заработали	 сегодня!	Мать,	 Джейми,
Камилла…

–	Нет!	–	твердо	сказала	миссис	Уилкес.	–	Я	этого	не	потерплю!
–	 Мама!	 –	 сказала	 Камилла.	 –	 Я	 чувствую,	 что	 луна	 вылечит	 меня,

вылечит,	вылечит…
Мать	вздохнула:
–	 Сегодня,	 наверное,	 не	 мой	 день	 и	 не	 моя	 ночь.	 Разреши	 тогда

поцеловать	тебя	в	последний	раз.	Вот	так.
И	мать	поднялась	по	лестнице	в	дом.
Теперь	 пришел	 черед	 мусорщика,	 который	 начал	 пятиться	 назад,

кланяясь	всем	на	прощание.
–	 Всю	 ночь,	 помните:	 под	 луной,	 до	 самого	 рассвета.	 Спите	 крепко,

юная	леди.	Пусть	вам	приснятся	самые	лучшие	сны.	Спокойной	ночи.
Сажу	поглотила	сажа;	человек	исчез.
Мистер	Уилкес	и	Джейми	поцеловали	Камиллу	в	лоб.
–	Отец,	Джейми,	–	сказала	она,	–	не	беспокойтесь.
И	 ее	 оставили	 одну	 смотреть	 туда,	 где,	 как	 показалось	Камилле,	 она

еще	 видела	 висящую	 в	 темноте	 мерцающую	 улыбку,	 которая	 вскоре
скрылась	за	углом.

Она	ждала,	когда	же	на	небе	появится	луна.

*	*	*

Ночь	 опустилась	 на	 Лондон.	 Все	 глуше	 голоса	 в	 гостиницах,	 реже
хлопают	 двери,	 слышатся	 слова	 пьяных	 прощаний,	 бьют	 часы.	 Камилла
увидела	 кошку,	 которая	 прошла	 мимо,	 словно	 женщина	 в	 мехах,	 и



женщину,	 похожую	 на	 кошку,	 –	 обе	 мудрые,	 несущие	 в	 себе	 Древний
Египет,	обе	источали	пряные	ароматы	ночи.

Каждые	четверть	часа	сверху	доносился	голос:
–	Все	в	порядке,	дитя	мое?
–	Да,	отец.
–	Камилла?
–	Мама,	Джейми,	у	меня	все	хорошо.
И	наконец:
–	Спокойной	ночи.
–	Спокойной	ночи.
Погасли	последние	огни.	Лондон	погрузился	в	сон.
Взошла	луна.
И	чем	выше	поднималась	луна,	тем	шире	открывались	глаза	Камиллы,

когда	смотрела	она	на	аллеи,	дворы	и	улицы,	пока	наконец	в	полночь	луна
не	 оказалась	 над	 ней	 и	 засияла,	 словно	 мраморная	 фигура	 над	 древней
усыпальницей.

Движение	в	темноте.
Камилла	насторожилась.
Слабая,	едва	слышная	мелодия	поплыла	в	воздухе.
В	тени	двора	стоял	человек.
Камилла	тихонько	вскрикнула.
Человек	сделал	шаг	вперед	и	оказался	в	лучах	лунного	света.	В	руках

он	держал	лютню,	струны	которой	перебирал,	едва	касаясь	пальцами.	Это
был	 хорошо	 одетый	 мужчина,	 на	 его	 красивом	 лице	 застыло	 серьезное
выражение.

–	Трубадур,	–	прошептала	Камилла.
Человек,	 не	 говоря	 ни	 слова,	 приложил	 палец	 к	 губам	 и	 медленно

приблизился	к	ее	кровати.
–	Что	вы	здесь	делаете,	ведь	сейчас	так	поздно?	–	спросила	девушка.
Она	совсем	не	боялась	–	сама	не	зная	почему.
–	Меня	послал	друг,	чтобы	я	вас	вылечил.
Трубадур	коснулся	струн	лютни.	И	они	сладкозвучно	запели.
–	 Этого	 не	 может	 быть,	 –	 возразила	 Камилла,	 –	 потому	 что	 было

сказано:	меня	вылечит	луна.
–	Так	оно	и	будет,	дева.
–	А	какие	песни	вы	поете?
–	Песни	весенних	ночей,	боли	и	недугов,	не	имеющих	имени.	Назвать

ли	мне	вашу	лихорадку,	дева?
–	Если	вы	знаете,	да.



–	Во-первых,	симптомы:	перемены	температуры,	неожиданный	холод,
сердце	 бьется	 то	 совсем	медленно,	 то	 слишком	 быстро,	 приступы	 ярости
сменяются	 умиротворением,	 опьянение	 от	 глотка	 колодезной	 воды,
головокружение	от	простого	касания	руки	–	вот	такого…

Он	чуть	дотронулся	до	ее	запястья,	заметил,	что	она	готова	лишиться
чувств,	и	отпрянул.

–	Депрессия	сменяется	восторгом,	–	продолжал	трубадур.	–	Сны…
–	Остановитесь!	–	в	изумлении	воскликнула	Камилла.	–	Вы	знаете	про

меня	все.	А	теперь	назовите	имя	моего	недуга!
–	Я	назову.	–	Он	прижал	губы	к	ее	ладони,	и	Камилла	затрепетала.	–

Имя	вашего	недуга	–	Камилла	Уилкес.
–	Как	странно.	–	Девушка	дрожала,	ее	глаза	горели	сиреневым	огнем.	–

Значит,	я	–	моя	собственная	болезнь?	Как	сильно	я	заставила	себя	заболеть!
Даже	сейчас	мое	сердце	это	чувствует.

–	Я	тоже.
–	Мои	руки	и	ноги,	от	них	пышет	летним	жаром!
–	Да.	Они	обжигают	мне	пальцы.
–	Но	вот	подул	ночной	ветер	–	посмотрите,	как	я	дрожу,	мне	холодно!

Я	умираю,	клянусь	вам,	я	умираю!
–	Я	не	дам	тебе	умереть,	–	спокойно	сказал	трубадур.
–	Значит,	вы	доктор?
–	Нет,	я	самый	обычный	целитель,	как	и	тот,	другой,	что	сумел	сегодня

вечером	разгадать	причину	твоих	бед.	Как	девушка,	что	знала	имя	болезни,
но	скрылась	в	толпе.

–	Да,	 я	 поняла	 по	 ее	 глазам:	 она	 догадалась,	 что	 со	мной	 стряслось.
Однако	 сейчас	 мои	 зубы	 выбивают	 дробь.	 А	 у	 меня	 даже	 нет	 второго
одеяла!

–	Тогда	подвинься,	пожалуйста.	Вот	так.	Дай-ка	я	посмотрю:	две	руки,
две	ноги,	голова	и	тело.	Я	весь	тут!

–	Что	такое,	сэр?
–	Я	хочу	согреть	тебя	в	холодной	ночи.
–	Как	печка.	О	сэр,	сэр,	я	вас	знаю?	Как	вас	зовут?
Тень	 от	 его	 головы	 упала	 на	 голову	 Камиллы.	 Она	 снова	 увидела

чистые,	как	озерная	вода,	глаза	и	ослепительную	белозубую	улыбку.
–	Меня	зовут	Боско,	конечно	же,	–	сказал	он.
–	А	есть	ли	святой	с	таким	именем?
–	Дай	мне	час,	и	ты	станешь	называть	меня	этим	именем.
Его	голова	склонилась	ниже.	Полумрак	сыграл	роль	сажи,	и	девушка

радостно	вскрикнула:	она	узнала	своего	мусорщика!



–	 Мир	 вокруг	 меня	 закружился!	 Я	 сейчас	 потеряю	 сознание!
Лекарство,	мой	милый	доктор,	или	все	пропало!

–	Лекарство,	–	сказал	он.	–	А	лекарство	таково…
Где-то	 запели	 кошки.	 Туфля,	 выброшенная	 из	 окошка,	 заставила	 их

спрыгнуть	 с	 забора.	 Потом	 улица	 снова	 погрузилась	 в	 тишину,	 и	 луна
вступила	в	свои	владения…

*	*	*

–	Шшш…
Рассвет.	 На	 цыпочках	 спустившись	 вниз,	 мистер	 и	 миссис	 Уилкес

заглянули	в	свой	дворик.
–	Она	замерзла	до	смерти	этой	ужасной	холодной	ночью,	я	знаю!
–	Нет,	жена,	посмотри!	Она	жива!	На	ее	щеках	розы!	Нет,	больше	того

–	 персики,	 хурма!	 Она	 вся	 светится	 молочно-розовой	 белизной!	 Милая
Камилла,	живая	и	здоровая,	ночь	сделала	тебя	прежней!

Родители	склонились	над	крепко	спящей	девушкой.
–	Она	улыбается,	ей	снятся	сны.	Что	она	говорит?
–	Превосходное	средство,	–	выдохнула	Камилла.
–	Что,	что?
Не	 просыпаясь,	 девушка	 улыбнулась	 снова,	 ее	 улыбка	 была

счастливой.
–	Лекарство,	–	пробормотала	она,	–	от	меланхолии.
Камилла	открыла	глаза.
–	О	мама,	отец!
–	Дочка!	Дитя!	Пойдем	наверх!
–	Нет.	–	Она	нежно	взяла	их	за	руки.	–	Мама?	Папа?
–	Да?
–	Никто	не	увидит.	Солнце	еще	только	встает	над	землей.	Пожалуйста.

Потанцуйте	со	мной.
Они	не	хотели	танцевать.	Но,	празднуя	совсем	не	то,	что	они	думали,

мистер	и	миссис	Уилкес	пустились	в	пляс.



Конец	начальной	поры[5]	
Он	 почувствовал:	 вот	 сейчас,	 в	 эту	 самую	 минуту,	 солнце	 зашло	 и

проглянули	звезды	–	и	остановил	косилку	посреди	газона.	Свежескошенная
трава,	обрызгавшая	его	лицо	и	одежду,	медленно	подсыхала.	Да,	вот	уже	и
звезды	 –	 сперва	 чуть	 заметные,	 они	 все	 ярче	 разгораются	 в	 ясном
пустынном	небе.	Он	 услыхал,	 как	 затворилась	 дверь	 –	 на	 веранду	 вышла
жена,	–	и	он	почувствовал	на	себе	ее	внимательный	взгляд.

–	Уже	скоро,	–	сказала	она.
Он	 кивнул:	 ему	 незачем	 было	 смотреть	 на	 часы.	 Ощущения	 его

поминутно	 менялись:	 он	 казался	 сам	 себе	 то	 глубоким	 стариком,	 то
мальчишкой,	его	бросало	то	в	жар,	то	в	холод.	Вдруг	он	перенесся	за	много
миль	от	дома.	Это	уже	не	он,	это	его	сын	надевает	летную	форму,	проверяет
запасы	 еды,	 баллоны	 с	 кислородом,	 шлем,	 скафандр,	 прикрывая
размеренными	 словами	 и	 быстрыми	 движениями	 громкий	 стук	 сердца,
вновь	 и	 вновь	 охватывающий	 страх,	 –	 и,	 как	 все	 и	 каждый	 в	 этот	 вечер,
запрокидывает	голову	и	смотрит	в	небо,	где	становится	все	больше	звезд.	И
вдруг	он	очутился	на	прежнем	месте,	он	снова	–	только	отец	своего	сына,	и
снова	ладони	его	сжимают	рычаг	косилки.

–	Иди	сюда,	посидим	на	веранде,	–	позвала	жена.
–	Лучше	я	буду	заниматься	делом!
Она	спустилась	с	крыльца	и	подошла	к	нему.
–	Не	тревожься	за	Роберта,	все	будет	хорошо.
–	 Уж	 очень	 это	 ново	 и	 непривычно,	 –	 услышал	 он	 собственный

голос.	–	Никогда	такого	не	бывало.	Подумать	только	–	люди	летят	в	ракете
строить	 первую	 внеземную	 станцию.	 Господи	 Боже,	 да	 это	 просто
невозможно,	ничего	этого	нет	–	ни	ракеты,	ни	испытательной	площадки,	ни
срока	отлета,	ни	строителей.	Может,	и	сына	по	имени	Боб	у	меня	никогда
не	было.	Не	умещается	все	это	у	меня	в	голове!

–	Тогда	чего	ты	тут	стоишь	и	смотришь?
Он	покачал	головой.
–	 Знаешь,	 сегодня	 утром	 иду	 я	 на	 работу	 и	 вдруг	 слышу	 –	 кто-то

хохочет.	Я	так	и	стал	посреди	улицы	как	вкопанный.	Оказывается,	это	я	сам
хохотал!	 А	 почему?	 Потому	 что	 наконец	 понял	 –	 Боб	 и	 вправду	 нынче
летит!	 Наконец	 я	 в	 это	 поверил.	 Никогда	 я	 зря	 не	 ругаюсь,	 а	 тут	 стал
столбом	у	всех	на	дороге	и	думаю:	чудеса,	разрази	меня	гром!	А	потом	сам
не	 заметил,	 как	 запел.	 Знаешь	 эту	 песню:	 «Колесо	 в	 колесе	 высоко	 в



небесах…»?	 И	 опять	 захохотал.	 Надо	 же,	 думаю,	 внеземная	 станция!
Этакое	громадное	колесо,	спицы	полые,	а	внутри	будет	жить	Боб,	а	потом,
через	полгода	или	месяцев	через	восемь,	полетит	к	Луне.	После,	по	дороге
домой,	 я	припомнил,	 как	 там	дальше	поется:	 «Колесом	поменьше	движет
вера,	 колесом	 побольше	 –	 милость	 Божия».	 И	 мне	 захотелось	 прыгать,
кричать,	самому	вспыхнуть	ракетой!

Жена	тронула	его	за	рукав.
–	Если	уж	не	хочешь	на	веранду,	давай	устроимся	поудобнее.
Они	 вытащили	 на	 середину	 лужайки	 две	 плетеные	 качалки	 и	 тихо

сидели	 и	 смотрели,	 как	 в	 темноте	 появляются	 всё	 новые	 звезды,	 точно
блестящие	 крупинки	 соли,	 рассыпанные	 по	 всему	 небу,	 от	 горизонта	 до
горизонта.

–	Мы	 будто	 в	 праздник	фейерверка	ждем,	 –	 после	 долгого	молчания
сказала	жена.

–	Только	нынче	народу	больше…
–	Я	вот	думаю:	в	эту	самую	минуту	миллионы	людей	смотрят	на	небо,

разинув	рот.
Они	ждали	и,	казалось,	всем	телом	ощущали	вращение	Земли.
–	Который	час?
–	Без	одиннадцати	минут	восемь.
–	И	никогда	ты	не	ошибешься!	Видно,	у	тебя	в	голове	устроены	часы.
–	Нынче	я	не	могу	ошибиться.	Я	тебе	точно	скажу,	когда	им	останется

одна	секунда	до	взлета.	Смотри:	сигнал!	Осталось	десять	минут.
На	западном	небосклоне	распустились	четыре	алых	огненных	цветка;

подхваченные	 ветром,	 они	 поплыли,	 мерцая,	 над	 пустыней,	 беззвучно
канули	вниз	и	угасли.

Стало	 темнее	 прежнего,	 муж	 и	 жена	 выпрямились	 в	 качалках	 и
застыли.	Немного	погодя	он	сказал:

–	Восемь	минут.
Молчание.
–	Семь	минут.
Молчание	–	на	этот	раз	оно	словно	тянется	много	дольше.
–	Шесть…
Жена	откинулась	в	качалке,	пристально	смотрит	на	звезды	–	на	те,	что

прямо	над	головой.
–	Зачем	это	все?	–	бормочет	она	и	 закрывает	глаза.	–	Зачем	ракеты	и

этот	вечер?	Зачем?	Если	бы	знать…
Он	 смотрит	 ей	 в	 лицо,	 бледное,	 словно	 припудренное	 отсветом

Млечного	 Пути.	 Он	 уже	 хотел	 ответить,	 но	 передумал	 –	 пусть	 она



договорит.	И	жена	продолжает:
–	 Может	 быть,	 это	 как	 в	 старину,	 когда	 люди	 спрашивали:	 зачем

подниматься	на	Эверест?	А	им	отвечали:	затем,	что	он	существует.	Никогда
я	этого	не	понимала.	По-моему,	это	не	ответ.

«Пять	 минут,	 –	 подумал	 он.	 –	 Время	 идет…	 тикают	 часы	 на	 руке…
колесо	 в	 колесе…	 колесом	 поменьше	 движет…	 колесом	 побольше
движет…	 высоко	 в	 небесах…	 четыре	 минуты!	 Люди	 уже	 устроились
поудобнее	в	ракете,	все	на	местах,	светится	приборная	доска…»

Губы	его	дрогнули.
–	Я	знаю	одно:	это	–	конец	начальной	поры.	Каменный	век,	бронзовый

век,	железный	век	–	теперь	мы	всему	этому	найдем	одно	общее	имя:	век,
когда	 мы	 ходили	 по	 земле	 и	 утром	 спозаранку	 слушали	 птиц	 и	 чуть	 не
плакали	от	зависти.	Может	быть,	мы	назовем	это	время	–	земной	век,	или
век	 земного	 притяжения.	 Миллионы	 лет	 мы	 старались	 побороть	 земное
притяжение.	Когда	мы	были	амебами	и	рыбами,	мы	силились	выйти	из	вод
океана,	да	 так,	 чтобы	нас	не	раздавила	 собственная	 тяжесть.	Очутившись
на	 берегу,	мы	 всячески	 старались	 распрямиться	 и	 чтобы	 сила	 тяжести	 не
переломила	 наше	 новое	 изобретение	 –	 позвоночник.	Мы	 учились	 ходить,
не	спотыкаясь,	и	бегать,	не	падая.	Миллионы	лет	притяжение	удерживало
нас	дома,	 а	 ветер	и	облака,	кузнечики	и	мотыльки	насмехались	над	нами.
Вот	 что	 сегодня	 главное:	 пришел	 конец	 нашему	 старинному	 спутнику	 –
притяжению,	 век	 притяжения	 миновал	 безвозвратно.	 Не	 знаю,	 что	 там
будут	считать	началом	новой	эпохи	–	может,	персов,	они	мечтали	о	ковре-
самолете,	 а	может,	китайцев	–	они,	когда	праздновали	день	рождения	или
Новый	год,	запускали	в	небо	фейерверки	и	воздушных	змеев;	а	может	быть,
счет	начнется	через	час,	неведомо	в	какую	минуту	или	секунду.	Но	сейчас
кончается	эра	долгих	и	тяжких	усилий,	миллионы	лет	–	они	нелегко	дались
нам,	людям,	и	как-никак	делают	нам	честь.

Три	 минуты…	 две	 минуты	 пятьдесят	 девять	 секунд…	 две	 минуты
пятьдесят	восемь	секунд…

–	И	все	равно,	–	сказала	жена,	–	я	не	знаю,	зачем	все	это.
«Две	минуты»,	–	подумал	он.	«Готовы?	Готовы?	Готовы?»	–	окликает

по	 радио	 далекий	 голос.	 «Готовы!	 Готовы!	 Готовы!»	 –	 чуть	 слышно
доносится	 быстрый	 ответ	 из	 гудящей	 ракеты.	 «Проверка!	 Проверка!
Проверка!»

«Сегодня!	–	думал	он.	–	Если	не	выйдет	с	этим	первым	кораблем,	мы
пошлем	другой,	третий.	Мы	доберемся	до	всех	планет,	а	там	и	до	звезд.	Мы
не	остановимся,	и	наконец	громкие	слова	–	бессмертие,	вечность	–	обретут
смысл.	Громкие	слова	–	да,	но	нам	того	и	надо.	Непрерывности.	С	тех	пор



как	мы	научились	говорить,	мы	спрашивали	об	одном:	в	чем	смысл	жизни?
Все	другие	вопросы	нелепы,	когда	смерть	стоит	за	плечами.	Но	дайте	нам
обжить	 десять	 тысяч	 миров,	 что	 обращаются	 вокруг	 десяти	 тысяч
незнакомых	 солнц,	 и	 уже	 незачем	 будет	 спрашивать.	 Человеку	 не	 будет
пределов,	как	нет	пределов	Вселенной.	Человек	будет	вечен,	как	Вселенная.
Отдельные	 люди	 будут	 умирать,	 как	 умирали	 всегда,	 но	 история	 наша
протянется	в	невообразимую	даль	будущего,	мы	будем	знать,	что	выживем
во	 все	 грядущие	 времена,	 –	 и	 станем	 спокойными	и	 уверенными,	 а	 это	 и
есть	ответ	на	тот	извечный	вопрос.	Нам	дарована	жизнь,	и	уж,	по	меньшей
мере,	 мы	 должны	 хранить	 этот	 дар	 и	 передавать	 потомкам	 –	 до
бесконечности.	Ради	этого	стоит	потрудиться!»

Чуть	поскрипывали	плетеные	качалки,	с	шорохом	задевая	траву.	Одна
минута.

–	Одна	минута,	–	сказал	он	вслух.
–	Ох!	–	Жена	порывисто	схватила	его	за	руку.	–	Только	бы	наш	Боб…
–	Все	будет	хорошо!
–	Господи,	помоги	им…	Тридцать	секунд.
–	Теперь	смотри.	Пятнадцать,	десять,	пять…
–	Смотри!
Четыре,	три,	две,	одна.
–	Вот	она!	Вот!
Оба	 вскрикнули.	 Вскочили.	 Опрокинутые	 качалки	 свалились	 наземь.

Шатаясь,	не	видя,	муж	и	жена,	как	слепые,	пошарили	в	воздухе,	схватились
за	руки,	стиснули	пальцы.	В	небе	разгоралось	зарево,	еще	десять	секунд	–	и
взмыла	 огромная	 яркая	 комета,	 затмила	 собою	 звезды,	 прочертила
огненный	 след	 и	 затерялась	 среди	 головокружительных	 россыпей
Млечного	Пути.	Муж	и	жена	ухватились	друг	за	друга,	словно	под	ногами	у
них	 разверзлась	 непостижимая,	 непроглядно-черная,	 бездонная	 пропасть.
Они	смотрели	вверх,	и	плакали,	и	слышали	только	собственные	рыдания.
Прошло	немало	времени,	пока	они	наконец	сумели	заговорить.

–	Она	улетела,	улетела,	правда?
–	Да…
–	И	все	благополучно,	правда?
–	Да…	да…
–	Она	ведь	не	упала?
–	 Нет,	 нет,	 она	 цела	 и	 невредима.	 Боб	 цел	 и	 невредим,	 все

благополучно.
Они	наконец	разняли	руки.	Он	провел	ладонью	по	лицу,	посмотрел	на

свои	мокрые	пальцы.



–	Черт	меня	побери,	–	сказал	он.	–	Черт	меня	побери.
Они	 смотрели	 еще	 пять	 минут,	 потом	 еще	 десять,	 пока	 темную

глубину	 зрачков	 и	 мозга	 не	 стали	 больно	 жечь	 миллионы	 крупинок
огненной	соли.	Пришлось	закрыть	глаза.

–	Что	ж,	–	сказала	она,	–	пойдем	в	дом.
Он	 не	 двинулся	 с	 места.	 Только	 рука	 сама	 собой	 протянулась	 и

нащупала	рычаг	косилки.	И,	заметив,	что	держит	рычаг,	он	сказал:
–	Осталось	еще	немножко	скосить…
–	Так	ведь	ничего	не	видно.
–	Увижу,	–	 сказал	он.	–	Надо	же	мне	кончить.	А	после,	перед	самым

сном,	посидим	немного	на	веранде.
Он	помог	жене	оттащить	на	веранду	качалки,	усадил	ее,	 вернулся	на

лужайку	 и	 снова	 взялся	 за	 косилку.	 Косилка.	 Колесо	 в	 колесе.	 Нехитрая
машина,	 берешься	 обеими	 руками	 за	 рычаг	 и	 ведешь	 ее	 вперед,	 колеса
вертятся,	стрекочут,	а	ты	шагаешь	сзади	и	спокойно	раздумываешь	о	своем.
Шум,	 треск,	 а	 над	 всем	 этим	 –	 покой	 и	 тишина.	 Кружение	 колеса	 –	 и
неслышная	поступь	раздумья.

«Мне	 миллионы	 лет	 от	 роду,	 –	 сказал	 он	 себе.	 –	 Я	 родился	 минуту
назад.	Я	 ростом	 в	 дюйм,	 нет,	 в	 десять	 тысяч	миль.	Я	 опускаю	 глаза	 и	 не
могу	разглядеть	своих	ног,	они	слишком	далеко	внизу».

Он	 вел	 косилку	по	 газону.	Срезанная	 трава	 брызгала	 из-под	ножей	и
мягко	падала	вокруг;	он	вдыхал	ее	свежесть,	упивался	ею	и	чувствовал	–	не
его	одного,	но	все	человечество	наконец-то	омывает	животворный	родник
вечной	 молодости.	 И,	 омытый	 этими	 живительными	 водами,	 он	 снова
вспомнил	песенку	про	колеса,	про	веру	и	про	милость	Божию	там,	высоко	в
небе,	 среди	 миллионов	 неподвижных	 звезд,	 куда	 вторглась	 одна-
единственная,	дерзкая,	и	летит,	и	ее	уже	не	остановить.

Потом	он	скосил	оставшуюся	траву.



Чудесный	костюм	цвета	сливочного
мороженого[6]	

На	город	опускались	летние	сумерки.	Из	дверей	бильярдной,	где	мягко
постукивали	шары,	 вышли	 трое	 молодых	 мексиканцев	 подышать	 теплым
вечерним	 воздухом,	 а	 заодно	 поглядеть	 на	 мир.	 Они	 то	 лениво
переговаривались,	 то	 молча	 смотрели,	 как	 по	 горячему	 асфальту,	 словно
черные	пантеры,	скользят	лимузины	или,	разбрасывая	громы	и	молнии,	как
грозовая	туча,	проносятся	трамваи,	затихая	вдали.

–	 Эх,	 –	 вздохнул	 Мартинес,	 самый	 молодой	 и	 самый	 печальный	 из
троих.	–	Чудесный	вечер,	а,	ребята?	Чудесный…

Ему	казалось,	что	в	этот	вечер	мир	то	приближается	к	нему,	то	снова
отдаляется.	 Снующие	 мимо	 прохожие	 вдруг	 оказывались	 словно	 на
противоположном	 тротуаре,	 а	 дома,	 стоящие	 на	 расстоянии	 пяти	 миль,
вдруг	низко	склонялись	над	ним.	Но	чаще	люди,	машины,	дома	были	где-то
по	 ту	 сторону	 невидимого	 барьера	 и	 были	 недосягаемы.	 В	 этот	 жаркий
летний	вечер	лицо	юного	Мартинеса	застыло,	словно	скованное	морозом.

–	В	такие	вечера	хорошо	мечтать…	мечтать	о	многом…
–	 Мечтать!	 –	 воскликнул	 тот,	 которого	 звали	 Вильянасул.	 У	 себя	 в

комнатушке	он	вслух	громко	читал	книги,	но	на	улице	всегда	говорил	почти
шепотом.	–	Мечтать	–	это	бесполезное	занятие	для	безработных.

–	 Безработных?	 –	 воскликнул	 небритый	 Ваменос.	 –	 Вы	 только
послушайте!	А	кто	же	мы,	по-твоему?	У	нас	ведь	тоже	нет	ни	работы,	ни
денег.

–	А	значит,	–	заключил	Мартинес,	–	нет	и	друзей.
–	Это	верно.	–	Взгляд	Вильянасула	был	устремлен	в	сторону	площади,

где	 тихий	 летний	 ветерок	 шевелил	 кроны	 пальм.	 –	 Знаете,	 чего	 бы	 мне
хотелось?	Мне	хотелось	бы	пойти	на	площадь,	потолкаться	среди	деловых
людей,	 побеседовать	 с	 теми,	 кто	 приходит	 туда	 по	 вечерам,	 чтобы
поговорить	 о	 делах	 на	 бирже.	 Но	 пока	 я	 так	 одет,	 пока	 я	 бедняк,	 они	 не
станут	 со	 мной	 разговаривать.	 Ничего,	 Мартинес,	 зато	 у	 нас	 троих	 есть
дружба.	 А	 дружба	 бедняков	 –	 это	 что-нибудь	 да	 значит.	 Это	 настоящая
дружба…	Мы…

В	эту	минуту	мимо	прошел	красивый	молодой	мексиканец	с	тонкими
усиками:	на	каждой	руке	у	него	повисла	хохочущая	девица.

–	 Madre	 mia!	 –	 хлопнул	 себя	 по	 лбу	 Мартинес.	 –	 А	 как	 вот	 этому



удалось	подцепить	сразу	двух	подружек?
–	 Ему	 помог	 его	 красивый	 белый	 костюм.	 –	 Ваменос	 грыз	 свой

грязный	ноготь.	–	Видать,	он	из	ловкачей.
Прислонившись	 к	 стене,	 Мартинес	 провожал	 взглядом	 хохочущую

компанию.	 В	 доме	 напротив	 открылось	 окно	 четвертого	 этажа,	 и	 из	 него
выглянула	красивая	девушка;	 ветер	ласково	 заиграл	ее	легкими	волосами.
Мартинес	знал	эту	девушку	вечность,	целых	шесть	недель.	Он	кивал	ей,	он
приветственно	поднимал	руку,	улыбался,	подмигивал,	даже	кланялся	ей	на
улице	 или	 когда,	 навещая	 друзей,	 встречал	 ее	 в	 вестибюле	 дома,	 или	 в
городском	парке,	или	в	центре	города.	Но	девушка	лишь	подставила	лицо
ветру.	Юноша	не	существовал	для	нее	–	его	словно	и	не	было.

–	Madre	mia!	–	Мартинес	отвел	от	нее	взгляд	и	снова	посмотрел	вдоль
улицы;	мексиканец	и	девицы	уже	заворачивали	за	угол.	–	Эх,	был	бы	у	меня
такой	 костюм.	 Мне	 не	 нужно	 даже	 денег,	 только	 бы	 иметь	 приличный
костюм.

–	Не	знаю,	стоит	ли	советовать,	–	вдруг	сказал	Вильянасул,	–	но	что,
если	 бы	 тебе	 повидаться	 с	 Гомесом.	Он	 уже	месяц	 что-то	 толкует	 насчет
костюма.	Я	пообещал	 ему,	 что	 войду	 в	 пай,	 лишь	бы	отвязаться.	Уж	 этот
Гомес!

–	Эй,	приятель,	–	раздался	чей-то	тихий	голос.
–	Гомес!	 –	Трое	друзей	обернулись	и	 с	 любопытством	уставились	на

подошедшего.
С	 какой-то	 странной	 улыбкой	 Гомес	 вытащил	 бесконечно	 длинную

желтую	ленту,	которая	заплескалась	и	зашелестела	на	ветру.
–	Гомес!	–	воскликнул	Мартинес.	–	Зачем	тебе	портновский	метр?
Гомес	расплылся	в	улыбке:
–	Я	снимаю	мерку.
–	Мерку?
–	 Стой	 спокойно.	 –	 Гомес	 окинул	 Мартинеса	 оценивающим

взглядом.	–	Caramba!	Где	же	ты	был	все	это	время?	А	ну-ка,	давай!
Мартинес	 почувствовал,	 как	 ему	 измеряют	 длину	 руки,	 ноги,	 затем

объем	груди.
–	Стой	спокойно!	–	покрикивал	Гомес.	–	Руки	–	точно.	Ноги,	 грудь	–

великолепно!	 А	 теперь	 быстрее	 рост!	 Пять	 футов	 пять	 дюймов!
Подходишь!	 Давай	 руку!	 –	 Тряся	 Мартинеса	 за	 руку,	 он	 вдруг
воскликнул:	–	Подожди,	а	есть	у	тебя	десять	долларов?

–	 У	 меня	 есть!	 –	 Ваменос	 помахал	 грязными	 бумажками.	 –	 Сними
мерку	с	меня,	Гомес.

–	 Весь	 мой	 капитал	 –	 это	 девять	 долларов	 девяносто	 два	 цента.	 –



Мартинес	пошарил	в	карманах.	–	Ты	считаешь,	что	этого	хватит	на	новый
костюм?	Как	же	это	так?

–	А	так.	Потому	что	у	тебя	подходящий	размер!
–	Сеньор	Гомес,	но	я	совсем	не	знаю	вас…
–	Не	знаешь?	Ничего,	теперь	мы	будем	жить	вместе.	Пошли!
Гомес	 исчез	 в	 дверях	 бильярдной.	 Мартинес,	 сопровождаемый

деликатным	 Вильянасулом	 и	 подталкиваемый	 нетерпеливым	 Ваменосом,
тоже	очутился	в	бильярдной.

–	Домингес!	–	позвал	Гомес.	Разговаривающий	по	телефону	Домингес
подмигнул	вошедшим.	В	трубке	пронзительно	пищал	женский	голос.

–	Мануло!	–	крикнул	Гомес.
Мануло,	 опрокидывающий	 в	 рот	 содержимое	 винной	 бутылки,

обернулся.	Гомес	указал	на	Мартинеса:
–	Я	нашел	вам	пятого	партнера!
Домингес	ответил:
–	У	меня	свидание,	не	мешай…
И	 вдруг	 умолк.	 Трубка	 выпала	 у	 него	 из	 рук.	 Маленькая	 черная

записная	книжка,	полная	имен	и	телефонов,	быстро	исчезла	в	кармане.
–	Гомес,	ты?!.
–	 Да,	 да!	 Давай	 скорее	 деньги.	 Выкладывай!	 –	 В	 телефонной	 трубке

продолжал	пищать	женский	голос.
Домингес	в	нерешительности	поглядывал	на	трубку.
Мануло	 поглядывал	 то	 на	 пустую	 бутылку,	 которую	 продолжал

держать	в	руках,	то	на	вывеску	винной	лавки	напротив.
Мануло	 и	 Домингес	 неохотно	 выложили	 по	 десять	 долларов	 на

зеленое	сукно	бильярдного	стола.
Изумленный	Вильянасул	последовал	их	примеру.	То	же	самое	сделал	и

Гомес,	толкнув	в	бок	Мартинеса.	Мартинес	пересчитал	смятые	бумажки	и
мелочь.	Гомес	жестом	опытного	крупье	сгреб	деньги.

–	 Пятьдесят	 долларов!	 Костюм	 стоит	 шестьдесят!	 Нам	 нужны	 еще
десять	долларов.

–	 Погоди,	 Гомес!	 –	 воскликнул	Мартинес.	 –	 Ты	 говоришь	 об	 одном
костюме?	Uno?

–	 Uno!	 –	 Гомес	 поднял	 кверху	 палец.	 –	 Один	 великолепный	 летний
костюм	 цвета	 сливочного	 мороженого.	 Светлый-светлый,	 как	 луна	 в
августе.

–	Чей	же	он	будет?
–	Мой!	–	крикнул	Мануло.
–	Мой!	–	крикнул	Домингес.



–	Мой!	–	крикнул	Вильянасул.
–	Мой!	–	крикнул	Гомес.	–	И	твой,	Мартинес.	Друзья,	покажем	ему,	а?

Становитесь-ка	все	в	ряд.
Вильянасул,	 Мануло,	 Домингес	 и	 Гомес	 выстроились	 в	 ряд	 у	 стены

бильярдного	зала.
–	Мартинес,	становись-ка	и	ты	тоже!	А	теперь,	Ваменос,	положи	нам

на	головы	бильярдный	кий.
–	Сейчас,	Гомес,	сейчас.
Мартинес	 почувствовал,	 как	 на	 его	 макушку	 лег	 бильярдный	 кий,	 и

высунулся	вперед,	чтобы	посмотреть,	что	происходит.
–	О!	–	воскликнул	он.
Кий	 ровно	 лежал	 на	 головах	 пятерых	 парней.	 Ваменос,	 широко

улыбаясь,	легко	двигал	его	взад	и	вперед.
–	Мы	все	одного	роста!	–	вскричал	Мартинес.
–	Одного!	–	засмеялись	приятели.
Гомес	пробежал	вдоль	шеренги,	шелестя	желтым	портновским	метром,

прикладывая	его	то	к	одному,	то	к	другому	юноше,	отчего	те	смеялись	еще
громче.

–	Точно!	–	заявил	он.	–	Подумайте	только,	понадобился	месяц,	целых
четыре	 недели,	 чтобы	 подобрать	 четырех	 парней	 одинакового	 роста	 и
сложения.	 Целый	 месяц	 я	 искал	 и	 снимал	 мерки.	Мне	 попадались	 парни
ростом	 в	 пять	футов	 и	 пять	 дюймов,	 но	 они	 были	 либо	 слишком	 толсты,
либо	 слишком	 тонки.	 Иногда	 у	 них	 были	 длинные	 руки	 или	 слишком
длинные	ноги.	Эх,	ребята,	если	бы	вы	знали,	скольких	пришлось	обмерить!
А	теперь	нас	пятеро	совсем	одинаковых	–	в	плечах	и	в	 груди,	одинаковая
длина	рук	и	одинаковый	вес!	Ох,	ребята!

Мануло,	Домингес,	Вильянасул,	Гомес,	 а	 за	ними	и	Мартинес	встали
один	за	другим	на	весы;	весы-автомат,	пощелкивая,	выбрасывали	билетики
с	 обозначенным	 на	 них	 весом.	 Ваменос,	 улыбаясь	 во	 весь	 рот,	 кидал	 в
автомат	монетки.	С	бьющимся	сердцем	Мартинес	прочел	свой	билетик.

–	 Сто	 тридцать	 пять	 фунтов…	 сто	 тридцать	 шесть…	 сто	 тридцать
три…	сто	тридцать	четыре…	сто	тридцать	семь…	Это	чудо!

–	Нет,	–	просто	сказал	Вильянасул,	–	это	просто	Гомес.
Они	улыбались	своему	доброму	гению,	а	он	сгреб	их	всех	в	охапку.
–	 Ну,	 не	 молодцы	 ли	 мы,	 ребята?	 –	 удивлялся	 он	 сам.	 –	 Все	 одного

роста,	 и	 у	 всех	 одна	мечта	 –	 костюм!	Каждый	из	нас	 будет	 красавцем	по
крайней	мере	один	раз	в	неделю,	а?

–	 Я	 уже	 не	 помню,	 когда	 я	 был	 красивым,	 –	 сказал	 Мартинес.	 –
Девушки	шарахаются	от	меня.



–	Теперь	они	остолбенеют	от	восхищения,	когда	увидят	тебя,	–	сказал
Гомес,	 –	 увидят	 в	 новеньком	 летнем	 костюме	 цвета	 сливочного
мороженого.

–	Гомес,	–	сказал	Вильянасул,	–	можно	мне	задать	тебе	вопрос?
–	Конечно.
–	Когда	мы	купим	этот	прекрасный	летний	костюм	цвета	 сливочного

мороженого,	 не	 может	 ли	 случиться	 так,	 что	 ты	 наденешь	 его,	 сядешь	 в
автобус	и	уедешь	в	Эль-Пасо	эдак	на	годик,	а?

–	Вильянасул,	Вильянасул,	как	можешь	ты	такое	говорить?
–	Что	видят	глаза,	то	говорит	язык,	–	сказал	Вильянасул.	–	А	помнишь

беспроигрышную	лотерею,	которую	ты	устроил	и	в	которую	так	никто	и	не
выиграл?	Или	компанию	«Перец	с	мясом	и	фасолью»,	которую	ты	задумал
создать,	но	только	задолжал	за	аренду	помещения?

–	Ошибки	молодости,	 –	 сказал	Гомес.	 –	Ну,	 довольно.	В	 такую	жару
обязательно	 кто-нибудь	 купит	 наш	 костюм.	Он	 стоит	 в	 витрине	 магазина
«Солнечные	 костюмы	фирмы	Шамуэй».	У	меня	 есть	 пятьдесят	 долларов.
Нам	нужен	еще	один	партнер.

Мартинес	 видел,	 как	 его	 ищущий	 взгляд	 пробежал	 по	 залу.	 Он	 тоже
стал	 разглядывать	 присутствующих.	 Глаза	 его	 миновали,	 не
останавливаясь,	 Ваменоса,	 затем	 неохотно	 вернулись	 к	 нему;	 он	 увидел
грязную	сорочку	Ваменоса,	толстые,	желтые	от	никотина	пальцы.

–	Я!	–	наконец	не	выдержал	Ваменос.	–	Снимите	мерку	с	меня!	Мои
руки	слишком	велики	от	рытья	канав,	это	верно,	но	фигура…

В	эту	минуту	Мартинес	снова	услышал	на	тротуаре	шаги	несносного
мексиканца	и	его	хохочущих	девиц.

Тень	беспокойства,	словно	летняя	туча,	пробежала	по	лицам	друзей.
Ваменос	 медленно	 ступил	 на	 весы	 и	 опустил	 в	 автомат	 монету.

Зажмурив	глаза,	он	начал	шептать	слова	молитвы:
–	Madre	mia,	прошу	тебя…
Автомат	щелкнул	и	выбросил	билетик.	Ваменос	открыл	глаза.
–	Смотрите!	Сто	тридцать	пять	фунтов!	Еще	одно	чудо!
Все	 смотрели	 на	 билетик	 в	 правой	 руке	 Ваменоса	 и	 засаленную

десятидолларовую	бумажку	в	левой.
Гомес	дрогнул.	Покрывшись	испариной,	он	облизнул	губы.	Затем	его

рука	рванулась	вперед	и	схватила	деньги.
–	В	магазин!	За	костюмом!	Пошли!
Они	бросились	из	бильярдной.
В	 забытой	 телефонной	 трубке	 все	 еще	 пищал	 женский	 голос.

Мартинес,	выбегающий	последним,	повесил	трубку	на	рычаг.	Во	внезапно



наступившей	тишине	он	покачал	головой:
–	 Santos,	 это	 сон!	 Шесть	 человек	 и	 один	 костюм.	 Что	 это	 будет?

Безумие?	Поножовщина?	Убийства?	Но	я	иду.	Гомес,	подожди	меня!
Мартинес	был	молод.	Он	бегал	быстро.
Мистер	 Шамуэй,	 владелец	 магазина	 «Солнечные	 костюмы	 фирмы

Шамуэй»,	 развешивал	 галстуки	 и	 вдруг	 замер,	 словно	 почувствовал,	 что
перед	его	лавкой	творится	что-то	необычное.

–	Лео,	–	шепнул	он	помощнику.	–	Посмотри…
Мимо,	 лишь	 заглянув	 в	 лавку,	 прошел	 Гомес.	 Торопливо	 прошли,

бросив	 взгляд	 в	 открытую	 дверь,	 Мануло	 и	 Домингес.	 Вильянасул,
Мартинес	и	Ваменос,	толкая	друг	друга,	проделали	то	же	самое.

–	Лео,	–	мистер	Шамуэй	проглотил	слюну,	–	звони	в	полицию.
Вдруг	 все	 шестеро	 возникли	 в	 дверях.	 Зажатый	 между	 приятелями

Мартинес,	с	неприятным	ощущением	в	желудке,	с	возбужденным	красным
лицом,	улыбался	так	широко,	что	Лео	положил	трубку	на	рычаг.

–	 Вот	 это	 да!	 –	 тяжело	 дыша,	 с	 выпученными	 глазами,	 сказал
Мартинес.	–	Вот	шикарный	костюм.

–	Нет,	–	сказал	Мануло,	гладя	борта	другого	костюма.	–	Вот	этот.
–	Есть	только	один-единственный	костюм	на	свете,	–	спокойно	заявил

Гомес.	 –	 Мистер	Шамуэй,	 костюм	 цвета	 сливочного	 мороженого,	 размер
тридцать	четыре,	он	был	в	витрине	час	назад.	Неужели	вы	его	продали?

–	 Продал?	 Нет,	 нет,	 –	 облегченно	 вздохнул	 мистер	Шамуэй.	 –	 Он	 в
примерочной.	На	манекене.

Мартинес	 не	 помнил,	 он	 ли	 первым	 бросился	 вперед	 и	 увлек
остальных,	 или	 это	 они	 побежали	 и	 увлекли	 его	 за	 собой,	 но	 все	 вдруг
пришли	в	движение.	Мистер	Шамуэй	поторопился	опередить	их.

–	Сюда,	сюда,	джентльмены.	Ну	а	который	же	из	вас…
–	 Один	 за	 всех,	 все	 за	 одного!	 –	 услышал	 свой	 голос	 Мартинес	 и

рассмеялся.	–	Мы	все	примеряем	этот	костюм.
–	Все?	 –	Мистер	Шамуэй	 ухватился	 за	 занавес	 примерочной,	 словно

его	 магазин	 вдруг	 стал	 кораблем,	 попавшим	 в	 шторм.	 Он	 глядел	 на	 них
непонимающим	взглядом.

«Смотри,	 смотри,	 –	 думал	 Мартинес,	 –	 видишь,	 мы	 улыбаемся.	 А
теперь	 посмотри	 на	 наши	 фигуры.	 Смерь-ка	 отсюда	 сюда	 и	 оттуда	 туда,
сверху	вниз	и	снизу	вверх,	теперь	понимаешь?»

Да,	мистер	Шамуэй	все	понял.	Он	кивнул.	Он	пожал	плечами.
–	 Все!	 –	 Он	 широко	 распахнул	 занавес	 примерочной.	 –	 Сюда.

Покупайте	костюм,	и	я	дам	вам	в	придачу	манекен.
Мартинес	осторожно	заглянул	в	примерочную;	за	ним	то	же	проделали



остальные.
Костюм	был	там.
И	он	был	белый.
Мартинесу	стало	трудно	дышать.	Да	он	и	не	хотел	дышать.
Ему	нельзя	было	дышать.	Он	боялся,	что	от	его	дыхания	костюм	вдруг

растает.	Нет,	ему	достаточно	лишь	глядеть	на	этот	костюм.
Наконец,	глубоко,	прерывисто	вздохнув,	он	прошептал:
–	Ay,	ay,	caramba!
–	Глазам	даже	больно,	–	прошептал	Гомес.
–	Мистер	Шамуэй,	 –	 услышал	Мартинес	шепот	Лео.	 –	 Это	 опасный

прецедент.	Если	все	начнут	покупать	один	костюм	на	шестерых…
–	Лео,	–	сказал	мистер	Шамуэй,	–	ты	когда-нибудь	видел,	чтобы	один

костюм	 в	 пятьдесят	 девять	 долларов	 мог	 осчастливить	 сразу	 шестерых
мужчин?

–	Крылья	ангела,	–	шептал	Мартинес.	–	Белые	крылья	ангела.
Мартинес	 почувствовал,	 как	 через	 его	 плечо	 в	 примерочную

просунулась	голова	мистера	Шамуэя.
Белое	сияние	разлилось	по	примерочной.
–	 Знаешь,	 Лео,	 –	 благоговейно	 прошептал	 мистер	 Шамуэй.	 –	 Это

действительно	замечательный	костюм.

*	*	*

Гомес,	 насвистывая,	 с	 громкими	 радостными	 возгласами	 вбежал	 на
площадку	третьего	этажа,	обернулся	и	помахал	рукой	друзьям;	они,	смеясь,
взбежали	 за	 ним,	 запыхавшиеся,	 тоже	 остановились	 и	 присели	 на
ступеньки	лестницы.

–	 Сегодня	 вечером!	 –	 крикнул	 Гомес.	 –	 Вы	 все	 сегодня	 вечером
переселяетесь	ко	мне.	Мы	сэкономим	на	квартирной	плате,	на	одежде,	 а?
Ну	конечно,	Мартинес,	костюм	у	тебя?

–	Где	же	ему	быть?	–	Мартинес	весело	поднял	красивую	подарочную
коробку.	–	Вот	он,	наш	подарок	друг	другу.

–	Ваменос,	манекен	у	тебя?
–	Вот	он!
Жуя	 старый	 сигарный	 окурок	 и	 разбрасывая	 вокруг	 снопы	 искр,

Ваменос	 вдруг	 оступился.	 Манекен	 упал,	 перевернулся	 раза	 два	 и	 с
грохотом	полетел	вниз	по	ступенькам.

–	Ваменос!	Болван!	Растяпа!



Манекен	 тут	 же	 был	 отобран	 у	 Ваменоса.	 Подавленный	 Ваменос
оглядывался	вокруг	так,	словно	что-то	потерял.

Мануло	щелкнул	пальцами:
–	Эй,	Ваменос,	надо	отпраздновать.	Пойди-ка	возьми	вина	в	долг.
Ваменос	ринулся	вниз	по	лестнице,	словно	комета,	оставляя	за	собой

хвост	сигарных	искр.
Друзья	внесли	костюм	в	комнату.	Мартинес	задержался	в	коридоре.	Он

смотрел	на	Гомеса.
–	У	тебя	больной	вид,	Гомес.
–	Так	оно	и	есть,	я	болен,	–	сказал	Гомес.	–	Что	я	наделал?	–	Он	кивнул

в	сторону	комнаты,	где	двигались	тени	трех	приятелей,	возившихся	около
манекена.	 –	 Я	 выбрал	 Домингеса,	 бабника	 и	 волокиту.	 Ладно.	 Я	 выбрал
Мануло,	который	пьет,	но	зато	поет	голосом	нежным,	как	у	девушки.	Ты	по
крайней	мере	моешь	за	ушами.	Но	что	я	сделал	дальше?	Стал	я	ждать?	Нет.
Я	захотел	купить	этот	костюм	немедленно.	И	для	этого	я	взял	в	партнеры
неотесанного	 чурбана	 и	 дал	 ему	 право	 надевать	 этот	 костюм…	 –	 Он
растерянно	умолк.	–	Он	наденет	его,	упадет	в	нем	в	грязь	или	выйдет	под
дождь.	Зачем,	зачем	я	сделал	это?

–	Гомес,	–	послышался	шепот	Вильянасула.	–	Костюм	уже	готов.	Иди
взгляни,	как	он	выглядит	при	свете	твоей	лампочки.

Гомес	и	Мартинес	вошли.
В	центре	комнаты	на	манекене	висело	фосфоресцирующее	чудо,	белое,

сияющее	 видение	 с	 необыкновенно	 отутюженными	 лацканами,	 с
потрясающе	 аккуратными	 стежками	 и	 безукоризненной	 петлицей.	 Белый
отблеск	 костюма	 упал	 на	 лицо	 Мартинеса,	 и	 ему	 показалось,	 что	 он	 в
церкви.	Белый!	Белый!	Словно	самое	белое	из	всех	ванильных	мороженых,
словно	парное	молоко,	 доставляемое	молочником	на	рассвете.	Белый,	 как
одинокое	зимнее	облако	в	лунную	ночь.	От	одного	его	вида	в	этой	душной
летней	 комнате	 дыхание	 людей	 застывало	 в	 воздухе.	 Даже	 закрыв	 глаза,
Мартинес	 его	 видел.	 Он	 знал,	 какого	 цвета	 сны	 будут	 сниться	 ему	 в	 эту
ночь.

–	Белый…	–	шептал	Вильянасул.	–	Белый,	как	снег	на	вершине	горы
возле	нашего	городка	в	Мексике;	эту	гору	называют	Спящая.

–	Повтори,	что	ты	сказал,	–	попросил	его	Гомес.
Гордый	и	несколько	смущенный	Вильянасул	был	рад	повторить:
–	…белый,	как	снег	на	вершине	горы,	которую	называют…
–	А	вот	и	я!
Они	 испуганно	 обернулись.	 В	 дверях	 стоял	 Ваменос	 с	 бутылками	 в

руках.



–	Празднуем!	Глядите,	что	я	принес!	А	теперь	скажите,	кто	же	наденет
костюм	сегодня?	Я?

–	Сейчас	уже	поздно,	–	возразил	Гомес.
–	Поздно?!	Всего	четверть	десятого.
–	Поздно?	–	возмущенно	повторили	остальные.	–	Поздно?
Гомес	 попятился	 назад	 от	 этих	 людей,	 которые	 горящими	 глазами

смотрели	то	на	него,	то	на	костюм,	то	в	открытое	окно.
За	 окном	 внизу,	 думал	 Мартинес,	 был,	 в	 сущности,	 чудесный

субботний	вечер,	и	в	теплых	спокойных	сумерках	плыли	женщины,	словно
цветы,	брошенные	в	тихие	воды	ручья.	Печальный	стон	вырвался	из	груди
мужчин.

–	 Гомес,	 у	 меня	 предложение.	 –	 Вильянасул	 смочил	 языком	 кончик
карандаша	и	на	листке	блокнота	составил	расписание:	–	Ты	носишь	костюм
с	девяти	тридцати	до	десяти,	Мануло	–	до	десяти	тридцати,	Домингес	–	до
одиннадцати,	 я	 –	 до	 половины	 двенадцатого,	Мартинес	 –	 до	 двенадцати,
а…

–	 Почему	 я	 должен	 быть	 последним?	 –	 недовольно	 воскликнул
Ваменос.

Мартинес	быстро	нашелся	и	сказал	с	улыбкой:
–	А	ведь	после	двенадцати	самое	лучшее	время,	дружище.
–	Это	верно,	–	согласился	Ваменос.	–	Я	не	подумал	об	этом.	Ладно.
Гомес	вздохнул:
–	 Хорошо.	 Каждый	 по	 полчаса.	 Но	 с	 завтрашнего	 дня,	 запомните,

каждый	из	нас	надевает	костюм	только	раз	в	неделю.	А	в	воскресенье	мы
тянем	жребий,	кому	надеть	его	еще	раз.

–	Мне!	–	со	смехом	воскликнул	Ваменос.	–	Я	везучий.
Гомес	крепко	ухватился	за	Мартинеса.
–	Гомес,	ты	первый.	Надевай	же,	–	подтолкнул	его	Мартинес.
Гомес	 не	 мог	 оторвать	 глаз	 от	 злополучного	 Ваменоса.	 Наконец

жестом	отчаяния	он	сорвал	с	себя	сорочку:
–	Э-эх!
Тихий	шелест	полотна	–	чистая	сорочка.
–	Ох!..
Как	приятна	на	ощупь	чистая	одежда,	думал	Мартинес,	держа	наготове

пиджак.	Как	она	приятно	шуршит,	как	приятно	пахнет!
Позвякивание	пряжек	–	брюки;	шелест	–	галстук,	подтяжки.	Шорох	–

Мартинес	набросил	пиджак,	и	он	ловко	сел	на	податливые	плечи	Гомеса.
–	Ole!
Гомес	 повернулся,	 как	 матадор,	 в	 чудесном,	 излучающем	 сияние



костюме.
–	Ole,	Гомес,	ole!
Гомес	отвесил	поклон	и	направился	к	двери.
Мартинес	впился	глазами	в	циферблат	своих	часов.	Ровно	в	десять	он

услышал	чьи-то	неуверенные	шаги	в	коридоре,	словно	человек	заблудился.
Он	открыл	дверь	и	выглянул.

По	коридору	бесцельно	брел	Гомес.
«У	него	больной	вид,	–	подумал	Мартинес.	–	Нет,	у	него	потерянный,

потрясенный,	удивленный	вид».
–	Сюда,	Гомес,	сюда!
Гомес	круто	повернулся	и	наконец	нашел	дверь.
–	О,	друзья,	друзья,	–	сказал	он.	–	Друзья,	вы	не	представляете!..	Этот

костюм,	этот	костюм!..
–	Расскажи	нам,	Гомес!	–	попросил	Мартинес.
–	Не	могу,	не	могу!	–	Гомес	воздел	глаза	к	небу,	поднял	кверху	широко

раскинутые	руки.
–	Расскажи,	Гомес!
–	Нет	 слов,	 нет	 слов.	 Вы	 должны	 увидеть	 сами.	Да-да,	 сами…	–	Он

молчал,	 тряся	 головой,	 пока	 не	 вспомнил,	 что	 все	 стоят	 и	 ждут.	 –	 Кто
следующий?	Мануло!

Мануло	в	одних	трусах	выскочил	вперед:
–	Я	готов!
Все	засмеялись,	закричали,	засвистели.
Мануло,	 надев	 костюм,	 ушел.	 Его	 не	 было	 двадцать	 девять	 минут	 и

тридцать	 секунд.	 Он	 вошел	 в	 комнату,	 не	 отпуская	 ручку	 двери,	 он
держался	 руками	 за	 стены,	 он	 ощупывал	 собственные	 руки,	 проводил
ладонями	по	лицу.

–	Дайте	мне	рассказать	вам,	–	наконец	промолвил	он.	–	Compadres,	я
зашел	в	бар.	Нет,	я	не	заходил	в	бар,	слышите?	Я	не	пил.	Потому	что,	пока	я
шел	туда,	я	уже	начал	смеяться	и	петь.	Почему?	Почему?	–	спрашивал	я	сам
себя.	Потому	что	от	этого	костюма	мне	стало	веселее,	чем	от	вина.	От	этого
костюма	 я	 стал	 пьян,	 пьян,	 пьян!	 Поэтому	 я	 зашел	 в	 закусочную
«Гвадалахара»,	 играл	 там	 на	 гитаре	 и	 спел	 четыре	 песни	 очень	 высоким
голосом.	Этот	костюм,	ах,	этот	костюм!

Домингес	–	теперь	была	его	очередь	–	ушел	и	вернулся.
Черная	 записная	 книжка	 с	 телефонными	 номерами,	 подумал

Мартинес.	 Она	 была	 у	 него	 в	 руках,	 когда	 он	 уходил.	 А	 теперь	 руки	 его
пусты.	Что	это?	Что?

–	 На	 улице,	 –	 сказал	 Домингес	 с	 широко	 раскрытыми	 глазами,



переживая	 все	 заново,	 –	 когда	 я	 шел,	 одна	 женщина	 воскликнула:
«Домингес,	 неужели	 это	 ты?»	А	другая	 сказала:	 «Домингес?	Нет,	 это	 сам
Кецалькоатль.	 Великий	 Белый	 Бог,	 пришедший	 с	 Востока».	 Слышите?	 И
мне	сразу	же	расхотелось	встречаться	одновременно	с	шестью,	с	восемью
женщинами.	Должна	быть	одна,	подумал	я,	одна!	И	кто	знает,	что	я	скажу
ей,	этой	одной.	«Будь	моей».	Или:	«Выходи	за	меня	замуж».	Caramba!	Этот
костюм	опасен.	Но	мне	плевать	на	это.	Я	живу,	я	живу!	Гомес,	с	тобой	тоже
такое	творилось?

Гомес,	все	еще	ошеломленный	тем,	что	пережил	в	этот	вечер,	покачал
головой:

–	Не	надо,	не	говори.	Слишком	много	всего.	Потом.	Вильянасул!
Вильянасул	смущенно	вышел	вперед.
Вильянасул	 смущенно	 покинул	 комнату.	 Вильянасул	 смущенно

вернулся	обратно.
–	Представьте,	 –	 сказал	 он,	 ни	 на	 кого	 не	 глядя,	 опустив	 глаза	 вниз,

словно	 обращаясь	 к	 половицам.	 –	 Зеленая	 площадь,	 группа	 пожилых
коммерсантов	 и	 дельцов	 под	 открытым	 звездным	 небом	 –	 они	 говорят,
кивают,	 опять	 говорят.	 Потом	 один	 из	 них	 что-то	 шепчет,	 все
поворачиваются,	 расступаются,	 и	 через	 образовавшийся	 проход,	 словно
сноп	 света	 сквозь	 льдину,	 проходит	 белое	 видение,	 а	 внутри	 его	 –	 я.	 Я
делаю	глубокий	вдох,	в	животе	у	меня	словно	желе,	голос	мой	еле	слышен,
но	 вот	 он	 становится	 громче.	 Что	 же	 я	 говорю?	 Я	 говорю:	 «Друзья,	 вы
читали	 «Sartor	 Resartus»	 Карлейля?	 В	 этой	 книге	 мы	 находим	 изложение
его	философии	одежды…»

Наконец	 пришла	 очередь	Мартинеса	 надеть	 костюм	 и	 отправиться	 в
неизвестность.

Четыре	 раза	 он	 обошел	 квартал,	 четыре	 раза	 останавливался	 под
балконом	дома	и	глядел	вверх	на	освещенное	окно:	там	двигалась	тень	–	за
этим	окном	была	прекрасная	девушка,	она	появлялась	и	исчезала.	Лишь	на
пятый	раз	 он	 увидел	 ее	на	 балконе	 –	 летняя	жара	 выгнала	 ее	из	 комнаты
подышать	ночной	прохладой.	Она	посмотрела	вниз.	Она	сделала	знак.

Вначале	 ему	 показалось,	 что	 она	машет	 ему.	 Ему	 показалось,	 что	 он
привлек	ее	внимание,	словно	белый	гейзер.	Но	она	никому	не	махала.	Еще
жест	 –	 и	 пара	 очков	 в	 темной	 оправе	 украсила	 ее	 переносицу.	 Девушка
посмотрела	на	Мартинеса.

«Ага,	вот	оно	что,	–	подумал	он.	–	Ну	что	ж,	даже	слепые	видят	этот
костюм».	 Он	 улыбнулся	 ей.	 Ему	 уже	 не	 надо	 было	 махать	 ей	 рукой.
Наконец-то	и	она	улыбнулась	в	ответ.	И	ей	тоже	не	надо	было	махать	ему
рукой.	А	потом,	возможно,	потому,	что	он	не	знал,	как	ему	быть	дальше	и



как	избавиться	от	улыбки,	которая	растянула	его	рот	до	ушей,	он	бросился
наутек	 и	 завернул	 за	 угол,	 чувствуя	 на	 себе	 взгляд	 девушки.	 Когда	 он
обернулся,	она	уже	сняла	очки	и	следила	близоруким	взглядом	за	тем,	что
ей,	 должно	 быть,	 казалось	 движущимся	 белым	 пятном	 в	 темноте.	 Затем,
чтобы	прийти	в	себя,	он	снова	завернул	за	угол	и	зашагал	через	весь	город,
ставший	внезапно	таким	прекрасным,	что	ему	захотелось	кричать,	смеяться
и	снова	кричать.

Возвращаясь,	 он	 шел	 медленно,	 словно	 во	 сне,	 с	 полузакрытыми
глазами;	и,	когда	он	появился	в	дверях,	все	увидели	не	Мартинеса,	а	самих
себя,	 возвращающихся	 домой.	 И	 все	 вдруг	 поняли,	 что	 с	 ними	 что-то
происходит…

–	Ты	опоздал!	 –	 воскликнул	Ваменос,	 но	 тут	же	умолк.	Нельзя	было
разрушить	чары.

–	Скажите	мне,	кто	я?	–	сказал	Мартинес.
Медленно	он	сделал	круг	по	комнате.
Да,	думал	он,	это	сделал	костюм	и	все,	что	связано	с	ним,	то,	как	они

пошли	 все	 вместе	 в	 магазин,	 смеющиеся	 и,	 как	 сказал	Мануло,	 без	 вина
пьяные.	 По	 мере	 того	 как	 сгущалась	 темнота	 и	 каждый	 по	 очереди
натягивал	 брюки,	 балансируя	 на	 одной	 ноге	 и	 держась	 рукой	 за	 плечи
других,	чувства	их	росли,	становились	теплее,	лучше;	один	за	другим	они
выходили	 за	 дверь,	 один	 за	 другим	 возвращались,	 пока	 снова	 не	 пришел
черед	 Мартинеса	 стоять	 во	 всем	 великолепии	 и	 белизне,	 так,	 словно	 он
готовится	 отдать	 какое-то	 приказание	 и	 все	 должны	 были	 умолкнуть	 и
расступиться.

–	Мартинес,	пока	тебя	не	было,	мы	достали	три	зеркала.	Посмотри.
В	зеркалах,	поставленных	как	в	магазине,	отражалось	три	Мартинеса,

а	 за	 ним	 тени	 и	 эхо	 тех,	 кто	 надевал	 костюм	 до	 него	 и	 ходил	 глядеть	 на
сверкающий	мир.	В	блестящей	глади	зеркал	Мартинес	увидел	огромность
того,	 что	 они	переживали,	 и	 глаза	 его	 наполнились	 слезами.	Другие	 тоже
заморгали.	 Мартинес	 коснулся	 зеркал.	 Они	 задрожали.	 Мартинес	 увидел
тысячу,	миллион	Мартинесов	в	белоснежных	одеяниях,	проходящих	через
вечность,	еще	и	еще	раз	отраженных	в	ней,	неисчезающих	и	нескончаемых.

Он	поднял	белый	пиджак	в	воздух.	В	оцепенении	остальные	не	сразу
сообразили,	чья	грязная	рука	потянулась	к	нему.

А	затем:
–	Ваменос!
–	Свинья!
–	Ты	даже	не	умылся!	–	закричал	Гомес.	–	И	не	побрился,	пока	ждал.

Compadres,	в	ванну	его!



–	В	ванну!	–	закричали	все.
–	Нет!	–	завопил	Ваменос.	–	Ночной	воздух,	я	заболею.
Кричащего	Ваменоса	поволокли	в	ванную.

*	*	*

Ваменос	 был	 почти	 неправдоподобен	 в	 белом	 костюме,	 побритый,
причесанный,	с	чистыми	ногтями.

Его	друзья	мрачно	взирали	на	него.
«Ибо	 разве	 не	 верно,	 –	 думал	Мартинес,	 –	 что,	 когда	 идет	 Ваменос,

лавины	 низвергаются	 с	 гор,	 а	 когда	 он	 проходит	 по	 тротуару,	 обитателям
домов	 хочется	 плеваться	 из	 окон	 или	 выливать	 помои	 или	 еще	 хуже.
Сегодня,	 в	 этот	 вечер,	 Ваменос	 пройдет	 под	 тысячами	 раскрытых	 окон,
балконов,	по	глухим,	темным	переулкам.	Мир	жужжит	от	мух,	а	Ваменос
похож	на	свежезамороженный	торт».

–	 Ты	 действительно	 здорово	 выглядишь	 в	 этом	 костюме,	 Ваменос,	 –
грустно	сказал	Мануло.

–	 Спасибо,	 –	 Ваменос	 передернул	 плечами,	 чтобы	 поудобнее
чувствовать	 себя	 в	 костюме,	 в	 котором	 только	 что	 перебывали	 все	 его
друзья.	Тихим	голосом	он	спросил:	–	Теперь	я	могу	идти?

–	Вильянасул!	–	сказал	Гомес.	–	Запиши-ка	ему	правила.
Вильянасул	послюнил	огрызок	карандаша.
–	Во-первых,	 –	диктовал	Гомес,	 –	 ты	не	имеешь	права	падать	 в	 этом

костюме,	Ваменос.
–	Не	буду.
–	Прислоняться	к	стенам	домов.
–	Никаких	стен.
–	Ходить	под	деревьями,	где	гнездятся	птицы.	Курить.	Пить…
–	 Пожалуйста,	 –	 взмолился	 Ваменос,	 –	 можно	 мне	 садиться	 в	 этом

костюме?
–	Если	стул	не	шибко	чистый,	снимай	брюки	и	вешай	на	спинку	стула.
–	Пожелай	мне	счастья,	–	сказал	Ваменос.
–	С	богом,	Ваменос.
Он	 вышел	 и	 захлопнул	 за	 собой	 дверь.	 И	 вдруг	 все	 услышали	 звук

рвущейся	материи.
–	Ваменос!	–	завопил	Мартинес.
Он	бросился	к	двери,	распахнул	ее.
Ваменос	держал	в	руке	разорванный	надвое	носовой	платок	и	громко



хохотал.
–	 Тр-р-р!	 Видели	 бы	 вы	 свои	 рожи!	 Тр-р-р!	 –	 Он	 разорвал	 платок	 в

клочья.	–	Ну	и	рожи!	Вот	умора.	Ха-ха-ха!
С	громоподобным	хохотом	Ваменос	захлопнул	перед	обеспокоенными

друзьями	дверь	и	ушел.
Гомес	схватился	за	голову	и	отвернулся:
–	Бейте	меня,	бросайте	в	меня	камнями.	Я	продал	наши	души	дьяволу.
Вильянасул	 сунул	 руку	 в	 карман,	 вытащил	 серебряную	 монетку	 и

долго	глядел	на	нее.
–	 Вот	 мои	 последние	 пятьдесят	 центов.	 Кто	 еще	 может	 дать	 деньги,

чтобы	выкупить	у	Ваменоса	его	часть	костюма?
–	 Бесполезно.	 –	 Мануло	 показал	 десять	 центов.	 –	 Этого	 хватит

выкупить	лишь	лацкан	да	петлицу.
Гомес,	 стоявший	 у	 открытого	 окна,	 внезапно	 высунулся	 из	 него	 и

закричал:
–	Нет,	Ваменос,	нет!
Внизу	 на	 улице	 испуганный	 Ваменос	 погасил	 спичку	 и	 швырнул	 на

землю	где-то	подобранный	сигарный	окурок.	Он	сделал	какой-то	странный
жест	 приятелям,	 глядевшим	 в	 окно,	 затем	 небрежно	 помахал	 им	 рукой	 и
зашагал	прочь.

Пятеро	друзей	не	могли	отойти	от	окна,	тесня	и	толкая	друг	друга.
–	Клянусь,	он	в	этом	костюме	будет	есть	шницель	по-гамбургски,	–	с

тоской	прошептал	Вильянасул.	–	Я	думаю	о	горчице.
–	Перестань!	–	воскликнул	Гомес.	–	Не	может	этого	быть!	Не	может!
Внезапно	Мануло	очутился	у	двери.
–	Мне	необходимо	промочить	горло.
–	Мануло,	вино	в	бутылке	на	полу…
Но	 Мануло	 был	 уже	 за	 дверью.	 Через	 минуту	 Вильянасул	 с	 делано

безразличным	видом	потянулся	и	прошелся	по	комнате.
–	Пожалуй,	пойду	прогуляюсь	до	площади,	друзья.
Не	прошло	и	минуты	после	его	ухода,	как	Домингес,	помахав	друзьям

записной	книжкой,	подмигнул	и	взялся	за	дверную	ручку.
–	Домингес!	–	окликнул	его	Гомес.
–	Что?
–	 Если	 случайно	 увидишь	 Ваменоса,	 скажи	 ему,	 чтобы	 не	 ходил	 к

Мики	 Мурильо	 в	 «Красный	 петух».	 Там	 драки	 не	 только	 на	 экране
телевизора.

–	 Он	 не	 посмеет	 пойти	 к	 Мурильо,	 –	 сказал	 Домингес.	 –	 Ваменосу
слишком	 дорог	 этот	 костюм.	 Он	 не	 сделает	 ничего	 такого,	 что	 может



причинить	костюму	вред.
–	Он	скорее	убьет	родную	мать,	–	добавил	Мартинес.
–	Уверен,	что	он	способен	на	это,	–	сказал	Гомес.
Мартинес	 и	 Гомес	 остались	 одни	 в	 комнате,	 прислушиваясь	 к

торопливым	 шагам	 Домингеса,	 сбегавшего	 по	 лестнице.	 Они	 обошли
вокруг	 голого	 манекена.	 Затем,	 покусывая	 губы,	 Гомес	 долго	 стоял	 у
раскрытого	 окна	 и	 глядел	 вниз.	 Рука	 его	 дважды	 касалась	 нагрудного
кармана	сорочки,	и	каждый	раз	он	отдергивал	ее.	Наконец	он	вынул	что-то
из	кармана	и,	даже	не	взглянув,	протянул	Мартинесу:

–	Возьми,	Мартинес.
–	Что	это?
Мартинес	 глядел	 на	 сложенную	 вдвое	 розовую	 бумажку	 с	 какими-то

цифрами	и	словами.	Глаза	его	расширились	от	удивления.
–	Билет	на	автобус,	отходящий	от	Эль-Пасо	через	три	недели?
Гомес	 кивнул.	 Он	 не	 смотрел	 на	 Мартинеса.	 Он	 смотрел	 в	 окно	 на

летнюю	ночь.
–	Верни	 его	 в	 кассу	 и	 получи	 обратно	 деньги,	 –	 сказал	 он.	 –	Купи	 к

нашему	 костюму	 хорошую	 белую	 панаму	 и	 бледно-голубой	 галстук.
Сделай	это,	Мартинес.

–	Гомес…
–	Молчи.	Ну	и	духота	же	здесь.	Мне	надо	подышать	свежим	воздухом.
–	Гомес!	Я	тронут,	Гомес…
Дверь	комнаты	зияла	пустотой.	Гомес	ушел.

*	*	*

«Красный	 петух»,	 кафе	 и	 коктейль-бар	 Мики	 Мурильо,	 был	 зажат
между	двумя	 высокими	 кирпичными	домами	и	поэтому,	 будучи	 узким	по
фасаду,	 вынужден	 был	 вытянуться	 вглубь.	 Снаружи	 шипел,	 гас	 и	 снова
загорался	неоновый	серпантин	вывески.	Внутри	проплывали	мимо	окон	и
исчезали	в	глубине	бурлящего	ночного	бара	туманные	тени.

Мартинес,	 приподнявшись	 на	 носках,	 заглянул	 в	 светлый	 глазок
размалеванного	красной	краской	окна.

Он	 почувствовал	 чье-то	 присутствие	 слева	 от	 себя	 и	 чье-то	 дыхание
справа.	Он	посмотрел	налево,	потом	направо.

–	Мануло!	Вильянасул!
–	Я	пришел	к	выводу,	что	мне	не	хочется	пить,	–	сказал	Мануло.	–	Я

решил	просто	прогуляться.



–	Я	шел	в	сторону	площади,	–	сказал	Вильянасул,	–	но	мне	захотелось
пройти	этой	дорогой.

Словно	сговорившись,	все	трое	тут	же	умолкли	и,	встав	на	цыпочки,
стали	смотреть	в	бар	через	глазки	в	размалеванном	окне.

Спустя	 несколько	 мгновений	 они	 почувствовали	 за	 спиной	 чье-то
дыхание.

–	Что,	наш	белый	костюм	там?	–	услышали	они	голос	Гомеса.
–	Гомес!	–	воскликнули	все	трое	удивленно.	–	Хэй!
–	Да!	–	сказал	Домингес,	который	только	сейчас	нашел	удобный	глазок

в	окне.	–	Вот	он!	И	хвала	господу,	он	все	еще	на	плечах	у	Ваменоса.
–	 Я	 не	 вижу!	 –	 Гомес	 прищурился	 и	 приложил	 ладонь	 козырьком	 к

глазам.	–	Что	он	там	делает?
Мартинес	 тоже	 посмотрел.	 Да,	 там,	 в	 глубине	 бара,	 белое	 снежное

пятно,	идиотская	ухмылка	Ваменоса	и	клубы	дыма.
–	Он	курит!	–	сказал	Мартинес.
–	Он	пьет!	–	сказал	Домингес.
–	Он	ест	та́ко,	–	сообщил	Вильянасул.
–	Сочное	та́ко,	–	добавил	Мануло.
–	Нет!	–	воскликнул	Гомес.	–	Нет,	нет,	нет.
–	С	ним	Руби	Эскадрильо!
–	Дайте-ка	мне	взглянуть!	–	Гомес	оттолкнул	Мартинеса.
Да,	 это	 Руби	 –	 сто	 килограммов	 жира,	 втиснутые	 в	 расшитый

блестками	тугой	черный	шелк;	пунцовые	ногти	впились	в	плечи	Ваменоса;
обсыпанное	 пудрой,	 измазанное	 губной	 помадой	 тупое	 коровье	 лицо
наклонилось	к	его	лицу.

–	Это	гиппопотамша!..	–	воскликнул	Домингес.	–	Она	изуродует	плечи
костюма.	Посмотрите,	она	собирается	сесть	к	нему	на	колени!

–	 Нет,	 нет,	 ни	 за	 что!	 Такая	 намазанная	 и	 накрашенная!	 –	 застонал
Гомес.	 –	Мануло,	 марш	 туда!	 Отними	 у	 него	 стакан.	 Вильянасул,	 хватай
сигару	 и	 та́ко!	 Домингес,	 назначь	 свидание	 Руби	 Эскадрильо	 и	 уведи	 ее
отсюда.	Andale,	ребята!

Трое	 исчезли,	 оставив	 Гомеса	 и	 Мартинеса	 подглядывать,	 ахая	 от
ужаса,	в	окно.

–	Мануло	отнял	стакан,	он	выпивает	вино!
–	Ole!	А	вон	Вильянасул,	он	схватил	сигару,	он	ест	та́ко.
–	Хэй,	Домингес	отводит	в	сторону	Руби!	Вот	молодец!
Какая-то	тень	скользнула	с	улицы	в	дверь	заведения	Мурильо.
–	 Гомес!	 –	Мартинес	 схватил	 Гомеса	 за	 руку.	 –	Это	 Бык	Ла	Джолья,

дружок	Руби.	Если	он	увидит	ее	с	Ваменосом,	белоснежный	костюм	будет



залит	кровью,	кровью!..
–	Не	пугай	меня!	–	воскликнул	Гомес.	–	А	ну,	быстрее!
Они	бросились	в	бар.	Они	были	около	Ваменоса,	как	раз	когда	Бык	Ла

Джолья	 сгреб	 обеими	 ручищами	 лацканы	 прекрасного	 костюма	 цвета
сливочного	мороженого.

–	Отпусти	Ваменоса!	–	закричал	Мартинес.
–	Отпусти	костюм,	–	уточнил	Гомес.
Бык	Ла	Джолья	и	приподнятый	вверх	и	приплясывающий	на	цыпочках

Ваменос	злобно	уставились	на	непрошеных	гостей.
Вильянасул	застенчиво	вышел	вперед.	Вильянасул	улыбнулся:
–	Не	бей	его.	Ударь	лучше	меня.
Бык	Ла	Джолья	ударил	Вильянасула	в	лицо.	Вильянасул,	схватившись

за	разбитый	нос	и	с	глазами,	полными	слез,	отошел	в	сторону.
Гомес	схватил	Быка	за	одну	ногу.	Мартинес	за	другую.
–	Пусти	его,	пусти,	peon,	coyote,	vaca!
Но	Бык	Ла	Джолья	еще	крепче	ухватил	ручищами	лацканы	костюма,	и

все	 шестеро	 друзей	 застонали	 от	 отчаяния.	 Он	 то	 отпускал	 лацканы,	 то
снова	мял	их	в	кулаке.	Он	готовился	как	следует	рассчитаться	с	Ваменосом,
но	к	нему	снова	приблизился	Вильянасул	с	мокрыми	от	слез	глазами.

–	Не	бей	его,	бей	меня.
Когда	 Ла	 Джолья	 снова	 ударил	 Вильянасула,	 на	 его	 собственную

голову	обрушился	сокрушительный	удар	стулом.
–	Ole!	–	воскликнул	Гомес.
Бык	 Ла	 Джолья	 пошатнулся,	 заморгал	 глазами,	 словно	 раздумывая,

растянуться	ему	на	полу	или	не	стоит,	однако	не	отпустил	Ваменоса.
–	Пусти!	–	закричал	Гомес.
Один	 за	 другим	 толстые,	 как	 сосиски,	 пальцы	 Быка	 разжались	 и

отпустили	лацканы	костюма.	Через	секунду	он	уже	неподвижно	лежал	на
полу.

–	Друзья,	сюда!
Они	 вытолкнули	 Ваменоса	 на	 улицу;	 там	 с	 видом	 оскорбленного

достоинства	он	высвободился	из	их	рук.
–	Ладно-ладно,	мое	время	еще	не	истекло.	У	меня	еще	две	минуты	и

десять	секунд.
–	Что?	–	возмущенно	воскликнули	все.
–	 Ваменос,	 –	 сказал	 Гомес,	 –	 ты	 позволил,	 чтобы	 гвадалахарская

корова	 села	 тебе	 на	 колени,	 ты	 затеваешь	 драки,	 ты	 куришь,	 пьешь,	 ешь
та́ко,	а	теперь	еще	осмеливаешься	говорить,	что	твое	время	не	истекло!

–	У	меня	еще	две	минуты	и	одна	секунда.



–	Эй,	Ваменос,	ты	сегодня	шикарный,	–	донесся	с	противоположного
тротуара	женский	голос.

Ваменос	улыбнулся	и	застегнул	пиджак.
–	Это	Рамона	Альварес.	Эй,	Рамона,	подожди!
Ваменос	ступил	на	мостовую.
–	 Ваменос!	 –	 умоляюще	 крикнул	 вдогонку	 Гомес.	 –	 Что	 можешь	 ты

сделать	в	одну	минуту…	–	он	взглянул	на	часы,	–	и	сорок	секунд?
–	Вот	увидите.	Рамона!
Ваменос	устремился	к	цели.
–	Ваменос,	берегись!
Удивленный	 Ваменос	 круто	 обернулся,	 увидел	 машину	 и	 услышал

скрежет	тормозов.
–	Нет!	–	завопили	пятеро	друзей	на	тротуаре.
Услышав	 глухой	 удар,	 Мартинес	 содрогнулся.	 Он	 поднял	 голову	 –

казалось,	кто-то	швырнул	в	воздух	охапку	белого	белья.	Он	закрыл	глаза.
Теперь	он	слышал	каждый	звук.	Кто-то	с	шумом	втянул	в	себя	воздух,

кто-то	громко	выдохнул.	Кто-то	задохнулся,	кто-то	застонал,	кто-то	громко
взывал	 к	 милосердию,	 а	 кто-то	 закрыл	 руками	 лицо.	 Мартинес
почувствовал,	что	сам	он	колотит	себя	кулаками	в	грудь.	Ноги	его	словно
приросли	к	земле.

–	 Я	 не	 хочу	 больше	 жить,	 –	 тихо	 сказал	 Гомес.	 –	 Убейте	 меня	 кто-
нибудь.

Тогда,	 неуклюже	 покачиваясь,	 Мартинес	 взглянул	 на	 свои	 ноги	 и
приказал	им	двигаться.	Он	наткнулся	на	кого-то	из	друзей	–	они	все	теперь
двинулись	вперед.	Они	пересекли	улицу,	тяжело,	с	трудом,	словно	перешли
вброд	глубокую	реку,	и	обступили	лежавшего	Ваменоса.

–	Ваменос!	–	воскликнул	Мартинес.	–	Ты	жив?
Лежа	 на	 спине,	 с	 открытым	 ртом	 и	 крепко	 зажмуренными	 глазами,

Ваменос	тряс	головой	и	тихо	стонал.
–	Скажите	мне,	о,	скажите	мне…
–	Что	тебе	сказать,	Ваменос?
Ваменос	сжал	кулаки,	заскрежетал	зубами:
–	Костюм…	что	я	сделал	с	костюмом…	костюм,	костюм!
Приятели	нагнулись	к	нему	пониже.
–	Ваменос!..	Он	цел.
–	Вы	лжете!	–	крикнул	Ваменос.	–	Он	разорван,	он	не	может	быть	не

разорван,	он	разорван	весь…	и	подкладка	тоже!
–	Нет.	–	Мартинес	стал	на	колени	и	ощупал	костюм.	–	Ваменос,	он	цел,

даже	подкладка.



Ваменос	открыл	глаза	и	наконец	дал	волю	слезам.
–	Чудо,	–	рыдая,	вымолвил	он.	–	Славьте	всех	святых.	–	Он	с	трудом

приходил	в	себя.	–	А	машина?
–	Сшибла	тебя	и	скрылась!	–	Только	сейчас	Гомес	вспомнил	о	машине

и	 гневно	 посмотрел	 вдоль	 пустой	 улицы.	 –	 Счастье	 его,	 что	 он	 успел
удрать.	Мы	бы	его…

Все	прислушались.
Где-то	вдалеке	завыла	сирена.
Кто-то	вызвал	«Скорую	помощь».
–	Быстро!	–	яростно	выкрикнул	Ваменос,	ворочая	белками.	–	Посадите

меня!	Снимайте	пиджак!
–	Ваменос…
–	 Замолчите,	 идиоты!	 –	 орал	 Ваменос.	 –	 Пиджак!	 А	 теперь	 брюки,

брюки,	побыстрей!	Вы	знаете	докторов?	Вы	видели,	какими	их	показывают
в	 кино?	 Чтобы	 снять	 брюки	 с	 человека,	 они	 разрезают	 их	 бритвой.	 Им
плевать!	Они	сущие	маньяки.	О	господи,	быстрее!

Сирена	выла.
Друзья	в	панике	все	вместе	бросились	раздевать	Ваменоса.
–	 Правую	 ногу,	 да	 осторожней.	 Побыстрее,	 ослы!	 Хорошо.	 Теперь

левую,	 слышите,	 левую.	 Поосторожней!	 О	 господи!	 Быстрее!	 Мартинес,
снимай	с	себя	брюки.

–	Что?	–	застыл	от	неожиданности	Мартинес.
Сирена	ревела.
–	Идиот!	–	стонал	Ваменос.	–	Все	пропало.	Давай	брюки.
Мартинес	рванул	ремень.
–	Станьте	в	круг.
В	воздухе	мелькнули	темные	брюки,	светлые	брюки.
–	Скорее,	маньяки	с	бритвами	уже	здесь.	Правую	ногу,	левую	ногу,	вот

так.	Молнию,	ослы,	застегните	мне	молнию,	–	бормотал	Ваменос.
Сирена	умолкла.
–	Madre	mia,	еле	успели.	Они	уже	здесь.	–	Ваменос	вытянулся	на	земле

и	закрыл	глаза.	–	Спасибо,	ребята.
Когда	 мимо	 него	 проходили	 санитары,	 Мартинес,	 отвернувшись,	 с

невозмутимым	видом	застегивал	ремень	белых	брюк.
–	 Перелом	 ноги,	 –	 сказал	 один	 из	 санитаров,	 когда	 Ваменоса

укладывали	на	носилки.
–	Ребята,	–	сказал	Ваменос,	–	не	сердитесь	на	меня.
–	Кто	сердится?	–	хмыкнул	Гомес.
Уже	 из	 машины,	 лежа	 на	 носилках	 с	 запрокинутой	 головой,	 так	 что



ему	все	виделось	как	бы	вверх	ногами,	Ваменос,	запинаясь,	сказал:
–	 Ребята,	 когда…	 когда	 я	 вернусь	 из	 больницы…	 вы	 меня	 не

выбросите	из	компании?	Знаете	что,	я	брошу	курить,	никогда	и	близко	не
подойду	к	бару	Мурильо,	зарекаюсь	глядеть	на	женщин…

–	Ваменос,	–	мягко	сказал	Мартинес,	–	не	надо	клятв.
Запрокинутая	 голова	 Ваменоса	 с	 глазами,	 полными	 слез,	 глядела	 на

Мартинеса	в	белоснежном	костюме.
–	О,	Мартинес,	тебе	так	идет	этот	костюм.	Compadres,	да	ведь	он	у	нас

просто	красавец!
Вильянасул	 сел	 в	 машину	 возле	 Ваменоса.	 Дверца	 захлопнулась.

Четверо	друзей	смотрели,	как	отъехала	машина.
А	потом	под	надежной	охраной,	в	белом,	как	снег,	костюме	Мартинес

благополучно	перешел	мостовую	и	ступил	на	тротуар.

*	*	*

Придя	домой,	Мартинес	достал	жидкость	для	удаления	пятен.	Друзья,
окружив	 его,	 наперебой	 советовали,	 как	 чистить	 костюм,	 а	 потом	 как	 его
лучше	 отгладить,	 и	 не	 слишком	 горячим	 утюгом,	 особенно	 лацканы	 и
складку	на	брюках…

Когда	костюм	был	вычищен	и	отглажен	так,	что	снова	стал	похож	на
только	что	распустившуюся	белую	гардению,	его	повесили	на	манекен.

–	 Два	 часа	 ночи,	 –	 пробормотал	 Вильянасул.	 –	 Надеюсь,	 Ваменос
спокойно	спит.	Когда	я	уходил	из	больницы,	у	него	был	вполне	приличный
вид.

Мануло	откашлялся.
–	Никто	не	собирается	надевать	костюм	сегодня,	а?
Все	гневно	уставились	на	него.
Мануло	покраснел.
–	Я	только	хотел	сказать,	что	уже	поздно.	Все	устали.	Может,	никто	не

будет	трогать	костюм	сегодня,	а?	Ладно?	Где	мы	разместимся	на	ночь?
Ночь	была	душной,	и	спать	в	комнате	было	невозможно.	Взяв	манекен

с	костюмом,	прихватив	с	собой	подушки	и	одеяла,	друзья	вышли	в	коридор,
чтобы	 подняться	 по	 лестнице	 на	 крышу.	 «Там,	 –	 подумал	 Мартинес,	 –
ветерок,	и	можно	уснуть».

Проходя	 по	 коридору,	 они	 миновали	 десятки	 открытых	 дверей,	 где
люди,	 обливаясь	 потом	 от	жары,	 все	 еще	 не	 спали,	 играли	 в	 карты,	 пили
содовую	и	обмахивались	вместо	вееров	старыми	киножурналами.



«А	что,	если?..	А	что…	–	думал	Мартинес.	–	Да,	так	оно	и	есть!»
Четвертая	дверь,	ее	дверь,	была	тоже	открытой.	И	когда	они	проходили

мимо	этой	двери,	красивая	девушка	подняла	голову.	Она	была	в	очках,	но,
увидев	Мартинеса,	поспешно	сняла	их	и	накрыла	книгой.

Друзья	прошли	мимо,	 даже	не	 заметив,	 что	Мартинес	 отстал,	 что	 он
остановился	как	вкопанный	в	дверях	чужой	комнаты.

Он	долго	не	мог	произнести	ни	слова.	Потом	наконец	представился:
–	Хосе	Мартинес.
–	Селия	Обрегон,	–	ответила	девушка.
И	оба	снова	умолкли.
Мартинес	слышал,	как	его	друзья	уже	ходят	по	крыше.	Он	повернулся,

чтобы	 уйти,	 уже	 сделал	 несколько	 шагов,	 как	 девушка	 вдруг	 торопливо
сказала:

–	Я	видела	вас	сегодня.
Мартинес	вернулся.
–	Мой	костюм,	–	сказал	он.
–	Костюм?	–	Девушка	умолкла,	раздумывая.	–	При	чем	здесь	костюм?
–	Как	при	чем?	–	воскликнул	Мартинес.
Девушка	 подняла	 книгу	 и	 показала	 лежавшие	 под	 ней	 очки.	 Она

коснулась	их	рукой.
–	Я	очень	близорука.	Мне	надо	постоянно	носить	очки.	Но	я	много	лет

отказываюсь	от	них,	я	прячу	их,	чтобы	меня	никто	в	них	не	видел,	поэтому
я	 почти	 ничего	 не	 вижу.	Но	 сегодня	 даже	 без	 очков	 я	 увидела.	Огромное
белое	облако,	выплывшее	из	темноты.	Такое	белое-белое!	Я	быстро	надела
очки.

–	Я	же	сказал	–	костюм!	–	воскликнул	Мартинес.
–	Да,	сначала	белоснежный	костюм,	а	потом	совсем	другое.
–	Другое?
–	Да,	ваши	зубы.	Такие	белые-белые.
Мартинес	поднес	руку	к	губам.
–	Вы	были	такой	счастливый,	мистер	Мартинес,	–	сказала	девушка.	–	Я

еще	не	видела	такого	счастливого	лица	и	улыбки.
–	 А-а,	 –	 ответил	 он,	 заливаясь	 краской,	 не	 в	 силах	 посмотреть	 ей	 в

лицо.
–	Так	что	видите,	–	продолжала	девушка,	–	ваш	костюм	привлек	мое

внимание,	 это	 верно,	 как	 белое	 видение	 в	 ночи.	Но	 ваши	 зубы	 были	 еще
белее.	А	о	костюме	я	уже	забыла.

Мартинес	еще	сильнее	покраснел.	Девушка	тоже	была	смущена.	Она
надела	очки,	но	снова	поспешно	сняла	их	и	спрятала.	Она	посмотрела	на



свои	руки,	а	потом	куда-то	поверх	его	головы	в	открытую	дверь.
–	Можно	мне…	–	наконец	сказал	Мартинес.
–	Что	можно?
–	 Можно	 мне	 зайти	 к	 вам,	 когда	 снова	 придет	 моя	 очередь	 надеть

костюм?
–	Зачем	вам	костюм?
–	Я	думал…
–	Вам	не	нужен	костюм.
–	Но…
–	Если	бы	все	дело	было	в	костюме,	–	сказала	девушка,	–	каждый	смог

бы	стать	красивым.	Я	наблюдала.	Я	видела	многих	в	таких	костюмах,	и	все
они	были	другими.	Говорю,	вам	не	надо	ждать	этого	костюма!

–	Madre	mia,	madre	mia!	–	воскликнул	счастливый	Мартинес.	А	затем,
понизив	голос,	произнес:	–	Но	какое-то	время	костюм	мне	все-таки	нужен.
Месяц,	полгода,	год.	Я	еще	не	уверен	в	себе.	Я	немного	боюсь.	Мне	не	так
уж	много	лет.

–	Так	и	должно	быть,	–	сказала	девушка.
–	Спокойной	ночи,	мисс…
–	…Селия	Обрегон.
–	Мисс	Селия	Обрегон,	–	повторил	он	и	наконец	ушел.

*	*	*

Друзья	 уже	 ждали	 Мартинеса.	 Когда	 он	 вылез	 на	 крышу	 через
чердачное	 окно,	 первое,	 что	 он	 увидел,	 был	 манекен	 с	 костюмом,
водруженный	в	самом	центре,	а	вокруг	него	–	одеяла	и	подушки.	Его	друзья
уже	укладывались	спать.	Приятно	дул	прохладный	ветерок.

Мартинес	подошел	 к	 костюму,	 погладил	 лацканы	и	 сказал	почти	про
себя:

–	Эх,	caramba,	что	за	вечер!	Кажется,	прошло	десять	лет	с	тех	пор,	как
все	это	началось.	У	меня	не	было	ни	одного	друга,	а	в	два	часа	ночи	у	меня
их	сколько	угодно…	–	Он	умолк,	вспомнив	о	Селии	Обрегон,	о	Селии…	–
Сколько	 угодно,	 –	 продолжал	 он.	 –	 У	 меня	 есть	 где	 спать,	 что	 надеть.
Знаете	что?	–	Он	повернулся	к	друзьям,	лежавшим	вокруг	него	и	манекена
с	костюмом.	–	Смешно,	но	в	этом	костюме	я	знаю,	что	могу	выиграть,	как
Гомес,	 я	 знаю,	 что	 женщины	 будут	 улыбаться	 мне,	 как	 улыбаются
Домингесу,	и	что	я	смогу	петь,	как	поет	Мануло,	говорить	о	политике,	как
Вильянасул.	Я	чувствую,	что	 я	 такой	же	 сильный,	 как	Ваменос.	Ну	и	что



же,	 спросите	 вы?	 А	 то,	 что	 сегодня	 я	 больше	 чем	Мартинес.	 Я	 –	 Гомес,
Мануло,	Домингес,	Вильянасул,	Ваменос.	Я	–	это	все	мы.	Эх…

Он	постоял	еще	немного	возле	костюма,	который	вобрал	в	себя	все	их
черты,	привычки,	характеры.	В	этом	костюме	можно	было	идти	быстро	и
стремительно,	как	Гомес,	или	медленно	и	задумчиво,	как	Вильянасул,	или
плыть	 по	 воздуху,	 едва	 касаясь	 земли,	 как	 Домингес,	 которого	 всегда,
казалось,	 несет	 на	 своих	 крыльях	 попутный	 ветерок.	 Этот	 костюм
принадлежит	им	всем,	но	и	они	принадлежали	этому	костюму.	Чем	же	он
был	для	них?	Он	был	их	парадным	фасадом.

–	Ты	ляжешь	когда-нибудь	спать,	Мартинес?	–	спросил	Гомес.
–	Конечно.	Я	просто	думаю.
–	О	чем?
–	Если	мы	когда-нибудь	разбогатеем,	–	 тихо	 сказал	Мартинес,	 –	 я	не

обрадуюсь	этому.	Тогда	у	каждого	из	нас	будет	свой	собственный	костюм	и
не	будет	таких	вечеров,	как	этот.	Наша	дружба	кончится.	Все	тогда	станет
другим.

Друзья	лежали	молча	и	думали	о	том,	что	сказал	Мартинес.
Гомес	легонько	кивнул:
–	Да…	тогда	все	станет	другим.
Мартинес	лег	на	свое	одеяло.	Вместе	со	всеми	он	смотрел	на	манекен.
Неоновые	 рекламы	 на	 соседних	 домах	 вспыхивали	 и	 гасли,	 освещая

счастливые	 глаза	 друзей,	 вспыхивали	 и	 гасли,	 освещая	 чудесный	 костюм
цвета	сливочного	мороженого.



Горячечный	бред[7]	
Его	 положили	 на	 чистые	 выглаженные	 простыни,	 а	 на	 столе	 под

лампой	 с	 приглушенным	 розовым	 светом	 всегда	 стоял	 стакан	 густого,
только	что	отжатого	апельсинового	сока.	Чарльзу	нужно	было	лишь	позвать
маму	 или	 папу,	 и	 тогда	 кто-нибудь	 из	 них	 заглядывал	 в	 комнату,	 чтобы
посмотреть,	 как	 он	 себя	 чувствует.	 Акустика	 в	 детской	 была	 просто
великолепная;	 Чарльз	 каждое	 утро	 слышал,	 как	 туалет	 прочищает	 свое
фарфоровое	горло,	слышал,	как	стучит	по	крыше	дождь	и	хитрые	мышки
снуют	 по	 потайным	 коридорам	 в	 стенах,	 слышал,	 как	 поет	 канарейка	 в
клетке	внизу.	Если	держаться	настороже,	болезнь	не	так	уж	и	страшна.

Была	 середина	 сентября,	 и	 весь	 мир	 полыхал	 осенними	 красками.	 К
тому	 моменту,	 когда	 Чарльза,	 которому	 исполнилось	 тринадцать,	 охватил
самый	настоящий	ужас,	он	пролежал	в	постели	уже	три	дня.

У	 него	 начала	 изменяться	 рука.	 Правая.	 Чарльз	 бросил	 на	 нее	 один
короткий	взгляд	–	она	лежала	сама	по	себе	на	стеганом	одеяле,	горячая,	вся
в	поту.	Вздрогнула,	чуть	пошевелилась.	А	потом	вдруг	стала	другого	цвета.

*	*	*

Днем	снова	пришел	доктор	и	принялся	стучать	по	худой	груди	Чарльза
так,	словно	это	был	барабан.

–	Как	дела?	–	улыбаясь,	 спросил	доктор.	–	Только	не	 говори	мне:	«С
насморком	все	в	порядке,	а	вот	чувствую	я	себя	отвратительно!»

Он	рассмеялся	своей	любимой	шутке,	которую	частенько	повторял.
Чарльз	 молчал,	 потому	 что	 для	 него	 эта	 старинная	 дурацкая	 шутка

становилась	 реальностью.	 Она	 упрямо	 сидела	 в	 голове;	 сознание
прикасалось	к	ней	и	сжималось	в	бессильном	ужасе.	Доктор	не	знал,	сколь
жестоки	его	слова!

–	 Доктор,	 –	 прошептал	 бледный	 Чарльз,	 который	 лежал	 на	 спине,
боясь	пошевелиться.	–	Моя	рука,	она	мне	больше	не	принадлежит.	Сегодня
утром	 она	 превратилась	 во	 что-то	 другое.	Сделайте	 так,	 чтобы	 она	 снова
стала	моей,	доктор,	доктор!

Доктор	 продемонстрировал	 ему	 свои	 великолепные	 зубы	 и	 погладил
по	руке.

–	А	у	меня	такое	впечатление,	что	с	ней	все	в	порядке,	сынок.	Просто



тебе	приснился	страшный	сон.
–	Но	она	и	в	самом	деле	изменилась,	доктор,	о,	доктор!	–	воскликнул

Чарльз,	 жалобно	 протягивая	 к	 нему	 свою	 бледную,	 чужую	 руку.	 –	 Она
изменилась!

–	 Я	 дам	 тебе	 розовую	 таблеточку,	 –	 подмигнув,	 сказал	 доктор	 и
положил	таблетку	Чарльзу	на	язык.	–	Проглоти	ее!

–	 А	 она	 сделает	 так,	 чтобы	 рука	 превратилась	 назад	 и	 снова	 стала
моей?

–	Конечно.
В	доме	было	совсем	тихо,	когда	доктор	ехал	по	дороге	в	машине	под

безмятежным	 синим	 сентябрьским	 небом.	 Где-то	 внизу,	 в	 мире	 кухни,
тикали	часы.	Чарльз	лежал	и	не	сводил	глаз	со	своей	руки.

Она	ему	не	принадлежала,	по-прежнему	оставаясь	чем-то	чужим.
На	улице	подул	ветер,	и	в	холодное	окно	застучали	листья.
В	 четыре	 часа	 Чарльзу	 показалось,	 что	 его	 другую	 руку	 опалил

болезненный	жар.	Она	пульсировала	и	менялась,	клетка	за	клеткой.	Совсем
как	 живое,	 теплое	 сердце.	 Ногти	 сначала	 посинели,	 а	 потом	 стали	 ярко-
красного	 цвета.	 Превращение	 заняло	 около	 часа.	 Рука	 была	 похожа	 на
самую	обычную	левую	руку,	только	больше	не	была	обычной.	И	перестала
быть	собственностью	Чарльза.

Мальчик	полежал	некоторое	время,	охваченный	паническим	страхом	и
очарованный	одновременно,	а	потом,	окончательно	обессиленный,	заснул.

В	шесть	часов	мама	принесла	суп.	Чарльз	к	нему	даже	не	притронулся.
–	У	меня	нет	рук,	–	сказал	он,	не	открывая	глаз.
–	Твои	руки	в	полном	порядке,	–	попыталась	успокоить	его	мама.
–	Нет,	–	возразил	Чарльз	и	заплакал,	–	они	исчезли.	Мне	кажется,	что

на	их	месте	появились	обрубки.	Мама,	мама,	обними	меня,	я	боюсь!
Матери	пришлось	покормить	его	с	ложечки,	как	маленького.
–	Мама,	–	проговорил	Чарльз,	–	пожалуйста,	позови	еще	раз	доктора.	Я

очень	серьезно	болен.
–	Доктор	придет	сегодня	вечером,	в	восемь,	–	ответила	мать	и	вышла

из	комнаты.
В	 семь,	 когда	 на	 дом	 уже	 опустились	 черные	 тени,	 Чарльз	 сидел	 в

постели.	 Вдруг	 он	 почувствовал,	 как	 в	 ногах	 возникло	 то	 же	 самое
ощущение,	что	он	испытал,	когда	его	руки	перестали	быть	его	руками.

–	Мама,	–	закричал	он,	–	иди	сюда!	Скорее!
Однако,	когда	она	пришла,	все	стихло.
Мать	 спустилась	 вниз,	 а	 Чарльз	 просто	 лежал	 и	 больше	 не	 пытался

сражаться.	 Ноги	 отчаянно,	 ни	 на	 минуту	 не	 переставая,	 пульсировали,



стали	теплыми,	потом	раскалились	докрасна.	В	комнате	было	невыносимо
жарко	 от	 той	 перемены,	 что	 происходила	 с	 Чарльзом.	 Ослепительное
сияние	затопило	пальцы	ног,	поползло	к	щиколотке,	потом	дальше,	дальше
–	к	коленям.

–	Можно	войти?	–	В	дверях	стоял	улыбающийся	доктор.
–	Доктор!	–	крикнул	Чарльз.	–	Быстрее,	снимите	с	меня	одеяло!
Доктор	послушно	приподнял	одеяло.
–	Ну	вот,	целый	и	невредимый.	Немножко	вспотел.	У	тебя	небольшой

жар.	Я	же	велел	тебе	лежать	в	постели	и	не	вставать,	 сорванец.	–	Доктор
несильно	 ущипнул	 Чарльза	 за	 розовую,	 влажную	 щеку.	 –	 Лекарство
помогло?	Твоя	рука	вернулась	к	тебе?

–	Нет,	а	теперь	то	же	самое	случилось	с	другой,	и	с	ногами!
–	Ну-ну,	 придется	 дать	 тебе	 еще	 три	 таблетки.	По	 одной	 на	 каждую

конечность.	Ну	как,	годится,	мой	сладенький	персик?	–	Доктор	рассмеялся.
–	А	они	мне	помогут?	Пожалуйста,	пожалуйста,	доктор.	Чем	я	болен?
–	Слабая	форма	скарлатины	и	небольшая	простуда.
–	Значит,	во	мне	живет	микроб,	у	которого	рождается	много	детей?
–	Да.
–	 А	 вы	 уверены,	 что	 у	 меня	 на	 самом	 деле	 скарлатина?	 Вы	 ведь	 не

делали	никаких	анализов!
–	Думаю,	я	еще	в	состоянии	распознать	явный	случай	скарлатины,	–	с

уверенным	видом	сказал	доктор	и	принялся	считать	пульс	мальчика.
Чарльз	молча	лежал	до	тех	пор,	пока	доктор	не	начал	упаковывать	свой

черный	чемоданчик.	В	погрузившейся	в	 тишину	комнате	 зазвучал	слабый
голос	мальчика,	в	глазах	загорелся	огонек,	он	что-то	вспомнил.

–	Когда-то	я	читал	книгу.	Про	окаменевшие	деревья;	про	то,	как	дерево
превращалось	 в	 камень.	 Внутрь	 забирались	 минералы	 и	 росли	 там,	 а
деревья	 были	 совсем	 похожи	 на	 деревья,	 только	 в	 действительности	 они
были	камнем.

Мальчик	замолчал,	было	слышно	только	его	тяжелое	дыхание.
–	И	что?	–	спросил	доктор.
–	Я	вот	про	что	думаю,	–	через	некоторое	время	продолжал	Чарльз.	–

Микробы	становятся	большими?	Когда-нибудь?	Знаете,	на	уроке	биологии
нам	рассказывали	про	одноклеточных	животных,	про	амебу,	ну	и	все	такое,
про	 то,	 как	 миллионы	 лет	 назад	 они	 собрались	 вместе,	 и	 таким	 образом
возникло	 первое	 тело.	 Все	 новые	 и	 новые	 клетки	 объединялись,
становились	крупнее,	и	в	конце	концов	на	свет	появились	рыбы,	а	потом	и
мы.	Получается,	будто	мы	–	всего	лишь	куча	клеток,	решивших	помогать
друг	другу.	Правда?	–	Чарльз	облизнул	горячие	губы.



–	А	зачем	тебе	это?	–	Доктор	наклонился	над	своим	пациентом.
–	Я	должен	вам	сказать,	доктор,	должен!	–	воскликнул	Чарльз.	–	Что

произойдет,	ну	представьте	себе	–	только	представьте,	на	минутку,	–	если,
как	 в	 прежние	 времена,	 целая	 куча	 микробов	 соберется	 вместе,
объединится,	начнет	размножаться,	и	возникнут	новые…

Его	белые	руки	лежали	на	груди,	но	вдруг	они	поползли	к	горлу.
–	И	они	решат	захватить	какого-нибудь	человека!	–	выкрикнул	Чарльз.
–	Захватить	человека?
–	Да,	 стать	 этим	 человеком.	Мной,	моими	 руками,	моими	ногами!	А

вдруг	болезнь	знает,	что	нужно	делать,	чтобы	убить	человека,	но	самой	при
этом	остаться	в	живых?

Он	пронзительно	завизжал.
Его	руки	добрались	до	горла.
Доктор	с	диким	воплем	бросился	к	нему.

*	*	*

В	 девять	 часов	 отец	 и	 мать	 мальчика	 проводили	 доктора	 к	 машине,
отец	 Чарльза	 протянул	 ему	 чемоданчик.	 Они	 постояли	 немного	 и
поговорили,	не	обращая	внимания	на	холодный	ветер.

–	Просто	проследите	за	тем,	чтобы	руки	были	постоянно	привязаны	к
телу,	–	посоветовал	доктор	родителям	мальчика.	–	Я	не	хочу,	чтобы	мальчик
причинил	себе	вред.

–	Чарльз	поправится,	доктор?	–	Мать	несколько	секунд	не	выпускала
руку	доктора	из	своей.

Он	погладил	ее	по	плечу	и	сказал:
–	 Я	 ведь	 являюсь	 вашим	 семейным	 врачом	 вот	 уже	 тридцать	 лет.

Всему	виной	высокая	температура.	Ему	все	это	просто	кажется.
–	Но	синяки	на	шее,	он	же	чуть	сам	себя	не	задушил!
–	Не	развязывайте	ему	руки,	а	утром	все	будет	в	порядке.
Машина	укатила	по	темной	сентябрьской	дороге.

*	*	*

В	 три	 часа	 ночи	 Чарльз	 все	 еще	 не	 спал	 в	 своей	 маленькой,	 черной
детской.	Постель	под	ним	была	совсем	влажной.	Ему	было	очень	жарко.	У
него	 больше	 не	 было	 ни	 рук,	 ни	 ног,	 уже	 начало	 меняться	 тело.	 Он	 не



шевелился,	лишь,	отчаянно	сосредоточившись,	не	спускал	глаз	с	большого,
пустого	 пространства	 потолка.	 Некоторое	 время	 он	 кричал	 и	 метался,	 но
теперь	ослабел	и	охрип;	мать	несколько	раз	вставала	и	подходила	к	нему,
вытирая	сыну	лоб	влажным	полотенцем.	Теперь	же	он	молча	лежал,	словно
забыв	о	связанных	руках.

Он	 чувствовал,	 как	меняется	 внешняя	 оболочка	 его	 тела,	 сдвигаются
органы,	легкие,	точно	розовый	спирт,	полыхают	огнем.	Комнату	освещали
мечущиеся	блики,	будто	от	камина.

Чарльз	 лишился	 тела.	Оно	 исчезло.	Нет,	 оно	 существовало	 на	 самом
деле,	 только	 превратилось	 в	 могучие	 вспышки	 какого-то	 обжигающего
летаргического	вещества.	Словно	гильотина	аккуратно	отсоединила	голову,
которая	в	данный	момент	лежала	на	окутанной	ночным	мраком	подушке,	в
то	 время	 как	 тело,	 все	 еще	 живое,	 уже	 принадлежало	 кому-то	 другому.
Болезнь	 пожрала	 тело	 Чарльза	 и	 благодаря	 этому	 сумела	 воспроизвести
себя	самое	в	охваченном	жаром	лихорадки	двойнике.

Его	 руки	 покрывали	 знакомые	 коротенькие	 волоски,	 те	 же	 ногти	 на
пальцах,	 все	 шрамы	 и	 даже	 крошечная	 родинка	 на	 правом	 бедре	 –	 все
повторено	самым	идеальным	образом.

«Я	 умер,	 –	 подумал	 мальчик.	 –	 Меня	 убили,	 но	 я	 живу.	 Мое	 тело
умерло,	превратилось	в	болезнь	–	и	никто	об	этом	не	узнает.	Я	буду	жить
среди	 них;	 нет,	 не	 я…	 кто-то	 чужой.	 Гнусный	 и	 злобный,	 такой
отвратительный,	 что	 осознать	 это	 просто	 невозможно.	 Даже	 думать
страшно.	 Он	 будет	 покупать	 обувь	 и	 пить	 воду,	 когда-нибудь	 женится	 и,
возможно,	причинит	миру	столько	зла,	сколько	до	него	никто	не	причинял».

И	 вот	жар	пополз	по	шее,	 подобрался	 к	щекам;	 словно	 горячее	 вино
обожгло	 губы	 и	 веки,	 которые	 вспыхнули	 огнем,	 будто	 сухие	 листья.	 Из
ноздрей	 начали	 вырываться	 языки	 голубого	 пламени,	 потом	 все	 меньше,
меньше,	реже.

«Ну	вот	и	конец,	–	подумал	Чарльз.	–	Оно	заберет	мою	голову	и	мозг,	и
все,	 что	 у	 меня	 есть	 в	 голове,	 каждый	 зуб,	 все	 до	 единой	 волосинки	 и
каждую	морщинку	на	ушах.	И	тогда	от	меня	ничего	не	останется».

Его	 мозг	 наполнила	 кипящая	 ртуть.	 Левый	 глаз	 закрылся	 сам	 собой,
точно	улитка,	спрятался	в	свой	домик.	Чарльз	ослеп	на	один	глаз,	который
ему	уже	не	принадлежал.	Это	была	вражеская	территория.	Исчез	язык,	его
отрезали.	 Онемела	 левая	 щека,	 куда-то	 пропала.	 Левое	 ухо	 перестало
слышать.	 Теперь	 оно	 было	 собственностью	 кого-то	 другого	 –	 чудовища,
которое	 появлялось	 на	 свет,	 минерала,	 поглотившего	 деревянное	 полено,
болезни,	пожравшей	здоровые,	живые	клетки.

Чарльз	попытался	 закричать,	 взвыл	 громко	и	пронзительно	в	 тишине



ночи,	а	в	это	время	его	мозг	вытекал	–	куда?	Ему	вырезали	правый	глаз	и
ухо,	он	ослеп	и	оглох,	все	его	существо	было	охвачено	пламенем,	ужасом,
отчаянием	и	смертью.

Его	вопль	затих	в	тот	самый	момент,	когда	мать	ворвалась	в	комнату	и
подскочила	к	постели.

…Было	 ясное	 утро,	 дул	 легкий	 ветерок	 и	 подгонял	 доктора	 в	 спину,
когда	он	шел	по	дорожке	к	дому.	Глядя	на	него	из	окна,	на	верхнем	этаже
стоял	полностью	одетый	мальчик.	Он	не	помахал	доктору	в	ответ	и	ничего
не	сказал,	когда	тот	крикнул:

–	В	чем	дело?	Уже	встал?	О	господи!
Доктор	 бегом	 помчался	 вверх	 по	 ступенькам	 лестницы	 и,	 тяжело

дыша,	влетел	в	детскую.
–	Почему	ты	не	в	постели?	–	спросил	он	у	мальчика.	Постучал	по	его

худой	груди,	проверил	пульс	и	температуру.	–	Поразительно!	Все	в	норме.
В	норме,	подумать	только!

–	 Я	 больше	 никогда	 в	 жизни	 не	 заболею,	 –	 объявил	 мальчик,	 тихо
стоявший	у	окна.	–	Никогда.

–	Надеюсь.	Ты	прекрасно	выглядишь,	Чарльз.
–	Доктор?
–	Слушаю	тебя.
–	А	я	могу	пойти	в	школу	сейчас?
–	Завтра	будет	в	самый	раз.	Тебе	не	терпится?
–	 Не	 терпится.	 Я	 люблю	 школу.	 Я	 хочу	 играть,	 драться,	 плеваться,

дергать	 девчонок	 за	 косички,	 пожать	 руку	 учителю,	 а	 потом	 вытереть
пальцы	 об	 одежду	 в	 гардеробе.	 А	 еще	 я	 хочу	 вырасти	 и	 отправиться
путешествовать	и	пожимать	руки	людям,	живущим	в	разных	концах	света.
Я	 хочу	 жениться	 и	 иметь	 много	 детей.	 Я	 буду	 ходить	 в	 библиотеки	 и
трогать	книги	–	вот	сколько	я	всего	хочу!	–	сказал	мальчик,	глядя	в	окно	на
улицу,	 где	 сентябрь	 вступил	 в	 свои	 права.	 –	 Каким	 именем	 вы	 меня
назвали?

–	Что?	–	Доктор	был	явно	удивлен.	–	Никаким.	Только	Чарльзом.
Мальчик	пожал	плечами:
–	Наверное,	это	лучше,	чем	совсем	без	имени.
–	Я	рад,	что	ты	хочешь	в	школу,	–	сказал	доктор.
–	 С	 нетерпением	 жду,	 когда	 вы	 мне	 разрешите	 туда	 пойти,	 –

улыбнувшись,	 ответил	 мальчик.	 –	 Спасибо	 за	 помощь,	 доктор.	Можно,	 я
пожму	вам	руку?

–	С	удовольствием.
В	окно	врывался	прохладный	осенний	ветерок,	 а	они,	не	обращая	на



него	 внимания,	 с	 самым	 серьезным	 видом	 пожимали	 друг	 другу	 руки.
Почти	целую	минуту.	Мальчик	улыбался	старику	и	благодарил	его.

А	 потом,	 смеясь,	 помчался	 вниз	 по	 лестнице	 и	 проводил	 его	 до
машины.	 Родители	 последовали	 за	 ними;	 счастливые	 и	 довольные,	 они
тоже	хотели	попрощаться	с	доктором.

–	Здоровехонький!	–	проговорил	доктор.	–	Поразительно!
–	И	сильный,	–	добавил	отец.	–	Ночью	он	самостоятельно	высвободил

руки.	Правда	ведь,	Чарльз?
–	Да?	–	переспросил	мальчик.
–	Именно!	Как	тебе	удалось?
–	Ну,	–	проговорил	мальчик,	–	это	было	очень	давно.
Давно!
Все	засмеялись,	а	пока	они	смеялись,	совершенно	спокойный	мальчик

опустил	 голую	 ногу	 на	 землю	 и	 чуть	 прикоснулся	 к	 веренице	 красных
муравьев,	спешивших	куда-то	по	своим	делам.	У	него	засияли	глаза,	когда
он	 осторожно,	 чтобы	 не	 заметили	 родители,	 болтавшие	 с	 доктором,
покосился	на	муравьев,	которые	замерли	на	мгновение,	потом	задергались,
а	 в	 следующую	 минуту	 замерли	 в	 неподвижности	 на	 бетонной	 дорожке.
Мальчик	почувствовал,	что	они	уже	остыли.

–	До	свидания!
Помахав	рукой,	доктор	уехал.
Мальчик	 шагал	 впереди	 своих	 родителей.	 Он	 посмотрел	 в	 сторону

города	и	принялся	тихонько	напевать	«Школьные	деньки».
–	Хорошо,	что	он	снова	здоров,	–	сказал	отец.
–	Послушай,	ему	не	терпится	пойти	в	школу!
Мальчик	повернулся	и	сжал	своих	родителей	в	объятиях,	каждого	по

очереди.	И	поцеловал	по	нескольку	раз.
А	потом,	не	говоря	ни	слова,	взбежал	по	лестнице	в	дом.
В	 гостиной,	 прежде	 чем	 отец	 и	 мать	 успели	 туда	 войти,	 он	 быстро

засунул	руку	в	клетку	с	канарейкой	и	погладил	желтенькую	птичку,	всего
один	разок.

А	потом	закрыл	дверцу,	отошел	в	сторонку	и	принялся	ждать.



Примирительница[8]	
Изголовье	 кровати	 сияло	 под	 солнцем,	 как	 фонтан,	 брызжущий

ослепительным	 блеском.	 Оно	 было	 украшено	 львами,	 химерами	 и
сатирами.	Кровать	внушала	благоговейный	ужас	даже	посреди	ночи,	когда
Антонио,	 развязав	 ботинки,	 касался	 натруженной	 рукой	 изголовья	 и	 оно
вздрагивало,	как	арфа.

–	Каждую	божью	ночь,	 –	 раздался	 голос	 его	жены,	 –	 у	 нас	 начинает
играть	этот	орган.

Жалоба	 больно	 задела	 его.	 Он	 лежал,	 не	 решаясь	 провести
огрубевшими	 пальцами	 по	 холодному	 ажурному	 металлу.	 За	 долгие	 годы
струны	этой	лиры	спели	немало	прекрасных,	пышущих	страстью	песен.

–	Это	не	орган,	–	ответил	он.
–	 Но	 играет-то	 как	 самый	 настоящий	 орган,	 –	 возразила	 Мария.	 –

Миллионы	 людей	 во	 всем	мире	 спят	 сейчас	 в	 кроватях.	А	мы	 чем	 хуже?
Господи!

–	Это	и	есть	кровать,	–	сдержанно	произнес	Антонио.
Бережно	 касаясь	 пальцами	 медных	 струн	 воображаемой	 арфы,	 он

подбирал	какую-то	мелодию.	Ему	казалось,	что	это	«Санта	Лючия».
–	Эта	кровать	горбатая,	словно	под	ней	спит	стадо	верблюдов.
–	Ну	что	ты,	мамочка,	–	попытался	успокоить	ее	Антонио.	Он	всегда

называл	 ее	 мамочкой,	 когда	 она	 выходила	 из	 себя,	 хотя	 детей	 у	 них	 не
было.	–	С	тобой	это	началось	пять	месяцев	назад,	–	продолжал	он,	–	когда
внизу,	у	миссис	Бранкоци,	появилась	новая	кровать.

–	 Кровать	 миссис	 Бранкоци…	 –	 мечтательно	 проговорила	 Мария.	 –
Она	как	снег,	вся	белая,	ровная,	мягкая.

–	 Не	 хочу	 я	 никакого	 снега,	 ни	 белого,	 ни	 ровного,	 ни	 мягкого!	 –
вскричал	он	сердито.	–	Ты	только	попробуй,	какие	пружины!	Они	узнают
меня,	когда	я	ложусь.	Они	знают,	что	сейчас	я	лежу	так,	в	два	часа	–	этак,	в
три	часа	–	таким	образом,	в	пять	–	этаким!	Мы	сработались	за	много	лет,
как	акробаты,	мы	знаем,	когда	чья	очередь	делать	трюки.

–	 Иногда	 мне	 снится,	 будто	 мы	 попали	 в	 конфетницу,	 что	 стоит	 в
кондитерской	у	Бортоле,	–	сказала	со	вздохом	Мария.

–	Эта	кровать,	–	раздался	в	темноте	голос	Антонио,	–	служила	нашей
семье	 еще	 до	 Гарибальди!	 Она	 дала	 миру	 целые	 округа	 честных
избирателей,	взвод	бравых	солдат,	двух	кондитеров,	парикмахера,	четырех
артистов,	исполнявших	вторые	партии	в	«Трубадуре»	и	«Риголетто»,	двух



гениев,	 таких	 одаренных,	 что	 за	 всю	жизнь	 они	 так	 и	 не	 решили,	 за	 что
взяться!	 А	 сколько	 в	 нашем	 роду	 было	 прекрасных	 женщин!	 Они	 уже
одним	 своим	 присутствием	 украшали	 все	 балы.	Это	 не	 просто	 кровать,	 а
рог	изобилия!	Конвейер!

–	Уже	два	года	как	мы	поженились,	–	с	трудом	владея	собой,	сказала
Мария.	 –	 Где	 же	 наши	 с	 тобой	 исполнители	 вторых	 партий	 для
«Риголетто»,	 где	 наши	 гении,	 наши	 красавицы,	 которые	 будут	 украшать
балы?

–	Терпение,	мамочка!
–	 Не	 называй	 меня	 мамочкой!	 Пока	 эта	 кровать	 по	 ночам	 ублажает

только	тебя,	а	меня	она	даже	дочкой	не	осчастливила!
Он	сел	в	кровати.
–	До	чего	же	тебя	довели	твои	соседки	со	своей	болтовней	о	том,	кто

сколько	тратит	и	сколько	получает.	Есть	у	миссис	Бранкоци	дети?	Уже	пять
месяцев,	как	у	нее	новая	кровать.

–	Нет.	Но	 скоро	будут!	Миссис	Бранкоци	 говорит,	 что…	А	кровать	у
нее	замечательная!

Он	откинулся	назад	и	натянул	на	себя	одеяло.	Кровать	завизжала,	как
стая	ведьм,	пролетающих	по	ночному	небу	в	предрассветный	час.

В	 окне	 стояла	 луна.	 Тени	 от	 рамы	 на	 полу	 с	 каждым	 часом
становились	короче.	Антонио	проснулся.	Марии	рядом	не	было.

Он	встал	и	пошел	посмотреть,	 что	делается	 за	полузакрытой	дверью
ванной.	Перед	зеркалом	стояла	его	жена	и	разглядывала	свое	усталое	лицо.

–	Я	себя	неважно	чувствую,	–	сказала	она.
–	Мы	поспорили.	–	Он	с	нежностью	похлопал	ее	по	плечу.	–	Извини.	А

насчет	 кровати	 я	 что-нибудь	 придумаю.	Посмотрю,	 как	 у	 нас	 с	 деньгами.
Если	 и	 завтра	 тебе	 будет	 нехорошо,	 сходи	 к	 доктору,	 ладно?	 Ну,	 пошли
спать.

На	 следующий	 день	 после	 полудня	 Антонио	 прямо	 с	 работы
отправился	 в	 магазин,	 где	 в	 витрине	 стояли	 отличные	 новые	 кровати.
Уголки	их	покрывал	были	соблазнительно	откинуты.

–	Я	–	чудовище,	–	прошептал	он	себе	под	нос.
Антонио	посмотрел	на	часы.	Сегодня	утром	Мария	была	холодна	как

лед.	Сейчас	она,	наверное,	у	 врача.	Он	подошел	к	витрине	кондитерского
магазина	и	смотрел,	как	конфетница	растягивает,	мнет	и	нарезает	массу	для
леденцов.	«Интересно,	а	леденцы	кричат?	–	подумал	он.	–	Может,	и	кричат,
только	таким	тоненьким	голоском,	что	их	не	слышно».	Он	улыбнулся,	и	тут
в	 растянутой	леденцовой	массе	 ему	померещилось	 лицо	Марии.	Антонио
помрачнел,	повернулся	и	пошел	обратно,	к	мебельному	магазину.	Нет.	Да.



Нет…	Да!	 Он	 прижался	 носом	 к	 холодному	 стеклу	 витрины.	 А	 будет	 ли
моей	спине	хорошо	на	этой	кровати?

Он	не	 спеша	достал	бумажник,	пересчитал	деньги.	Вздохнул,	 бросил
долгий	 взгляд	 на	 белоснежное	 покрывало.	 В	 витрине	 стояла	 его	 новая
кровать	 –	 неразгаданная	 загадка,	 таинственный	 сфинкс.	 Зажав	 в	 руке
деньги,	он	с	унылым	видом	вошел	в	магазин.

–	Мария!	 –	 Антонио	 взлетел	 по	 лестнице,	 перепрыгивая	 сразу	 через
две	ступеньки.	Было	девять	вечера,	он	отпросился	со	сверхурочной	работы
на	лесном	складе	и	сразу	побежал	домой.	Дверь	была	открыта.	Он	вбежал	в
комнату.	На	лице	у	него	сияла	улыбка.

В	квартире	было	пусто.
–	 У-у,	 –	 протянул	 он	 разочарованно.	 Положил	 чек	 на	 комод,	 чтобы

Мария	сразу	его	заметила.	В	те	редкие	вечера,	когда	он	работал	допоздна,
она	гостила	у	нижних	соседей.

«Пойду	 поищу	 ее,	 –	 решил	 он,	 потом	 передумал.	 –	 Нет,	 скажу
наедине».	Антонио	сел	на	кровать.

–	Старушка-кровать,	–	сказал	он,	–	прощай.	Прости.	–	Он	нетерпеливо
постучал	пальцами	по	медным	львам.	Прошелся	по	 комнате.	 –	Ну	 где	же
ты,	Мария!	–	Он	представил	ее	улыбку.

Антонио	 ждал,	 что	 сейчас	 услышит,	 как	 она	 легко	 взбегает	 по
лестнице,	 но	 вместо	 этого	 до	 него	 донеслись	 чьи-то	 медленные,
осторожные	шаги.	«Нет,	моя	Мария	так	не	ходит»,	–	подумал	он.

Дверная	ручка	повернулась.
–	Мария!
–	Ты	рано!	–	сказала	она	со	счастливой	улыбкой	на	лице.	Догадывалась

ли	 она?	 Видно	 ли	 было	 что-нибудь	 по	 его	 лицу?	 –	 А	 я	 была	 внизу,	 –
продолжала	она	звонким	голосом,	–	и	всем	рассказывала!

–	Всем	рассказывала?
–	Я	была	у	доктора!
–	У	доктора?	–	изумился	он.	–	И	что	же?
–	Что?	А	то,	что	ты	–	папочка!
–	Ты	хочешь	сказать,	я…
–	Да,	ты	–	папочка,	папочка,	папочка!
–	О-о,	–	вырвалось	у	него,	–	вот	почему	ты	так	осторожно	поднималась

по	лестнице.
Он	обнял	ее.	Не	слишком	крепко.	Расцеловал	в	обе	щеки.	И	завизжал

от	 радости,	 зажмурив	 глаза.	 Потом	 поднял	 с	 постели	 соседей	 и	 им
рассказал,	 потом,	 окончательно	 прогнав	 у	 них	 сон,	 рассказал	 все	 снова.
Было	немного	вина,	вальс,	бережные	объятия.	Он	целовал	ее	брови,	веки,



нос,	губы,	виски,	уши,	волосы,	подбородок.	Было	уже	за	полночь.
–	Чудо!	–	вздохнул	он.
Они	 опять	 остались	 одни	 в	 своей	 комнате,	 было	 душно,	 их	 веселые,

шумные	гости	ушли.	Они	опять	остались	одни.
Антонио	 уже	 собирался	 выключить	 свет,	 как	 вдруг	 заметил	 чек	 на

бюро.	 Озадаченный,	 он	 стал	 думать,	 как	 бы	 потоньше	 и	 поделикатнее
сообщить	ей	эту	новость.

Мария	как	завороженная	сидела	в	темноте,	на	своей	половине	кровати.
Она	 двигалась,	 словно	 была	 какой-то	 диковинной	 куклой,	 словно	 ее
разобрали	и	снова	собрали	по	частям.	Ее	движения	были	плавны,	будто	она
жила	на	дне	теплого	сумрачного	моря.

Наконец	осторожно,	чтобы	не	сломаться,	она	легла	на	подушку.
–	Мария,	мне	надо	тебе	что-то	сказать.
–	Да?	–	отозвалась	она	чуть	слышно.
–	Теперь	в	 твоем	положении,	–	он	нежно	сжал	ее	руку,	–	 тебе	нужна

удобная,	мягкая	кровать.
Она	 не	 вскрикнула	 от	 радости,	 не	 повернулась	 к	 нему,	 не	 бросилась

обнимать.
–	Это	же	орган,	фисгармония	какая-то,	а	не	кровать.
–	Это	кровать,	–	сказала	она.
–	Да	под	ней	же	стадо	верблюдов	спит?
–	Нет,	–	возразила	она	тихо,	–	эта	кровать	еще	даст	миру	целые	округа

честных	 избирателей,	 командиров,	 которых	 хватит	 на	 три	 армии,	 двух
балерин,	одного	высокого	полицейского	и	семь	басов,	альтов	и	сопрано.

Антонио	покосился	на	 чек,	 белевший	 в	 темноте	на	 комоде.	Пощупал
износившийся	матрас.	Пружины	плавно	сжались,	узнавая	хозяина,	каждый
его	мускул,	каждую	утомленную	косточку.

Он	вздохнул:
–	Мы	не	будем	больше	ссориться,	моя	маленькая.
–	Мамочка,	–	поправила	она.
–	Мамочка,	–	повторил	Антонио.
Потом	он	лег,	закрыл	глаза,	натянул	на	себя	одеяло.	Рядом,	в	темноте,

бил	 великолепный	 фонтан.	 Он	 лежал	 под	 суровыми	 взглядами	 свирепых
медных	львов,	на	него	смотрели	янтарные	сатиры,	хохочущие	химеры.	Он
лежал	и	прислушивался.	И	услышал.

Звуки	доносились	словно	издалека,	еле	слышно,	потом	яснее,	яснее…
Мария	 держала	 руку	 над	 головой	 и	 осторожно	 подбирала	 на

блестящих	медных	трубках	старинной	кровати,	на	дрожащих	струнах	арфы
какой-то	мотив.	Это	была…	Это	была…	Ну	конечно,	«Санта	Лючия»!



Вытянув	губы,	он	стал	напевать:	«Санта	Лючия!	Санта	Лючия!»
О,	это	было	восхитительно!



Город,	в	котором	никто	не	выходит[9]	
Пересекая	 Соединенные	 Штаты	 ночью	 или	 днем	 на	 поезде,	 вы

проноситесь	 мимо	 череды	 печальных	 городишек,	 где	 никто	 и	 никогда	 не
выходит.	Точнее,	не	выходит	никто	посторонний.	Человеку,	не	имеющему
здесь	 корней	 и	 родных,	 похороненных	 на	 местном	 кладбище,	 никогда	 не
придет	в	голову	посмотреть	вблизи	на	пустынную	одинокую	станцию	или
полюбоваться	унылыми	пейзажами.

Я	 заговорил	 об	 этом	 со	 своим	 попутчиком,	 таким	 же,	 как	 и	 я,
коммивояжером,	когда	мы	мчались	по	штату	Айова	на	поезде	Чикаго	–	Лос-
Анджелес.

–	 Это	 точно,	 –	 согласился	 он.	 –	 Люди	 выходят	 в	 Чикаго,	 все	 до
единого.	Выходят	в	Нью-Йорке,	Бостоне	и	Лос-Анджелесе.	Те,	кто	там	не
живет,	 приезжают,	 чтобы	 увидеть	 город,	 а	 потом	 рассказать	 всем	 своим
знакомым.	Но	чем,	скажите	на	милость,	станет	любоваться	турист	в	Фокс-
Хилле,	штат	Небраска?	Вы	или	я,	например?	Нет	уж,	увольте.	Знакомых	у
меня	 там	 нет,	 дел	 быть	 не	 может,	 это	 никакой	 не	 курорт,	 так	 за	 каким
чертом	он	мне	сдался?

–	 А	 вам	 не	 кажется,	 что	 для	 разнообразия	 взять	 и	 провести	 отпуск
совсем	не	так,	как	всегда,	было	бы	просто	восхитительно?	Выбрать	какую-
нибудь	деревеньку,	затерявшуюся	среди	равнин,	где	вы	не	знаете	ни	единой
души,	и,	плюнув	на	все,	махнуть	туда?

–	Вы	там	от	тоски	умрете.
–	Эта	идея	почему-то	совсем	не	навевает	на	меня	тоску!	–	Я	выглянул

в	окно.	–	Какая	следующая	остановка?	Как	называется	город?
–	Рэмпарт.
–	Звучит	недурно.	–	Я	улыбнулся.	–	Может	быть,	я	там	сойду.
–	Вы	глупец	и	врун.	Чего	вы	ищете?	Приключений?	Романтики?	Через

десять	 секунд	 после	 того,	 как	 поезд	 скроется	 из	 виду,	 вы	 начнете
проклинать	 себя	 самыми	 разными	 словами,	 найдете	 такси	 и	 помчитесь
вдогонку	за	поездом.

–	Вполне	возможно.
Я	наблюдал	за	телефонными	столбами,	проносившимися	мимо,	мимо,

мимо…	 Где-то	 далеко	 впереди	 появились	 едва	 различимые	 очертания
города.

–	Впрочем,	вряд	ли,	–	услышал	я	собственный	голос.
Коммивояжер,	 сидевший	 напротив,	 несколько	 удивленно	 на	 меня



взглянул.
Потому	 что	медленно,	 очень	медленно	 я	 начал	 подниматься	 на	 ноги.

Потянулся	за	шляпой.	Заметил,	как	моя	рука	взялась	за	чемодан.
Я	и	сам	был	немало	удивлен.
–	Подождите!	–	воскликнул	коммивояжер.	–	Что	вы	делаете?
Поезд	 вошел	 в	 довольно	 крутой	 вираж,	 и	 я	 покачнулся.	 Теперь	 уже

стали	отчетливо	видны	шпиль	церквушки,	густой	лес	и	пшеничное	поле.
–	Похоже,	схожу	с	поезда,	–	сказал	я.
–	Сядьте!	–	возмутился	мой	попутчик.
–	Нет,	 –	 ответил	 я.	 –	В	 этом	приближающемся	 городе	 что-то	 есть.	Я

должен	посмотреть.	У	меня	полно	времени.	На	самом	деле	мне	нужно	быть
в	Лос-Анджелесе	только	в	следующий	понедельник.	Если	я	сейчас	не	сойду
с	поезда,	то	до	конца	жизни	буду	думать	о	том,	что	потерял,	упустил	и	не
увидел	что-то	особенное,	а	ведь	у	меня	была	такая	возможность.

–	Мы	же	просто	разговаривали!	Тут	нет	ничего	особенного.
–	Вы	ошибаетесь,	–	возразил	я	ему.	–	Тут	что-то	есть.
Я	надел	шляпу	и	взял	в	руку	чемодан.
–	 Господи,	 –	 простонал	 коммивояжер,	 –	 кажется,	 вы	 и	 в	 самом	 деле

собираетесь	это	сделать.
Сердце	отчаянно	колотилось	у	меня	в	груди,	щеки	пылали.
Локомотив	подал	сигнал.	Поезд	мчался	по	рельсам	вперед.	Город	был

уже	совсем	близко!
–	Пожелайте	мне	удачи,	–	попросил	я.
–	Удачи!	–	сказал	мой	попутчик.
А	я	с	громким	криком	бросился	к	проводнику.

*	*	*

К	стене	здания	станции	прямо	на	платформе	был	приставлен	древний
облезлый	стул.	А	на	нем	совершенно	расслабленно,	совсем	утонув	в	своей
одежде,	 устроился	 старик	 лет	 семидесяти;	 казалось,	 его	 приколотили
гвоздями,	когда	строили	станцию,	и	он	с	тех	пор	тут	и	сидит.	Солнце	так
долго	жгло	его	лицо,	что	оно	стало	почти	черным,	а	щеки	превратились	в
тяжелые,	совсем	как	у	ящерицы,	складки	кожи,	–	создавалось	впечатление,
будто	он	постоянно	щурится.	Летний	ветерок	чуть	шевелил	волосы	цвета
дымного	 пепла.	 Голубая	 рубашка,	 расстегнутая	 у	 ворота,	 откуда
выглядывали	 белые	 пружинистые	 завитки,	 невероятно	 похожие	 на
внутренности	 часового	 механизма,	 по	 цвету	 ничем	 не	 отличалась	 от



белесого,	 точно	 выгоревшего,	 неба	 над	 головой.	 Ботинки	 покрылись
трещинами	 и	 волдырями,	 словно	 старик	 бесконечно	 и	 неподвижно	 стоял
возле	пылающей	печи,	засунув	их,	не	жалея,	в	ее	огнедышащую	пасть.	Тень
старика,	 прячущаяся	 где-то	 у	 его	 ног,	 была	 выкрашена	 в	 непроглядный
мрак.

Когда	я	вышел	на	перрон,	старик	быстро	оглядел	весь	состав,	а	потом
удивленно	уставился	на	меня.

Я	решил,	что	вот	сейчас	он	помашет	мне	рукой.
Однако	 в	 его	 полуприкрытых	 глазах	 что-то	 промелькнуло,	 они	 как

будто	 чуть	 изменили	 свой	 цвет;	 произошел	 некий	 химический	 процесс	 –
узнавание.	 Впрочем,	 старик	 по-прежнему	 сидел	 неподвижно,	 ни	 один
мускул	лица	–	ни	уголок	рта,	ни	веко	–	не	дрогнул.

Я	проследил	глазами	за	отъезжающим	поездом.	На	платформе	никого
не	было.	Возле	покрытой	паутиной,	заколоченной	досками	кассы	не	стояло
никаких	машин.	Лишь	я	один,	оставив	за	спиной	железный	перестук	колес,
устремился	в	неизведанное,	ступив	на	расшатанные	доски	платформы.

Поезд	утробно	загудел,	сообщая	всей	округе,	что	он	начал	взбираться
на	холм.

«Какой	же	я	дурак!	–	подумал	я.	Мой	попутчик	был	совершенно	прав.
Скука,	 царящая	 в	 этом	 городке,	 скука,	 которую	 я	 ощутил	 всем	 своим
существом,	уже	навевала	на	меня	ужас.	–	Ну	хорошо,	я	дурак	–	согласен.
Но	бежать	отсюда	–	нет!»

Не	 глядя	 на	 старика,	 мы	 с	 моим	 чемоданом	 прошли	 по	 платформе.
Оказавшись	 рядом	 с	 сидящим,	 я	 услышал,	 как	 его	 хрупкое	 тело	 снова
изменило	положение,	теперь	для	того,	чтобы	я	обратил	на	него	внимание.
Ноги	старика	коснулись	прогнивших	досок	платформы.

Я	не	остановился.
–	Добрый	день,	–	донесся	до	меня	едва	различимый	голос.
Я	знал,	что	он	на	меня	не	смотрит,	что	его	глаза	подняты	к	огромному,

безоблачному,	мерцающему	небу.
–	Добрый	день,	–	ответил	я.
И	направился	по	грязной	дороге	в	сторону	города.	Ярдов	через	сто	я

оглянулся.
Старик	по-прежнему	сидел	на	 своем	стуле,	 смотрел	на	 солнце,	 будто

задал	ему	какой-то	вопрос	и	ждал	ответа.
Я	ускорил	шаг.
И	оказался	в	провинциальном	сонном	городке,	днем,	один,	 где	никто

меня	не	знал.	Я	был	похож	на	форель,	которая	плывет	вверх	по	течению,	не
касаясь	берегов	прозрачной	реки	жизни,	несущей	свои	воды	мимо.



Мои	 подозрения	 подтвердились:	 в	 этом	 городке	 никогда	 и	 ничего	 не
происходило.	Хронология	событий	здесь	примерно	такова.

Ровно	в	четыре	часа	хлопнула	дверь	скобяной	лавки	Хоннегера,	из	нее
вышел	 пес	 и	 принялся	 валяться	 в	 пыли.	 В	 четыре	 тридцать	 соломинка	 с
хлюпающим	 звуком	 коснулась	 дна	 опустевшего	 стакана	 с	 лимонадом,	 да
так	громко,	словно	в	тишине	закусочной	разверзлись	хляби	небесные.	Пять
часов	–	мальчишки	и	мелкие	камешки	посыпались	в	городскую	речку.	Пять
пятнадцать	 –	 в	 косых	 лучах	 вечернего	 солнца	 шеренга	 муравьев	 чинно
прошагала	под	старыми	вязами.

И	все	же	–	я	медленно	кружил	по	улицам	–	здесь	обязательно	должно
быть	нечто	такое,	что	необходимо	увидеть.	Я	это	знал.	Знал,	что	ни	в	коем
случае	 не	 должен	 останавливаться,	 главное	 –	 старательно	 смотреть	 по
сторонам.	Знал,	что	обязательно	найду,	если	буду	хорошенько	искать.

Я	не	останавливался.	И	смотрел	по	сторонам.
За	все	время	моей	прогулки	по	городку	я	обратил	внимание	только	на

один	 постоянный,	 неменяющийся	 фактор:	 старик	 в	 выгоревших	 голубых
брюках	 и	 рубахе	 всегда	 был	 рядом.	 Когда	 я	 зашел	 в	 закусочную,	 он
устроился	 снаружи	 возле	 двери	 и	 сидел,	 сплевывая	 табак,	 который
мгновенно	 превращался	 в	 пыльные	 шарики,	 разбегающиеся	 в	 разные
стороны.	 А	 когда	 я	 стоял	 у	 реки,	 он	 присел	 чуть	 ниже	 по	 течению,
изображая,	будто	моет	руки.

Где-то	в	половине	восьмого	вечера	 я	уже	в	 восьмой	или	девятый	раз
делал	обход	тихого	городка,	когда	услышал	у	себя	за	спиной	шаги.

Я	оглянулся.	Старик	меня	догонял,	он	шагал,	глядя	прямо	перед	собой,
в	зубах	у	него	была	зажата	сухая	травинка.

–	Давненько,	–	тихо	сказал	он.
Мы	шли	не	останавливаясь,	в	сгущающихся	сумерках.
–	Давненько,	–	продолжал	старик,	–	я	жду	на	платформе.
–	Вы?	–	спросил	я.
–	Я.	–	Он	кивнул,	оставаясь	в	тени	деревьев.
–	Вы	ждали	кого-то	на	станции?
–	Да,	–	ответил	он.	–	Тебя.
–	Меня?	 –	 В	 моем	 голосе,	 видимо,	 прозвучало	 удивление,	 которое	 я

испытал.	–	Почему?..	Вы	же	меня	ни	разу	в	жизни	не	видели.
–	А	разве	я	сказал,	что	видел?	Сказал	только,	что	ждал.
Мы	уже	были	на	окраине	городка.	Старик	повернул,	и	я	–	вслед	за	ним,

на	темнеющий	берег	реки,	в	сторону	насыпи,	по	которой	промчался	ночной
поезд,	 направляющийся	 куда-то	 на	 восток,	 на	 запад,	 почти	 не	 делающий
остановок	в	пути.



–	Хотите	что-нибудь	про	меня	узнать?	–	спросил	я.	–	Вы	шериф?
–	 Да	 нет,	 я	 не	 шериф.	 И	 не	 хочу	 про	 тебя	 ничего	 знать.	 –	 Старик

засунул	 руки	 в	 карманы.	 Солнце	 уже	 село,	 стало	 неожиданно	 холодно.	 –
Меня	просто	удивило,	что	ты	в	конце	концов	приехал.

–	Удивило?
–	Удивило,	–	сказал	он,	–	и…	обрадовало.
Я	резко	остановился	и	посмотрел	на	старика:
–	Сколько	же	вы	так	просидели	на	станции?
–	Двадцать	лет.	Ну	примерно	–	чуть	больше	или	чуть	меньше.
Я	 знал,	 что	он	 говорит	правду;	 его	 голос	шелестел	 тихо	и	неспешно,

словно	вода	в	реке.
–	Вы	ждали	меня?	–	переспросил	я.
–	Или	кого-нибудь	вроде	тебя,	–	ответил	старик.
Мы	шли	вперед.	Становилось	все	темнее.
–	Как	тебе	понравился	наш	город?
–	Приятный,	тихий.
–	Приятный,	тихий.	–	Он	кивнул.	–	А	люди	понравились?
–	Похоже,	люди	здесь	тоже	приятные	и	тихие.
–	Вот	именно,	–	согласился	старик.	–	Приятные	и	тихие.
Я	уже	собирался	повернуть,	но	мой	попутчик	не	умолкал,	и,	чтобы	не

показаться	ему	невежливым	и	выслушать,	мне	пришлось	продолжать	идти
рядом	 с	 ним.	 Нас	 окутал	 глубокий	 ночной	 мрак,	 поскольку	 мы	 уже
оказались	в	полях	за	городом.

–	Да,	–	заявил	старик,	–	в	тот	день,	когда	я	вышел	на	пенсию,	двадцать
лет	назад,	я	уселся	на	платформе	на	станции	и	с	тех	самых	пор	там	и	сидел
–	 просто	 так,	 дожидаясь,	 когда	 что-нибудь	 случится.	 Я	 не	 знал,	 что	 это
такое	 будет,	 не	 знал,	 не	 смог	 бы	 сказать,	 если	 бы	 кто	 меня	 и	 спросил.
Только	был	уверен,	что,	когда	оно	все-таки	произойдет,	я	сразу	все	пойму,
узнаю.	Посмотрю	и	скажу:	«Да,	сэр,	вот	чего	я	так	долго	ждал».	Крушение
поезда?	Нет.	Моя	старая	подружка	вернулась	в	город	через	пятьдесят	лет?
Нет,	нет	и	нет.	Трудно	сказать.	Я	ждал	кого-то.	Или	чего-то.	Мне	кажется,
ты	имеешь	к	этому	отношение.	Жаль,	я	не	могу…

–	А	почему	бы	не	попытаться?	–	предложил	я	ему.
На	 небе	 появились	 звезды,	мы	по-прежнему,	 не	 останавливаясь,	шли

вперед.
–	Ну,	–	медленно	начал	старик,	–	тебе	известно,	что	у	тебя	внутри?
–	Вы	имеете	в	виду	мой	желудок	или	психологию?
–	 Вот-вот.	 Я	 имею	 в	 виду	 твою	 голову,	 мозги.	 Ты	 про	 это	 много

знаешь?



У	меня	под	ногами	шуршала	трава.
–	Кое-что.
–	Вы	теперь	многих	ненавидите?
–	Не	очень.
–	 Такое	 происходит	 со	 всеми.	 Ненависть	 –	 нормальное	 явление,

правда?	И	не	только	ненависть…	мы	ведь	никогда	об	этом	не	говорим,	но
разве	 нам	 не	 хочется	 причинить	 страдания	 тому,	 кто	 нас	 обидел,	 иногда
даже	убить	его?

–	Не	проходит	и	недели,	чтобы	такое	чувство	не	возникло,	–	ответил
я.	–	Только	мы	противостоим	ему.

–	Всю	свою	жизнь	мы	гоним	от	себя	эти	мысли,	–	сказал	старик.	–	В
городе	начнутся	разговоры,	а	что	скажут	мама	и	папа,	что	скажет	закон?	И
поэтому	ты	откладываешь	одно	убийство,	а	потом	другое	и	третье…	К	тому
времени,	когда	достигнешь	моего	возраста,	у	тебя	за	душой	накопится	уже
много	всего	такого.	И	если	ты	не	пойдешь	на	какую-нибудь	войну,	тебе	ни
за	что	не	избавиться	от	тяжести	в	душе.

–	Кое-кто	стреляет	уток,	а	иные	ставят	капканы,	–	заявил	я.	–	Другие
занимаются	боксом	или	борьбой.

–	А	есть	и	 такие,	 кто	ничего	 эдакого	не	делает.	Я	сейчас	 говорю	про
них.	Вот	 я,	 например.	Всю	жизнь	 я	 засаливал	 тела,	 складывал	 их	 на	 лед,
чтобы	не	протухли,	–	в	своей	голове,	естественно.	Иногда	ты	свирепеешь
оттого,	что	 город,	 в	котором	живешь,	и	люди,	рядом	с	которыми	живешь,
заставляют	 тебя	 отказаться	 от	 подобных	 идей.	 И	 начинаешь	 завидовать
древним	 пещерным	 дикарям	 –	 им	 только	 и	 нужно	 было,	 что	 издать
воинственный	клич,	размахнуться	дубиной,	треснуть	кого-нибудь	по	башке
–	и	все	в	порядке.

–	Что	приводит	нас	к…
–	 Что	 приводит	 нас	 к	 следующему	 выводу:	 каждый	 человек	 в	 своей

жизни	хотел	бы	совершить	хотя	бы	одно	убийство,	сбросить	груз,	лежащий
у	него	на	плечах,	отыграться	за	все	несбывшиеся	убийства,	за	то,	что	ему
не	хватило	духа	поднять	руку	на	своих	врагов.	Иногда	такая	возможность
представляется.	Кто-то	перебегает	дорогу	прямо	перед	носом	его	машины,
а	 он	 забывает	 нажать	 на	 тормоз	 и	 мчится	 вперед.	 Тут	 никто	 ничего	 не
докажет.	Этот	 человек	 даже	 себе	 не	 признается,	 почему	 он	 так	 поступил.
Он	просто	не	 успел	 поставить	 ногу	 на	 педаль	 тормоза.	Но	 ты	и	 я,	мы-то
знаем,	что	произошло	на	самом	деле,	не	правда	ли?

–	Да,	–	согласился	я.
Теперь	 город	 остался	 далеко	 позади.	 Мы	 пересекли	 небольшую

речушку	 по	 деревянному	 мосту,	 совсем	 рядом	 с	 железнодорожной



насыпью.
–	Так	вот,	–	продолжал	старик,	глядя	в	воду,	–	совершать	стоит	только

идеальное	убийство,	когда	никто	не	сможет	догадаться,	кто	виноват,	почему
он	это	сделал	и	кто	стал	жертвой,	верно?	Лет	двадцать	назад	мне	в	голову
пришла	идея.	Я	думаю	об	этом	не	каждый	день,	даже	не	каждую	неделю.
Иногда	 забываю	 на	 целые	 месяцы.	 Послушай	 меня	 внимательно:	 здесь
останавливается	всего	один	поезд	в	день,	а	порой	и	вовсе	ни	одного.	Если
ты	хочешь	кого-нибудь	убить,	нужно	подождать	–	может	быть,	на	это	уйдут
многие	годы	–	человека,	который	сойдет	с	поезда	просто	так,	без	всякой	на
то	 причины,	 человека,	 которого	 никто	 в	 городе	 не	 знает	 и	 который	 сам
очутился	 здесь	 впервые.	Сидя	на	 своем	 стуле	на	платформе,	 я	 понял,	 что
только	в	этом	случае	ты	можешь	подойти	к	нему	и,	когда	рядом	никого	не
будет,	убить,	а	тело	сбросить	в	реку.	Его	обнаружат	через	многие	мили	вниз
по	 течению.	 А	 может,	 и	 вовсе	 не	 найдут.	 Никому	 и	 в	 голову	 не	 придет
искать	бедолагу	в	Рэмпарте.	Он	ведь	туда	не	собирался.	Он	ехал	в	какое-то
совсем	 другое	 место.	 Вот	 какая	 идея	 пришла	 мне	 в	 голову	 лет	 двадцать
назад.	И	 я	 понял,	 что	 узнаю	 этого	 человека	 в	 ту	 самую	минуту,	 когда	 он
сойдет	с	поезда.	Узнаю	так	же	уверенно…

Я	остановился.	Уже	совсем	стемнело.	Луна	займет	на	небе	свое	место
только	через	час.

–	Узна́ете?	–	спросил	я.
–	Да,	–	ответил	старик.	Я	заметил,	как	он	поднял	голову	к	звездам.	–

Ну	ладно,	что-то	я	разболтался.
Старик	подошел	ко	мне	поближе	и	взял	за	локоть.	Его	рука	показалась

мне	такой	горячей,	словно,	прежде	чем	прикоснуться	ко	мне,	он	подержал
ее	 над	 печкой.	 Другая	 рука,	 правая,	 напряженная,	 сжатая	 в	 кулак,
оставалась	в	кармане.

–	Пожалуй,	пора	кончать	с	разговорами.
Раздался	пронзительный	крик.
У	нас	над	головами	по	невидимым	рельсам	мчался	ночной	экспресс	–

взлетел	 на	 холм,	 мимо	 леса,	 фермерских	 домиков,	 городских	 строений,
полей,	канав,	лугов,	вспаханных	земель	и	водоемов,	а	потом	с	диким	воем
прогрохотал	где-то	в	вышине	и	исчез.	Еще	несколько	секунд	после	того,	как
он	скрылся	из	виду,	дрожали,	звенели	рельсы,	потом	все	стихло.

Старик	и	я	стояли	в	темноте,	не	спуская	друг	с	друга	глаз.	Левой	рукой
он	 все	 еще	 держал	 меня	 за	 локоть,	 другая	 по-прежнему	 оставалась	 в
кармане.

–	А	мне	можно	кое-что	сказать?	–	спросил	я	наконец.
Он	кивнул.



–	Про	себя.	–	Мне	пришлось	помолчать	немного,	потому	что	каждый
вдох	 давался	 с	 трудом.	 Я	 заставил	 себя	 снова	 заговорить:	 –	 Забавно
получается.	Мне	часто	приходили	в	голову	точно	такие	же	мысли.	Как	раз
сегодня	в	поезде,	по	дороге	в	Лос-Анджелес,	я	подумал:	как	великолепно,
как	 замечательно,	 как	 прекрасно	 это	 было	 бы…	Дела	 в	 последнее	 время
идут	неважно.	Жена	больна.	На	прошлой	неделе	умер	лучший	друг.	В	мире
много	войн.	А	я	сам	как	натянутая	струна.	Было	бы	совсем	неплохо,	даже
здорово	было	бы…

–	Что?	–	спросил	старик,	так	и	не	убрав	руки	с	моего	локтя.
–	Сойти	с	поезда	в	каком-нибудь	маленьком	городишке,	–	ответил	я,	–

где	меня	никто	не	 знает,	 положить	 в	 карман	пистолет,	 найти	 кого-нибудь,
пристрелить,	закопать,	а	потом	вернуться	на	станцию,	сесть	в	какой-нибудь
поезд	и	вернуться	домой.	И	никто	ни	за	что	на	свете	не	догадается,	кто	это
сделал.	«Идеальное	убийство»,	–	подумал	я.	И	сошел	с	поезда.

Мы	стояли	в	темноте	еще,	наверное,	минуту	и	смотрели	друг	на	друга.
Может	 быть,	 прислушивались	 к	 тому,	 как	 стучат	 наши	 сердца.	 Очень
громко	и	отчаянно.

Мир	 подо	 мной	 дрогнул.	 Я	 сжал	 кулаки.	 Я	 хотел	 упасть.	 Хотел
закричать,	совсем	как	поезд.

Потому	что	совершенно	неожиданно	понял,	что	все	сказанное	мной	не
было	 ложью,	 сочиненной	 ради	 спасения	жизни.	Все,	 что	 секунду	 назад	 я
поведал	этому	человеку,	–	истинная	правда.

Теперь	 я	 знал,	 почему	 вышел	 на	 этой	 станции	 и	 бродил	 по	 городу.
Знал,	что	искал.

Я	услышал	тяжелое,	быстрое	дыхание	старика.	Он	сжимал	рукой	мой
локоть,	 словно	 боялся	 упасть.	Он	 стиснул	 зубы	 и	 наклонился	 ко	мне,	 а	 я
наклонился	к	нему.	Между	нами	повисло	короткое,	напряженное	молчание,
точно	перед	взрывом.

Наконец	 он	 заставил	 себя	 заговорить.	 Я	 услышал	 голос	 человека,
раздавленного	страшным	грузом.

–	А	откуда	мне	знать,	что	у	тебя	есть	пистолет?
–	 Ниоткуда.	 –	 Слова	 прозвучали	 как-то	 смазанно.	 –	 Вы	 ничего	 не

можете	знать	наверняка.
Старик	 ждал.	 Мне	 показалось,	 что	 в	 следующее	 мгновение	 он

потеряет	сознание.
–	Так	вот,	значит,	как	оно	получается?	–	спросил	он.
–	Вот	так-то	оно	получается,	–	ответил	я.
Он	зажмурился.	Сжал	губы.
Еще	 через	 пять	 секунд	 ему	 удалось	 –	 очень	 медленно,	 с	 трудом	 –



оторвать	пальцы	от	моей	невыносимо	тяжелой	руки.	Потом	он	взглянул	на
свою	правую	руку	и	вынул	ее	из	кармана	–	она	была	пуста.

Осторожно,	напряженно,	неуверенно	мы	отвернулись	друг	от	друга	и,
ничего	не	видя,	совсем	ничего,	в	темноте	ночи	зашагали	в	разные	стороны.

*	*	*

Огоньки	 останавливающегося	 по	 требованию	 пассажиров
полуночного	экспресса	плясали	на	рельсах.	Только	когда	поезд	отошел	от
станции,	я	выглянул	в	дверь	пульмановского	вагона	и	посмотрел	назад.

Старик	 сидел	 на	 своем	 месте,	 на	 стуле,	 прислоненном	 к	 стене,	 в
выгоревших	голубых	брюках	и	рубашке.	Его	пропеченное	солнцем	лицо	не
повернулось	 в	 мою	 сторону,	 когда	 поезд	 пронесся	 мимо.	 Его	 взгляд	 был
устремлен	 на	 восток,	 на	 пустые	 рельсы,	 туда,	 откуда	 завтра,	 или
послезавтра,	или	еще	когда-нибудь	появится	поезд,	какой-нибудь,	не	важно
какой,	приблизится	к	станции,	замедлит	ход,	а	потом	и	остановится.	Лицо
старика	ничего	не	выражало,	а	бесцветные	глаза,	словно	скованные	лютым
морозом,	смотрели	на	восток.	Казалось,	что	ему	все	сто	лет.

Поезд	взвыл.
Неожиданно	почувствовав	и	себя	древним	стариком,	 я	прищурился	и

высунулся	из	двери.
Теперь	 нас	 разделял	 тот	 самый	 мрак,	 который	 свел	 сначала.	 Старик,

станция,	городок,	лес	затерялись	в	ночи.
Целый	час	я	стоял,	слушая	вой	ветра	и	глядя	назад,	в	темноту.



Запах	сарсапарели[10]	
Три	 дня	 кряду	 Уильям	 Финч	 спозаранку	 забирался	 на	 чердак	 и	 до

вечера	 тихо	 стоял	 в	 полутьме,	 обдуваемый	 сквозняком.	 Ноябрь	 был	 на
исходе,	и	три	дня	мистер	Финч	простоял	так	в	одиночестве,	чувствуя,	что
само	 Время	 тихо,	 безмолвно	 осыпается	 белыми	 хлопьями	 с	 бескрайнего
свинцового	 неба,	 укрывает	 холодным	 пухом	 крышу	 и	 припудривает
карнизы.	Он	стоял	неподвижно,	смежив	веки.	Тянулись	долгие,	серые	дни,
солнце	 не	 показывалось,	 от	 ветра	 чердак	 ходил	 ходуном,	 словно	 утлая
лодка	на	волнах,	скрипел	каждой	своей	косточкой,	стряхивал	слежавшуюся
за	десятилетия	пыль	с	балок,	с	покоробившихся	досок	и	дранки.	Все	вокруг
охало	 и	 ахало,	 стонало	 и	 кряхтело,	 а	Уильям	Финч	 стоял	 и	 вдыхал	 сухие
тонкие	 запахи,	 словно	 изысканные	 духи,	 и	 приобщался	 к	 издавна
копившимся	здесь	сокровищам.

–	А-а…	–	Глубокий	вдох.
Внизу	жена	его	Кора	то	и	дело	прислушивалась,	но	ни	разу	не	слыхала,

чтобы	 он	 прошел	 по	 чердаку,	 или	 переступил	 с	 ноги	 на	 ногу,	 или
шевельнулся.	 Ей	 чудилось	 только,	 что	 он	 шумно	 дышит	 там,	 на
продуваемом	 всеми	 ветрами	 чердаке,	 –	 медленно,	 мерно,	 глубоко,	 будто
работают	старые	кузнечные	мехи.

–	Смех,	да	и	только,	–	пробормотала	она.
На	третий	день,	когда	он	торопливо	спустился	к	обеду,	с	лица	его	не

сходила	 улыбка	 –	 он	 улыбался	 унылым	 стенам,	 щербатым	 тарелкам,
исцарапанным	ложкам	и	вилкам	и	даже	собственной	жене!

–	Чему	радуешься?	–	спросила	она.
–	Просто	настроение	хорошее.	Отменнейшее!	–	засмеялся	он.
Он	был	что-то	не	 в	меру	весел.	Буйная	радость	бродила	и	бурлила	в

нем	–	того	и	гляди	выплеснется	через	край.	Жена	нахмурилась:
–	Чем	это	от	тебя	пахнет?
–	 Пахнет?	 Пахнет?	 Как	 так	 –	 пахнет?	 –	 Финч	 вскинул	 седеющую

голову.
Жена	подозрительно	принюхалась.
–	Сарсапарелью,	вот	как.
–	Быть	этого	не	может!
Его	 нервическая	 веселость	 разом	 оборвалась,	 будто	 слова	 жены

повернули	 какой-то	 выключатель.	 Он	 был	 ошеломлен,	 растерян	 и	 вдруг
насторожился.



–	Где	ты	был	утром?	–	спросила	Кора.
–	Ты	же	знаешь,	прибирал	на	чердаке.
–	 Размечтался	 над	 старым	 хламом.	 Я	 ни	 звука	 не	 слыхала.	 Думала,

может,	 тебя	 там	 и	 нету,	 на	 чердаке.	 А	 это	 что	 такое?	 –	 Она	 показала
пальцем.

–	Вот	те	на,	это	еще	откуда	взялось?
Неизвестно,	 кому	 задал	 Уильям	 Финч	 этот	 вопрос.	 С	 величайшим

недоумением	 он	 уставился	 на	 черные	 металлические	 велосипедные
зажимы,	 которыми	 оказались	 прихвачены	 его	 брюки	 у	 костлявых
щиколоток.

–	Нашел	на	чердаке,	–	ответил	он	сам	себе.	–	Помнишь,	Кора,	как	мы
катили	 на	 нашем	 тандеме	 по	 проселочной	 дороге?	 Это	 было	 сорок	 лет
назад,	рано	поутру,	и	мы	были	молодые.

–	 Если	 ты	 нынче	 не	 управишься	 с	 чердаком,	 я	 заберусь	 туда	 сама	 и
повыкину	весь	хлам.

–	Нет,	нет!	–	вскрикнул	он.	–	Я	там	все	разбираю,	как	мне	удобно.
Жена	холодно	поглядела	на	него.
За	обедом	он	немного	успокоился	и	опять	повеселел.
–	А	знаешь,	Кора,	что	за	штука	чердак?	–	заговорил	он	с	увлечением.	–

Всякий	 чердак	 –	 это	 Машина	 времени,	 в	 ней	 тупоумные	 старики	 вроде
меня	 могут	 отправиться	 на	 сорок	 лет	 назад,	 в	 блаженную	 пору,	 когда
круглый	 год	 безоблачное	 лето	 и	 детишки	 объедаются	 мороженым.
Помнишь,	какое	вкусное	было	мороженое?	Ты	еще	завернула	его	в	платок.
Отдавало	сразу	и	снегом,	и	полотном.

Кора	беспокойно	поежилась.
А	пожалуй,	это	возможно,	думал	он,	полузакрыв	глаза,	пытаясь	вновь

все	 это	 увидеть	 и	 припомнить.	 Ведь	 что	 такое	 чердак?	 Тут	 дышит	 само
Время.	 Тут	 все	 связано	 с	 прошедшими	 годами,	 всё	 сплошь	 куколки	 и
коконы	иного	века.	Каждый	ящик	и	ящичек	–	словно	крохотный	саркофаг,
где	 покоятся	 тысячи	 вчерашних	 дней.	 Да,	 чердак	 –	 это	 темный	 уютный
уголок,	полный	Временем,	и,	если	стать	по	самой	середке	и	стоять	прямо,
во	весь	рост,	скосив	глаза,	и	думать,	думать,	и	вдыхать	запах	Прошлого,	и,
вытянув	руки,	коснуться	Минувшего,	тогда	–	о,	тогда…

Он	спохватился:	оказывается,	что-то,	хоть	и	не	все,	он	подумал	вслух.
Кора	торопливо	ела.

–	 А	 ведь	 правда	 интересно,	 если	 б	 можно	 было	 и	 впрямь
путешествовать	 во	 Времени?	 –	 спросил	 Уильям,	 обращаясь	 к	 пробору	 в
волосах	 жены.	 –	 И	 чердак,	 вроде	 нашего,	 самое	 подходящее	 для	 этого
место,	лучше	не	сыщешь,	верно?



–	 В	 старину	 тоже	 не	 все	 дни	 были	 безоблачные,	 –	 сказала	 она.	 –
Просто	 память	 у	 тебя	 шалая.	 Хорошее	 все	 помнишь,	 а	 худое	 забываешь.
Тогда	тоже	не	сплошь	было	лето.

–	В	некотором	смысле	так	оно	и	было.
–	Нет,	не	так.
–	 Я	 что	 хочу	 сказать,	 –	 жарко	 зашептал	 Уильям	 и	 подался	 вперед,

чтобы	лучше	видеть	картину,	которая	возникала	на	голой	стене	столовой.	–
Надо	 только	 ехать	 на	 своей	 одноколеске	 поаккуратнее,	 удерживать
равновесие,	 балансировать	 между	 годами,	 руки	 в	 стороны,	 осторожно-
осторожно,	от	года	к	году:	недельку	провести	в	девятьсот	девятом,	денек	в
девятисотом,	 месячишко	 или	 недели	 две	 где-нибудь	 еще,	 скажем,	 в
девятьсот	пятом,	в	восемьсот	девяносто	восьмом,	–	и	тогда	до	конца	жизни
так	и	не	выедешь	из	лета.

–	Что	еще	за	одноколеска?
–	 Ну,	 знаешь,	 такой	 высокий	 велосипед	 об	 одном	 колесе,	 весь

хромированный,	 на	 таких	 катаются	 актеры	 в	 цирке	 и	жонглируют	 всякой
всячиной.	 Тут	 главная	 хитрость	 –	 удерживать	 равновесие,	 чтоб	 не
свалиться,	и	тогда	все	эти	блестящие	штуки	так	и	летают	в	воздухе,	высоко-
высоко,	 блещут,	 сверкают,	 искрятся,	 мелькает	 что-то	 пестрое	 –	 красное,
желтое,	 голубое,	 зеленое,	 белое,	 золотое…	 над	 головой	 у	 тебя	 летают	 в
воздухе	все	эти	июни,	июли	и	августы,	сколько	их	было	на	свете,	а	ты	знай
подкидывай	их,	 как	мячики,	 да	 улыбайся.	Вся	 соль	 в	 равновесии,	Кора,	 в
равновесии.

–	Тра-та-та,	–	сказала	она.	–	Затараторил,	тараторка.

*	*	*

Он	 вскарабкался	 по	 длинной	 холодной	 лестнице	 на	 чердак,	 его
пробирала	дрожь.

Бывали	 такие	 зимние	 ночи,	 когда	 он	 просыпался,	 продрогнув	 до
костей,	ледяные	колокола	звенели	в	ушах,	мороз	щипал	каждый	нерв,	будто
вспыхивал	внутри	колючий	фейерверк,	и	рассыпались	ослепительно-белые
искры,	 и	 жгучий	 снег	 падал	 на	 безмолвные	 потаенные	 долины
подсознания.	 Было	 холодно-холодно,	 так	 холодно,	 что	 и	 долгое-долгое
знойное	 лето	 со	 всеми	 своими	 зелеными	 факелами	 и	 жарким	 бронзовым
солнцем	не	растопило	бы	сковавший	все	его	существо	ледяной	панцирь	–
понадобилось	бы	не	одно	лето,	а	добрых	два	десятка.	По	ночам	в	постели
весь	 он	 точно	 огромная	 пресная	 сосулька,	 снежный	 истукан,	 и	 в	 нем



поднимается	вьюга	бессвязных	сновидений,	суматоха	ледяных	кристаллов.
А	за	стенами	опустилась	вечная	зима,	над	всем	нависло	низкое	свинцово-
серое	 небо	 и	 давит	 людей,	 точно	 тяжкий	 пресс	 –	 виноградные	 гроздья,
перемалывает	 краски	 и	 разум	 и	 самую	 жизнь;	 только	 дети	 уцелели	 и
носятся	на	лыжах,	летят	на	санках	с	оледенелых	гор,	в	чьих	склонах,	как	в
зеркале,	 отражается	 этот	 давящий	 железный	щит	 и	 опускается	 все	 ниже,
ниже	–	каждый	день	и	каждую	нескончаемую	ночь.

Уильям	 Финч	 откинул	 крышку	 чердачного	 люка.	 Зато	 –	 вот	 оно!
Вокруг	него	взвилась	летняя	пыль.	Здесь,	на	чердаке,	пыль	кипела	от	жары,
сохранившейся	с	давно	прошедших	знойных	дней.	Он	тихо	закрыл	за	собой
люк.

На	губах	его	заиграла	улыбка.
Чердак	 безмолвствовал,	 словно	 черная	 туча	 перед	 грозой.	 Лишь

изредка	до	Коры	сверху	доносилось	невнятное	мужнино	бормотание.
В	пять	часов	пополудни	мистер	Финч	встал	на	пороге	кухни,	напевая

«О	 мечты	 мои	 златые»,	 взмахнул	 новехонькой	 соломенной	 шляпой	 и
крикнул,	будто	малого	ребенка	хотел	напугать:

–	У-у!
–	 Ты	 что,	 проспал,	 что	 ли,	 весь	 день?	 –	 огрызнулась	жена.	 –	 Я	 тебе

четыре	раза	кричала,	хоть	бы	отозвался.
–	Проспал?	–	переспросил	он,	подумал	минуту	и	фыркнул,	но	тотчас

зажал	рот	ладонью.	–	Да,	пожалуй	что	и	так.
Тут	только	она	его	разглядела.
–	Боже	милостивый!	Где	ты	раздобыл	это	тряпье?
На	Уильяме	был	красный	в	полоску,	точно	леденец,	сюртук,	высокий

тугой	 белый	 воротничок	 и	 кремовые	 панталоны.	 А	 соломенная	 шляпа
благоухала	так,	словно	в	воздух	подбросили	пригоршню	свежего	сена.

–	Нашел	в	старом	сундуке.
Кора	потянула	носом:
–	Нафталином	не	пахнет.	И	выглядит	как	новенький.
–	 Нет-нет,	 –	 поспешно	 возразил	 Уильям.	 Под	 критическим	 взором

жены	ему	явно	стало	не	по	себе.
–	Нашел	время	для	маскарада,	–	сказала	Кора.
–	Уж	и	позабавиться	нельзя?
–	Только	забавляться	и	умеешь.	–	Она	сердито	захлопнула	духовку.	–

Бог	 свидетель,	 я	 сижу	 дома	 и	 вяжу	 тебе	 носки,	 а	 ты	 в	 это	 время	 в	 лавке
подхватываешь	дам	под	локоток,	можно	подумать,	они	без	тебя	не	найдут,
где	вход,	где	выход!

Но	Уильям	уклонился	от	ссоры.



–	 Послушай,	 Кора…	 –	 Он	 потупился,	 разглядывая	 что-то	 на	 дне
новехонькой,	 хрустящей	 соломенной	 шляпы.	 –	 Ведь	 правда,	 хорошо	 бы
прогуляться,	как	мы,	бывало,	гуляли	по	воскресеньям?	Ты	–	под	шелковым
зонтиком,	 и	 чтоб	 длинные	юбки	шуршали,	 а	 потом	 посидеть	 в	 аптеке	 на
стульях	 с	 железными	 ножками,	 и	 чтоб	 пахло…	 помнишь,	 как	 когда-то
пахло	 в	 аптеке?	 Почему	 теперь	 так	 не	 пахнет?	 И	 спросить	 два	 стакана
сарсапарелевой,	а	потом	прокатиться	в	нашем	«Форде»	девятьсот	десятого
года	на	Хэннегенскую	набережную,	и	поужинать	в	отдельном	кабинете,	и
послушать	духовой	оркестр.	Хочешь?

–	Ужин	готов.	И	сними	эти	дурацкие	тряпки,	хватит	шута	разыгрывать.
Уильям	не	отступался.
–	Ну,	а	если	б	можно	было	так:	захотела	–	и	поехала?	–	сказал	он,	не

сводя	 с	 нее	 глаз.	 –	 Поля,	 дорога	 обсажена	 дубами,	 тихая,	 совсем	 как	 в
былые	годы,	когда	еще	не	носились	повсюду	эти	бешеные	автомобили.	Ты
бы	поехала?

–	 На	 тех	 дорогах	 была	 страшная	 пылища.	 Мы	 возвращались	 домой
черные,	 как	 папуасы.	 Кстати…	 –	 Кора	 взяла	 со	 стола	 сахарницу	 и
встряхнула	ее.	–	Нынче	утром	у	меня	тут	лежало	сорок	долларов.	А	сейчас
нету!	Уж	не	 заказал	ли	ты	этот	костюмчик	в	театральной	мастерской?	Он
новый,	с	иголочки,	ни	в	каком	сундуке	он	не	лежал!

–	Я…	–	Уильям	осекся.
Жена	бушевала	еще	добрых	полчаса,	но	он	так	и	не	стал	защищаться.

Весь	 дом	 сотрясался	 от	 порывов	 ноябрьского	 ветра,	 и	 под	 речи	 Коры
свинцовое,	стылое	небо	опять	пошло	сыпать	снегом.

–	Отвечай	мне!	 –	 кричала	 она.	 –	 Ты	 что,	 совсем	 рехнулся?	Ухлопать
наши	кровные	денежки	на	тряпье,	которое	и	носить-то	нельзя!

–	На	чердаке…	–	начал	Уильям.
Кора,	не	слушая,	ушла	в	гостиную.
Снег	повалил	вовсю,	стало	холодно	и	темно	–	настоящий	ноябрьский

вечер.	 Кора	 слышала,	 как	 Уильям	 снова	 медленно	 полез	 по	 приставной
лестнице	на	чердак,	в	это	пыльное	хранилище	Прошлого,	в	мрачную	дыру,
где	только	и	есть	что	старая	одежда,	подгнившие	балки	да	Время,	в	чужой,
особый	мир,	совсем	не	такой,	как	здесь,	внизу.

Он	 опустил	 крышку	 люка.	 Вспыхнул	 карманный	 фонарик	 –	 другого
спутника	ему	не	надо.	Да,	оно	все	здесь	–	Время,	собранное,	сжатое,	точно
японский	 бумажный	 цветок.	 Одно	 прикосновение	 памяти	 –	 и	 все
раскроется,	 обернется	 прозрачной	 росой	 мысли,	 вешним	 ветерком,
чудесными	 цветами	 –	 огромными,	 каких	 не	 бывает	 в	 жизни.	 Выдвинь
любой	 ящик	 комода	 –	 и	 под	 горностаевой	 мантией	 пыли	 найдешь



двоюродных	 сестриц,	 тетушек,	 бабушек.	 Да,	 конечно,	 здесь	 укрылось
Время.	 Ощущаешь	 его	 дыхание	 –	 оно	 разлито	 в	 воздухе,	 это	 не	 просто
бездушные	колесики	и	пружинки.

Теперь	 весь	 дом	 там,	 внизу,	 был	 так	 же	 далек,	 как	 любой	 давно
минувший	день.	Полузакрыв	глаза,	Уильям	опять	и	опять	обводил	взглядом
затихший	в	ожидании	чердак.

Здесь	в	хрустальной	люстре	дремали	радуги,	и	ранние	утра,	и	полдни
–	такие	игристые,	словно	молодые	реки,	неустанно	текущие	вспять	сквозь
Время.	 Луч	 фонарика	 разбудил	 их,	 и	 они	 ожили	 и	 затрепетали,	 и	 радуги
взметнулись	 среди	 теней	 и	 окрасили	 их	 в	 яркие	 цвета	 –	 в	 цвет	 сливы,	 и
земляники,	 и	 винограда,	 и	 свежеразрезанного	 лимона,	 и	 в	 цвет
послегрозового	неба,	когда	ветер	только-только	разогнал	тучи	и	проглянула
омытая	синева.	А	чердачная	пыль	горела	и	курилась,	как	ладан,	это	горело
Время	 –	 и	 оставалось	 лишь	 вглядеться	 в	 огонь.	 Поистине	 этот	 чердак	 –
великолепная	Машина	времени,	да,	конечно,	так	оно	и	есть!	Только	тронь
вон	 те	 граненые	 подвески	 да	 эти	 дверные	 ручки,	 потяни	 кисти	 шнуров,
зазвени	 стеклом,	 подними	 вихрь	 пыли,	 откинь	 крышку	 сундука	 и,	 точно
мехами	органа,	поработай	старыми	каминными	мехами,	пока	не	запорошит
тебе	 глаза	 пеплом	 и	 золой	 давно	 погасшего	 огня,	 –	 и	 вот,	 если	 сумеешь
играть	на	этом	старинном	инструменте,	 если	обласкаешь	каждую	частицу
этого	 теплого	 и	 сложного	 механизма,	 его	 бесчисленные	 рычажки,
двигатели	и	переключатели,	тогда,	тогда	–	о,	тогда!..

Он	 взмахнул	 руками	 –	 так	 будем	 же	 дирижировать,	 торжественно	 и
властно	 вести	 этот	 оркестр!	 В	 голове	 звучала	 музыка;	 плотно	 сомкнув
губы,	 он	 управлял	 огромной	 машиной,	 громовым	 безмолвным	 органом	 –
басы,	 тенора,	 сопрано,	 тише,	 громче,	 и	 вот	 наконец,	 наконец	 аккорд,
потрясающий	до	самых	глубин,	–	и	он	закрывает	глаза.

Часов	в	девять	вечера	жена	услышала	его	зов:
–	Кора!
Она	пошла	наверх.	Муж	выглядывал	из	чердачного	люка	и	улыбался.

Взмахнул	шляпой.
–	Прощай,	Кора!
–	Что	ты	такое	мелешь?
–	Я	все	обдумал,	я	думал	целых	три	дня	и	хочу	с	тобой	попрощаться.
–	Слезай	оттуда,	дурень!
–	Вчера	я	взял	из	банка	пятьсот	долларов.	Я	давно	об	этом	думал.	А

когда	 это	 случилось,	 так	 уж	 тут…	 Кора!..	 –	 Он	 порывисто	 протянул	 ей
руку.	–	В	последний	раз	спрашиваю:	пойдешь	со	мной?

–	 На	 чердак-то?	 Спусти	 лесенку,	 Уильям	 Финч.	 Я	 влезу	 наверх	 и



выволоку	тебя	из	этой	грязной	дыры.
–	 Я	 отправляюсь	 на	 Хэннегенскую	 набережную	 есть	 рыбную

солянку,	 –	 сказал	 Уильям.	 –	 И	 закажу	 оркестру,	 пускай	 сыграют	 «Над
заливом	сияет	луна».	Пойдем,	Кора,	пойдем…

Его	протянутая	рука	звала.
Кора	во	все	глаза	глядела	на	его	кроткое,	вопрошающее	лицо.
–	Прощай,	–	сказал	Уильям.
Тихонько-тихонько	 он	 помахал	 рукой.	 И	 вот	 зияет	 пустой	 люк	 –	 ни

лица,	ни	соломенной	шляпы.
–	Уильям!	–	пронзительно	крикнула	Кора.
На	чердаке	темно	и	тихо.
С	 криком	 она	 кинулась	 за	 стулом,	 кряхтя	 взобралась	 в	 эту	 затхлую

темень.	Поспешно	посветила	фонариком	по	углам.
–	Уильям!	Уильям!
Темно	и	пусто.	Весь	дом	сотрясается	под	ударами	зимнего	ветра.
И	 тут	 она	 увидела:	 в	 дальнем	 конце	 чердака,	 выходящем	 на	 запад,

приотворено	окошко.
Спотыкаясь,	 она	 побрела	 туда.	 Помешкала,	 затаив	 дыхание.	 Потом

медленно	 отворила	 окошко.	 Снаружи	 к	 нему	 приставлена	 была	 лесенка,
другим	концом	она	упиралась	в	крышу	веранды.

Кора	отпрянула.
За	 распахнутым	 окном	 сверкали	 зеленой	 листвой	 яблони,	 стояли

теплые	 июльские	 сумерки.	 С	 негромким	 треском	 разрывались	 хлопушки
фейерверка.	Издали	доносился	смех,	веселые	голоса.	В	воздухе	вспыхивали
праздничные	ракеты	–	алые,	белые,	голубые,	–	рассыпались,	гасли…

Она	захлопнула	окно,	голова	кружилась,	она	чуть	не	упала.
–	Уильям!
Позади,	через	отверстие	люка	в	полу,	сочился	снизу	холодный	зимний

свет.	 Кора	 нагнулась	 –	 снег,	 шурша,	 лизал	 стекла	 окон	 там,	 внизу,	 в
холодном	ноябрьском	мире,	где	ей	суждено	провести	еще	тридцать	лет.

Она	больше	не	подошла	к	тому	окошку.	Она	сидела	одна	в	темноте	и
вдыхала	единственный	запах,	который	здесь,	на	чердаке,	оставался	свежим
и	сильным.	Он	не	рассеивался,	 он	медлил	в	воздухе,	 точно	вздох	покоя	и
довольства.	Она	вдохнула	его	всей	грудью.

Давний,	так	хорошо	знакомый,	незабвенный	запах	сарсапарели.



Икар	Монгольфье	Райт[11]	
Он	 лежал	 в	 постели,	 а	 ветер	 задувал	 в	 окно,	 касался	 ушей	 и

полуоткрытых	 губ	 и	 что-то	 нашептывал	 ему	 во	 сне.	 Казалось,	 это	 ветер
времени	повеял	из	Дельфийских	пещер,	чтобы	сказать	ему	все,	что	должно
быть	 сказано	 про	 вчера,	 сегодня	 и	 завтра.	 Где-то	 в	 глубине	 его	 существа
порой	 звучали	 голоса	 –	 один,	 два	 или	 десять,	 а	 быть	 может,	 это	 говорил
весь	род	людской,	но	слова,	что	срывались	с	его	губ,	были	одни	и	те	же:

–	Смотрите,	смотрите,	мы	победили!
Ибо	во	сне	он,	они,	сразу	многие	вдруг	устремлялись	ввысь	и	летели.

Теплое,	 ласковое	 воздушное	 море	 простиралось	 под	 ним,	 и	 он	 плыл,
удивляясь	и	не	веря.

–	Смотрите,	смотрите!	Победа!
Но	он	вовсе	не	просил	весь	мир	дивиться	ему;	он	только	жадно,	всем

существом	 смотрел,	 впивал,	 вдыхал,	 осязал	 этот	 воздух,	 и	 ветер,	 и
восходящую	луну.	Совсем	один	он	плыл	в	небесах.	Земля	уже	не	сковывала
его	своей	тяжестью.

Но	постойте,	думал	он,	подождите!
Сегодня	–	что	же	это	за	ночь?
Разумеется,	 это	 канун.	 Завтра	 впервые	 полетит	 ракета	 на	 Луну.	 За

стенами	этой	комнаты,	среди	прокаленной	солнцем	пустыни,	в	сотне	шагов
отсюда,	меня	ждет	ракета.

Полно,	так	ли?	Есть	ли	там	ракета?
Постой-ка,	 подумал	 он,	 и	 передернулся,	 и,	 плотно	 сомкнув	 веки,

обливаясь	потом,	обернулся	к	стене,	и	яростно	зашептал.	Надо	наверняка!
Прежде	всего,	кто	ты	такой?

Кто	я?	–	подумал	он.	Как	меня	зовут?
Джедедия	 Прентис,	 родился	 в	 1938-м,	 окончил	 колледж	 в	 1959-м,

право	управлять	ракетой	получил	в	1965-м.	Джедедия	Прентис…	Джедедия
Прентис…

Ветер	подхватил	его	имя	и	унес	прочь.	С	воплем	спящий	пытался	его
удержать.

Потом	он	затих	и	стал	ждать,	пока	ветер	вернет	ему	имя.	Ждал	долго,
но	 была	 тишина,	 тысячу	 раз	 гулко	 ударило	 сердце	 –	 и	 лишь	 тогда	 он
ощутил	в	воздухе	какое-то	движение.

Небо	раскрылось,	точно	нежный	голубой	цветок.	Вдали	Эгейское	море
покачивало	белые	опахала	пены	над	пурпурными	волнами	прибоя.



В	шорохе	волн,	набегающих	на	берег,	он	расслышал	свое	имя:
Икар.
И	снова	шепотом,	легким,	как	дыхание:
Икар.
Кто-то	потряс	его	за	плечо	–	это	отец	звал	его,	хотел	вырвать	из	ночи.

А	 он,	 еще	 мальчишка,	 лежал,	 свернувшись,	 лицом	 к	 окну,	 за	 окном
виднелся	 берег	 внизу	 и	 бездонное	 небо,	 и	 первый	 утренний	 ветерок
пошевелил	скрепленные	янтарным	воском	золотые	перья,	что	лежали	возле
его	детской	постели.	Золотые	крылья	словно	ожили	в	руках	отца,	и,	когда
сын	взглянул	на	эти	крылья	и	потом	за	окно,	на	утес,	он	ощутил,	что	и	у
него	самого	на	плечах,	трепеща,	прорастают	первые	перышки.

–	Как	ветер,	отец?
–	Мне	хватит,	но	для	тебя	слишком	слаб.
–	Не	тревожься,	отец.	Сейчас	крылья	кажутся	неуклюжими,	но	от	моих

костей	перья	станут	крепче,	от	моей	крови	оживет	воск.
–	И	от	моей	крови	тоже,	и	от	моих	костей,	не	забудь:	каждый	человек

отдает	 детям	 свою	 плоть,	 а	 они	 должны	 обращаться	 с	 нею	 бережно	 и
разумно.	 Обещай	 не	 подниматься	 слишком	 высоко,	 Икар.	 Жар	 солнца
может	 растопить	 твои	 крылья,	 сын,	 но	 их	может	 погубить	 и	 твое	 пылкое
сердце.	Будь	осторожен!

И	 они	 вынесли	 великолепные	 золотые	 крылья	 навстречу	 утру,	 и
крылья	 зашуршали,	 зашептали	 его	имя,	 а	 быть	может,	 иное,	 –	 чье-то	имя
взлетело,	завертелось,	поплыло	в	воздухе,	словно	перышко.

Монгольфье.
Его	 ладони	 касались	 жгучего	 каната,	 яркой	 простеганной	 ткани,

каждая	 ниточка	 нагрелась	 и	 обжигала,	 как	 лето.	 Он	 подбрасывал	 охапки
шерсти	и	соломы	в	жарко	дышащее	пламя.

Монгольфье.
Он	поднял	глаза	–	высоко	над	головой	вздувалась,	и	покачивалась	на

ветру,	 и	 взмывала,	 точно	 подхваченная	 волнами	 океана,	 огромная
серебристая	 груша,	 наполнялась	 мерцающим	 током	 разогретого	 воздуха,
восходившего	 над	 костром.	 Безмолвно,	 подобно	 дремлющему	 божеству,
склонилась	над	полями	Франции	эта	легкая	оболочка,	и	все	расправляется,
ширится,	полнясь	раскаленным	воздухом,	и	уже	скоро	вырвется	на	волю.	И
с	нею	вознесется	в	голубые	тихие	просторы	его	мысль	и	мысль	его	брата	и
поплывет,	 безмолвная,	 безмятежная,	 среди	 облачных	 островов,	 где	 спят
еще	неприрученные	молнии.	Там,	 в	пучинах,	не	отмеченных	ни	на	одной
карте,	в	бездне,	куда	не	донесется	ни	птичья	песня,	ни	человеческий	крик,
этот	шар	обретет	покой.	Быть	может,	в	этом	плавании	он,	Монгольфье,	и	с



ним	 все	 люди	 услышат	 непостижимое	 дыхание	 Бога	 и	 торжественную
поступь	вечности.

Он	 вздохнул,	 пошевелился,	 и	 зашевелилась	 толпа,	 на	 которую	 пала
тень	нагретого	аэростата.

–	Все	готово,	все	хорошо.
Хорошо.	Его	 губы	 дрогнули	 во	 сне.	Хорошо.	Шелест,	шорох,	 трепет,

взлет.	Хорошо.
Из	 отцовских	 ладоней	 игрушка	 рванулась	 к	 потолку,	 закружилась,

подхваченная	вихрем,	который	сама	же	подняла,	и	повисла	в	воздухе,	и	они
с	 братом	 не	 сводят	 с	 нее	 глаз,	 а	 она	 трепещет	 над	 головой,	 и	шуршит,	 и
шелестит,	и	шепчет	их	имена.

Райт.
И	шепот:	ветер,	небеса,	облака,	просторы,	крылья,	полет.
–	Уилбер?	Орвилл?	Постой,	как	же	так?
Он	вздыхает	во	сне.
Игрушечный	 геликоптер	 жужжит,	 ударяется	 в	 потолок	 –	 шумящий

крылами	 орел,	 ворон,	 воробей,	 малиновка,	 ястреб.	Шелестящий	 крылами
орел,	шелестящий	крылами	ворон,	и	наконец	слетает	к	ним	в	руки	ветер,
дохнувший	 из	 лета,	 что	 еще	 не	 настало,	 –	 в	 последний	 раз	 трепещет	 и
замирает	шелестящий	крылами	ястреб.

Во	сне	он	улыбался.
Он	устремился	в	Эгейское	небо,	далеко	внизу	остались	облака.
Он	 чувствовал,	 как,	 точно	 пьяный,	 покачивается	 огромный	 аэростат,

готовый	отдаться	во	власть	ветра.
Он	 ощущал	шуршание	 песков	 –	 они	 спасут	 его,	 упади	 он,	 неумелый

птенец,	 на	 мягкие	 дюны	 Атлантического	 побережья.	 Планки	 и	 распорки
легкого	 каркаса	 звенели,	 точно	 струны	 арфы,	 и	 его	 тоже	 захватила	 эта
мелодия.

За	стенами	комнаты,	чувствует	он,	по	каленой	глади	пустыни	скользит
готовая	к	пуску	ракета,	огненные	крылья	еще	сложены,	она	еще	сдерживает
свое	 огненное	 дыхание,	 но	 скоро	 ее	 голосом	 заговорят	 три	 миллиарда
людей.	Скоро	он	проснется	и	неторопливо	направится	к	ракете.

И	станет	на	краю	утеса.
Станет	в	прохладной	тени	нагретого	аэростата.
Станет	 на	 берегу,	 под	 вихрем	 песка,	 что	 стучит	 по	 ястребиным

крыльям	«Китти	Хоук».
И	натянет	на	мальчишеские	плечи	и	руки,	до	самых	кончиков	пальцев,

золотые	крылья,	скрепленные	золотым	воском.
В	 последний	 раз	 коснется	 тонкой,	 прочно	 сшитой	 оболочки	 –	 в	 ней



заключено	 дыхание	 людей,	 жаркий	 вздох	 изумления	 и	 испуга,	 с	 нею
вознесутся	в	небо	их	мечты.

Искрой	он	пробудит	к	жизни	бензиновый	мотор.
И,	 стоя	над	бездной,	даст	отцу	руку	на	счастье	–	да	будут	послушны

ему	в	полете	гибкие	крылья!
А	потом	взмахнет	руками	и	прыгнет.
Перережет	веревки	и	даст	свободу	огромному	аэростату.
Запустит	мотор,	поднимет	аэроплан	в	воздух.
И,	нажав	кнопку,	воспламенит	горючее	ракеты.
И	 все	 вместе,	 прыжком,	 рывком,	 стремительно	 возносясь,	 плавно

скользя,	 разрывая,	 взрезая,	 пронизывая	 воздух,	 обратив	 лицо	 к	 солнцу,	 к
луне	и	звездам,	они	понесутся	над	Атлантикой	и	Средиземным	морем,	над
полями,	 пустынями,	 селеньями	 и	 городами;	 в	 безмолвии	 газа,	 в	 шелесте
перьев,	в	звоне	и	дрожи	туго	обтянутого	тканью	легкого	каркаса,	в	грохоте,
напоминающем	извержение	 вулкана,	 в	 приглушенном	 торопливом	рокоте;
порыв,	миг	потрясения,	колебания,	потом	–	все	выше,	упрямо,	неодолимо,
вольно,	чудесно,	и	каждый	засмеется	и	во	весь	голос	крикнет	свое	имя.	Или
другие	 имена	 –	 тех,	 кто	 еще	 не	 родился,	 или	 тех,	 что	 давно	 умерли,	 тех,
кого	 подхватил	 и	 унес	 ветер,	 пьянящий	 как	 вино,	 или	 соленый	 морской
ветер,	 или	 безмолвный	 ветер,	 плененный	 в	 аэростате,	 или	 ветер,
рожденный	химическим	пламенем.	И	каждый	чувствует,	как	прорастают	из
плоти	 крылья,	 и	 раскрываются	 за	 плечами,	 и	 шумят,	 сверкая	 ярким
оперением.	 И	 каждый	 оставляет	 за	 собою	 эхо	 полета,	 и	 отзвук,
подхваченный	всеми	ветрами,	опять	и	опять	обегает	земной	шар,	и	в	иные
времена	 его	 услышат	 их	 сыновья	 и	 сыновья	 сыновей,	 во	 сне	 внемля
тревожному	полуночному	небу.

Ввысь	 и	 еще	 ввысь,	 выше,	 выше!	 Весенний	 разлив,	 летний	 поток,
нескончаемая	река	крыльев!

Негромко	прозвенел	звонок.
–	Сейчас,	–	прошептал	он,	–	сейчас	я	проснусь.	Еще	минуту…
Эгейское	 море	 за	 окном	 скользнуло	 прочь;	 пески	 Атлантического

побережья,	 равнины	 Франции	 обернулись	 пустыней	 Нью-Мехико.	 В
комнате,	возле	его	детской	постели,	не	всколыхнулись	перья,	скрепленные
золотым	 воском.	 За	 окном	 не	 качается	 наполненная	 жарким	 ветром
серебристая	 груша,	 не	 позванивает	 на	 ветру	 машина-бабочка	 с	 тугими
перепончатыми	 крыльями.	 Там,	 за	 окном,	 только	 ракета	 –	 мечта,	 готовая
воспламениться,	–	ждет	одного	прикосновения	его	руки,	чтобы	взлететь.

В	последний	миг	сна	кто-то	спросил	его	имя.
Он	 ответил	 спокойно	 то,	 что	 слышал	 все	 эти	 часы,	 начиная	 с



полуночи:
–	Икар	Монгольфье	Райт.
Он	повторил	это	медленно,	внятно	–	пусть	тот,	кто	спросил,	запомнит

порядок,	 и	не	перепутает,	 и	 запишет	 все	до	последней	неправдоподобной
буквы:

–	Икар	Монгольфье	Райт.
Родился	–	за	девятьсот	лет	до	Рождества	Христова.	Начальную	школу

окончил	в	Париже,	в	1783-м.	Средняя	школа,	колледж	«Китти	Хоук»,	1903-
й.	Окончил	курс	Земли,	переведен	на	Луну	с	Божией	помощью	сего	дня,	1
августа	1970-го.	Умер	и	похоронен,	если	посчастливится,	на	Марсе,	в	лето
1999-е	нашей	эры.

Вот	теперь	можно	и	проснуться.
Немногие	 минуты	 спустя	 он	 шагал	 через	 пустынное	 летное	 поле	 и

вдруг	услышал	–	кто-то	зовет,	окликает	опять	и	опять.
Он	не	мог	понять,	был	ли	кто-то	позади	или	никого	там	не	было.	Один

ли	 голос	 звал	 или	 многие	 голоса,	 молодые	 или	 старые,	 вблизи	 или
издалека,	нарастал	ли	зов	или	стихал,	шептал	или	громко	повторял	все	три
его	славных	новых	имени	–	этого	он	тоже	не	знал.	И	не	оглянулся.

Ибо	поднимался	ветер	–	и	он	дал	ветру	набрать	силу,	и	подхватить	его,
и	 пронести	 дальше,	 через	 пустыню,	 до	 самой	 ракеты,	 что	ждала	 его	 там,
впереди.



Парик[12]	
Посылку	 принесли	 с	 вечерней	 почтой.	 Эндрю	 Лемон	 встряхнул	 ее,

желая	 узнать,	 что	 внутри.	 Содержимое	 зашуршало,	 словно	 большущий
мохнатый	тарантул.

Он	не	сразу	набрался	смелости	сорвать	дрожащими	пальцами	обертку
и	снять	крышку	с	белой	картонной	коробки.

Вот	 оно	 –	 шелестит	 на	 белоснежном	 ложе	 из	 папиросной	 бумаги,
обезличенное,	 подобно	 часовым	 пружинам	 для	 набивки	 старого	 дивана
вместо	конского	волоса.	Эндрю	Лемон	крякнул	от	удовольствия.

–	 Индейцы	 мимоходом	 оставили	 сие	 в	 напоминание	 о	 бойне	 как
предостереженье.	Ну-с,	посмотрим!

И	 на	 свой	 голый	 череп	 приладил	 он	 новый	 сияющий	 парик	 из
лакированной	кожи.	Потом	подергал	 за	него,	 будто	приподнимая	шляпу	в
знак	приветствия.

Парик	 сидел	 превосходно,	 заслонив	 собой	 безупречно	 круглую,	 как
монета,	дырку,	которая	уродовала	верхнюю	часть	его	лба.	Уставившись	на
чужака	в	зеркале,	Эндрю	Лемон	исторг	восторженный	вопль.

–	 Эй,	 ты	 кто	 такой?!	 Лицо	 вроде	 знакомое,	 а	 встретил	 бы	 на	 улице,
даже	не	оглянулся	бы.	Спроси,	почему?	Да	потому	что	нету	ее!	Чертовой
дыре	–	крышка.	Никто	и	не	заподозрит,	что	она	там	вообще	была!	Новый
год	наступил,	ни	дать	ни	взять!	С	Новым	годом,	приятель!

Радостный,	он	кружил	по	своей	квартирке,	не	зная,	куда	себя	деть,	но
еще	 неготовый	 распахнуть	 дверь	 и	 изумить	 целый	 мир.	 Он	 ходил,
поглядывая	в	зеркало	на	того,	кто	шагал	мимо,	и	всякий	раз	смеялся,	тряся
головой.	 Потом	 уселся	 в	 кресло-качалку	 и	 принялся	 раскачиваться,	 скаля
зубы.	 Пытался	 полистать	 пару	 номеров	 «Уайлд	 уэст	 уикли»	 и	 «Журнала
триллеров»,	 но	 не	 мог	 совладать	 со	 своей	 правой	 рукой,	 которая	 все
норовила	пощупать	дрожащими	пальцами	свежую	поросль	над	ушами.

–	Молодой	человек!	Выпивка	за	мой	счет!
Он	 открыл	 засиженную	 мухами	 аптечку	 и	 сделал	 три	 глотка	 из

бутылки.	 Под	 действием	 чрезмерной	 дозы	 он	 уже	 был	 готов	 пожевать
табаку,	как	вдруг	замер	и	прислушался.

В	 темном	 коридоре	 по	 изношенной	 ковровой	 дорожке	 еле	 слышно
прошмыгнула	полевая	мышь.

–	Мисс	Фремвел!	–	воскликнул	он,	обращаясь	к	зеркалу.
Как	бы	сам	собой,	парик	мигом	слетел	с	головы	и	спрятался	в	коробке,



словно	 с	 перепугу.	 Обливаясь	 холодным	 потом,	 он	 захлопнул	 крышку,
опасаясь	даже	дуновений	летнего	ветерка,	вызванных	ею.

Мистер	 Лемон	 подошел	 на	 цыпочках	 к	 запертой	 намертво	 двери	 и
приник	 к	 ней	 своей	 обнаженной	 разгоряченной	 головой.	Он	 слышал,	 как
мисс	 Фремвел	 открыла	 замок,	 захлопнула	 дверь	 и	 ходит	 грациозными
шажками	по	комнате	под	переливы	фарфорового	звона,	 готовя	себе	ужин.
Он	 так	 и	 отпрянул	 от	 двери,	 запертой	 на	 замки,	 задвижки	 и	 засовы,
заколоченной	 четырехдюймовыми	 стальными	 штырями,	 вспомнив	 свое
ерзанье	 в	 постели,	 когда	 ему	 мерещилось,	 будто	 он	 слышит,	 как	 она
потихоньку	вытаскивает	штыри,	отодвигает	засовы	и	задвижки…	И	как	он
потом	целый	час	не	мог	уснуть.

Теперь	она	будет	час	с	лишним	шелестеть	по	комнате.	Стемнеет.	Когда
звезды	засияют	в	небе,	он	постучит	в	ее	дверь	и	спросит,	не	желает	ли	она
посидеть	на	веранде	или	прогуляться	по	парку.	Чтобы	обнаружить	третий
слепой	глаз,	зияющий	в	его	голове,	нужно	было	пробежать	по	этому	месту
пальцами,	 как	 по	 шрифту	 Брайля.	 Но	 ее	 изящные	 белые	 пальчики	 и	 на
пушечный	 выстрел	 не	 приближались	 к	 его	 отметине,	 которая,	 как	 знать,
представлялась	 ей,	 скажем,	 оспиной	 на	 сегодняшней	 полной	 луне.	 Под
ноги	ему	попался	номер	«Развлекательной	фантастики».	Он	фыркнул.	Если
она	 вообще	 задумывалась	 о	 его	 изуродованной	 голове	 (она	 же	 сочиняет
стихи	и	песни),	 то,	наверное,	 ей	 грезилось,	что	давным-давно	в	 то	место,
где	нет	ни	листьев,	ни	трав,	пришелся	удар	метеорита,	оставив	лишь	белое
пятно	чуть	выше	глаз.	Он	снова	фыркнул	и	покачал	головой.	Быть	может,
быть	может.	Но,	что	бы	ни	рисовало	ее	воображение,	они	встретятся	только
после	заката.

Он	прождал	еще	час,	время	от	времени	поплевывая	из	окна	в	знойную
летнюю	тьму.

–	Восемь	тридцать.	Пора.
Он	 открыл	 дверь	 в	 коридор,	 бросив	 взгляд	 на	 замечательный

новенький	 парик,	 упрятанный	 в	 коробку.	Нет,	 он	 все	 еще	 не	 решался	 его
надеть.

Он	 направился	 по	 коридору	 к	 тонкой	 двери	 мисс	 Наоми	 Фремвел,
которая,	казалось,	вздрагивала	в	унисон	с	ее	сердечком.

–	Мисс	Фремвел,	–	прошептал	он.
Ему	 хотелось	 заключить	 ее	 в	 чашу	 своих	 больших	 ладоней,	 словно

беленькую	пташку,	и	говорить	ей,	безмолвной,	ласковые	слова.	Но	вытирая
со	 лба	 неожиданно	 выступивший	 пот,	 он	 опять	 нащупал	 яму	 и	 лишь	 в
последний	 миг	 удержался,	 чтобы	 с	 криком	 в	 нее	 не	 провалиться!	 Он
прижал	 руку	 к	 этому	 месту,	 прикрывая	 пустоту.	 Он	 так	 долго	 прижимал



ладонь	к	этой	ямине,	что	уже	боялся	оторвать.	Все	теперь	стало	наоборот:
он	боялся	не	того,	что	может	в	нее	упасть,	 а	 того,	что	оттуда	извергнется
нечто	ужасное,	таинственное,	сокровенное	и	утопит	его.

Свободной	рукой	он	провел	по	двери,	но	только	смахнул	с	нее	пыль.
–	Мисс	Фремвел?
Он	поглядел,	не	слишком	ли	много	света	пробивается	из-под	ее	двери,

а	 то	 очень	 яркое	 освещение	 ослепит	 его,	 когда	 откроется	 дверь,	 и	 он
оторвет	руку	и	обнажит	вмятину	на	лбу.	Что,	если	она	заглянет	в	нее,	как	в
замочную	скважину,	и	увидит	всю	его	жизнь?

Из	щели	под	дверью	пробивался	тусклый	свет.
Он	 сжал	 пальцы	 в	 кулак	 и	 три	 раза	 тихонько	 постучал	 в	 дверь	мисс

Фремвел.
Дверь	медленно	отворилась	вовнутрь.
Потом,	 на	 веранде,	 лихорадочно	 переминаясь	 с	 ноги	 на	 ногу	 и

обливаясь	 потом,	 он	 пытался	 повернуть	 беседу	 в	 нужное	 русло,	 чтобы
предложить	ей	выйти	за	него	замуж.	Когда	выглянула	полная	луна,	дырка
во	лбу	стала	похожа	на	тень,	падающую	от	листочка.	Если	он	повернется	к
ней	 боком,	 впадина	 останется	 незаметной	 и	 будет	 сокрыта	 на	 тыльной
стороне	его	вселенной.	Но	при	этом	его	словарный	запас	сокращался	вдвое,
и	он	ощущал	себя	располовиненным.

–	Мисс	Фремвел,	–	промолвил	он	наконец.
–	Да?
Она	смотрела	на	него,	словно	он	был	едва	различим.
–	 Мисс	 Наоми,	 в	 последнее	 время	 вы	 почти	 не	 обращали	 на	 меня

внимания.
Она	промолчала.	Он	продолжал:
–	А	я	присматривался	к	вам.	Не	стану	ходить	вокруг	да	около	и	скажу

напрямик.	Мы	сидим	на	этой	веранде	уже	не	первый	месяц.	А	значит,	давно
знаем	друг	друга.	Конечно,	вы	на	целых	пятнадцать	лет	моложе,	но	разве
это	может	препятствовать	нашей	помолвке,	как	вы	полагаете?

–	 Премного	 благодарна	 вам,	 мистер	 Лемон,	 –	 весьма	 учтиво	 сказала
она	скороговоркой.	–	Но	я…

–	О,	я	знаю,	–	перебил	он	ее.	–	Я	знаю!	Все	дело	в	моей	голове	и	в	этой
треклятой	штуке	у	меня	на	лбу!

Она	взглянула	на	его	отстраненный	профиль	в	тусклом	освещении.
–	Что	вы,	нет,	мистер	Лемон.	Я	бы	так	не	сказала.	Едва	ли	это	имеет

значение.	Разумеется,	я	задавалась	вопросом,	что	это	такое,	но	я	не	думаю,
что	 это	 может	 быть	 препятствием.	Моя	 близкая	 подруга	 вышла	 замуж	 за
человека	с	деревянной	ногой.	Так	она	вскоре	напрочь	о	ней	забыла.



–	Вечно	эта	дыра!	–	горько	воскликнул	мистер	Лемон.
Он	 достал	 табак,	 подумывая,	 не	 пожевать	 ли,	 но	 потом	 передумал	 и

отложил	 в	 сторону.	 Сжал	 пальцы	 в	 кулаки	 и	 уставился	 на	 них,	 как	 на
большие	камни.

–	Я	расскажу	вам,	мисс	Наоми,	как	это	случилось.
–	Не	нужно,	если	вы	к	этому	не	расположены.
–	Мисс	Наоми,	когда-то	я	был	женат.	Да.	Был,	черт	возьми.	И	однажды

моя	жена	взяла	молоток	и	ударила	меня	по	голове!
Мисс	Фремвел	онемела,	словно	ударили	ее.
Мистер	Лемон	опустил	один	кулак	сквозь	теплый	воздух.
–	Да,	 сударыня,	 ударила	меня	 по	 голове.	На	меня	 словно	 обрушился

весь	 мир,	 словно	 дом	 обратился	 в	 груду	 развалин.	 Этот	 молоток	 меня
похоронил,	похоронил!	Боль?	Не	передать	словами!

Мисс	 Фремвел	 замкнулась	 в	 себе,	 смежила	 веки	 и	 погрузилась	 в
раздумье,	покусывая	губы.	Затем	она	сказала:

–	О,	бедный,	бедный	мистер	Лемон!
–	 Она	 сделала	 это	 совершенно	 невозмутимо,	 –	 сказал	 озадаченный

мистер	Лемон.	–	Она	возвышалась	надо	мной,	а	я	лежал	на	кушетке.	Было
это	 во	 вторник,	 около	 двух	 часов	 пополудни.	 И	 она	 говорит:	 «Эндрю,
просыпайся!»	Я	открываю	глаза,	смотрю	на	нее,	а	она	бьет	меня	молотком
по	голове.	О	боже!

–	Но	за	что?!	–	спросила	мисс	Фремвел.
–	 Безо	 всякой	 причины,	 совершенно	 беспричинно.	 До	 чего	 злобная

особа!
–	Но	с	какой	стати	она	это	сделала?	–	недоумевала	мисс	Фремвел.
–	Я	же	говорю:	ни	с	того	ни	с	сего.
–	Она	была	умалишенная?
–	Должно	быть.	Да,	должно	быть.
–	Вы	отдали	ее	под	суд?
–	Нет.	Ведь	она	не	ведала,	что	творит.
–	Вы	потеряли	сознание?
Мистер	 Лемон	 промолчал,	 и	 снова	 все	 явственно	 предстало	 перед

глазами,	нахлынули	старые	воспоминания,	которые	он	облек	в	слова.
–	Нет,	я	помню,	как	я	встаю	и	говорю	ей:	«Что	ты	наделала?»	И	падаю

в	ее	сторону.	Там	было	зеркало.	Я	увидел	глубокую	дыру	в	голове.	Кровь
хлещет.	Я	превратился	в	индейца.	А	она	стоит	себе,	женушка	моя.	Наконец
она	издала	истошный	вопль,	бросила	на	пол	молоток	и	выбежала	вон.

–	И	тогда	вы	лишись	чувств?
–	Нет,	я	не	лишился	чувств.	Я	каким-то	образом	выбрался	на	улицу	и



пробормотал	кому-то,	что	мне	нужен	врач.	Я	сел	в	автобус.	Представляете!
Автобус!	И	заплатил	за	проезд!	И	попросил	довезти	меня	до	какого-нибудь
врача	 в	 центре.	 Какой	 поднялся	 переполох!	 Тогда	 я	 вроде	 ослаб,	 а	 потом
пришел	 в	 себя	 у	 врача,	 который	 обрабатывал	 мою	 голову,	 выдалбливал,
словно	новый	наперсток,	сверлил,	словно	горловину	в	бочке…

Он	 потянулся	 и	 дотронулся	 до	 этого	 места,	 поглаживая	 пальцами,
словно	мягким	языком	–	лунку	от	удаленного,	некогда	здорового	зуба.

–	 Чисто	 было	 сработано.	 Доктор	 тоже	 на	 меня	 глазел,	 словно	 ждал,
когда	же	я	грохнусь	в	обморок.

–	Вы	долго	пролежали	в	больнице?
–	Два	дня.	Меня	поставили	на	ноги,	но	я	чувствовал	себя	не	лучше	и

не	хуже.	К	этому	времени	жена	собрала	вещички	и	пустилась	в	бега.
–	 О	 боже,	 боже!	 –	 тяжко	 вздохнула	 мисс	 Фремвел.	 –	 Мое	 сердце

колотится,	как	взбивалка	для	яиц.	Я	слышу,	ощущаю	и	вижу	все	это,	мистер
Лемон.	Ну	почему,	почему,	ах,	почему	она	это	сделала?

–	Я	уже	говорил,	без	какой-либо	видимой	причины.	Может,	у	нее	была
навязчивая	идея?

–	Но,	должно	быть,	вышла	какая-то	размолвка?..
Щеки	 мистера	 Лемона	 налились	 пульсирующей	 кровью.	 Он

чувствовал,	как	у	него	во	лбу	пышет	жаром	кратер.
–	Не	было	размолвки.	Я	просто	мирно	сидел.	После	полудня	я	люблю

посидеть	босиком,	в	расстегнутой	рубашке.
–	У	вас…	у	вас	были	другие	женщины?
–	Нет,	что	вы,	никогда!
–	Вы	не…	выпивали?
–	Самую	малость,	и	то	изредка.	Вы	знаете,	как	это	бывает.
–	Увлекались	азартными	играми?
–	Ни	в	коем	случае!
–	Неужели	вам	проломили	голову	ни	за	что	ни	про	что?	Ужас!	Ужас!
–	Как	это	похоже	на	женщин!	Достаточно	вам	что-то	увидеть,	как	вы

сразу	 заподозрите	 самое	 худшее.	 Говорю	 же	 вам,	 не	 было	 никакой
причины!	Просто	у	нее	был	нездоровый	интерес	к	молоткам.

–	Что	она	вам	сказала	перед	тем,	как	ударить?
–	Только	«Эндрю,	просыпайся»!
–	Нет,	а	до	этого?
–	 Ничего.	 Ни	 за	 полчаса,	 ни	 за	 час.	 Ни	 единого	 слова.	 Ах	 да,	 она

говорила,	что	хочет	пойти	за	покупками,	но	я	сказал,	что	слишком	жарко,
что	 я	 лучше	отлежусь.	Я	неважно	 себя	 чувствовал.	Ей	было	безразлично,
как	 я	 себя	 чувствую.	 Наверное,	 это	 вывело	 ее	 из	 себя,	 и	 она	 целый	 час



вынашивала	свой	замысел,	потом	схватила	молоток,	вошла	и	треснула	меня
по	лбу.

В	тени	оконного	переплета	мисс	Фремвел	откинулась	на	спинку	стула,
задумчиво	поднимая	и	опуская	брови.

–	Сколько	лет	вы	были	женаты?
–	Год.	Мы	поженились	в	июле,	и	в	июле	же	я	заболел.
–	Заболели?
–	 У	 меня	 было	 недомогание.	 Я	 работал	 в	 гараже.	 Потом	 у	 меня

начались	 боли	 в	 спине.	 Я	 не	 мог	 работать,	 и	 после	 полудня	 мне
приходилось	отлеживаться.	Элли	работала	в	Первом	национальном	банке.

–	Понимаю,	–	сказала	мисс	Фремвел.
–	Что	именно?
–	Ничего,	–	ответила	она.
–	У	меня	покладистый	нрав.	Я	человек	не	болтливый,	сговорчивый	и

смирный.	Я	бережлив.	Даже	Элли	это	признавала.	Я	не	пререкаюсь.	Иногда
Элли	 упорно	 меня	 пилила	 и	 изводила	 упреками,	 словно	 колотила	 в	 одну
точку.	Я	никогда	ей	не	отвечал,	а	просто	сидел,	не	обращая	внимания.	Что
толку	вечно	дергаться	и	говорить,	говорить,	говорить?

Мисс	 Фремвел	 посмотрела	 на	 лоб	 мистера	 Лемона	 в	 лунном	 свете.
Она	зашевелила	губами,	но	он	ее	не	слышал.

Вдруг	 она	 выпрямилась,	 сделала	 глубокий	 вдох	 и	 удивленно
уставилась	на	мир	за	резными	стенками	веранды;	до	нее	стали	доноситься
шумы	уличного	движения,	словно	их	включили	на	полную	громкость,	а	до
этого	 они	 были	 приглушены.	 Мисс	 Фремвел	 сделала	 глубокий	 вдох	 и
выпалила:

–	 Как	 вы	 сами	 сказали,	 мистер	 Лемон,	 пререканиями	 ничего	 не
добьешься.

–	 Вот	 именно!	 –	 воскликнул	 он.	 –	 Я	 и	 говорю,	 человек	 я
покладистый…

Но	мисс	Фремвел	уже	смежила	веки	и	отчужденно	поджала	рот;	он	это
уловил	и	умолк.

Ночной	 ветер	принялся	 трепать	 ее	 легкое	 летнее	платье	и	 рукава	 его
рубашки.

–	Поздно	уже,	–	сказала	мисс	Фремвел.
–	Еще	только	девять	часов!
–	Мне	завтра	рано	вставать.
–	Но	вы	не	ответили	на	мой	вопрос,	мисс	Фремвел.
–	Вопрос?	–	смутилась	она.	–	Ах,	вопрос!	Да.
Она	поднялась	с	плетеного	стула,	пытаясь	нащупать	в	 темноте	ручку



двери	с	москитной	сеткой.
–	Знаете,	мистер	Лемон,	мне	нужно	подумать.
–	Само	собой,	–	сказал	он.	–	Пререканиями	ничего	не	добьешься.
Дверь	с	москитной	сеткой	затворилась.	Он	слышал,	как	мисс	Фремвел

идет	по	темному	теплому	коридору.	Он	неслышно	дышал,	ощущая	во	лбу
свой	незрячий	третий	глаз.

В	 груди	 теснилась	 смутная	 неудовлетворенность,	 словно	 от	 недуга,
вызванного	 чрезмерной	 разговорчивостью.	Тут	 он	 вспомнил	про	 подарок,
который	 дожидался	 его	 дома,	 под	 крышкой	 новенькой	 коробки.	 Он
оживился.	 Отворив	 дверь	 с	 москитной	 сеткой,	 он	 вошел	 в	 притихшую
прихожую	и	направился	 в	 свою	комнату.	Войдя	 внутрь,	 он	поскользнулся
на	 глянцевом	 журнале	 «Правдивые	 романтические	 истории»	 и	 чуть	 не
растянулся	 во	 весь	 рост.	 Улыбаясь,	 он	 торопливо	 включил	 свет,	 открыл
коробку,	высвободил	парик	из	оберток.	Вооружившись	театральным	клеем
и	 пластырем,	 он	 по	 инструкции	 то	 подгибал,	 то	 прилеплял	 парик,	 после
чего	тщательно	его	причесал.	Затем	распахнул	дверь,	чтобы	достучаться	до
мисс	Фремвел.

–	Мисс	Наоми?	–	позвал	он,	улыбаясь.
От	его	голоса	полоска	света	под	ее	дверью	погасла.
Он	в	недоумении	глазел	на	ее	замочную	скважину.
–	Ау,	мисс	Наоми?	–	быстро	позвал	он	снова.
В	комнате	ничего	не	произошло.	Было	темно.	Через	мгновение	он	на

всякий	случай	прикоснулся	к	дверной	ручке,	которая	задребезжала	в	ответ.
Он	 услышал	 вздох	 мисс	Фремвел	 и	 ее	 голос.	 Слов	 он	 не	 расслышал.	 Ее
изящные	ступни	засеменили	к	двери.	Зажегся	свет.

–	Да?	–	спросила	она	из-за	двери.
–	 Посмотрите,	 мисс	 Наоми,	 –	 взмолился	 он.	 –	 Отворите	 дверь.

Взгляните.
Засов	отодвинулся.	Она	приоткрыла	дверь	на	дюйм.	Ее	глаз	бросил	на

него	колкий	взгляд.
–	Смотрите,	–	гордо	возвестил	он,	прилаживая	парик,	чтобы	наверняка

скрыть	под	ним	провал	во	лбу.
Ему	показалось,	что	он	увидел	свое	отражение	в	ее	зеркале,	и	остался

им	доволен.
–	Вы	только	гляньте,	мисс	Фремвел!
Она	отворила	дверь	пошире	и	выглянула.	После	чего	захлопнула	дверь

и	заперла.	Из-за	тонкой	дверной	обшивки	донесся	ее	равнодушный	голос.
–	Мистер	Лемон,	а	я	все	равно	вижу	эту	дырку,	–	сказала	она.



Были	они	смуглые	и	золотоглазые[13]	
Ракета	остывала,	обдуваемая	ветром	с	лугов.	Щелкнула	и	распахнулась

дверца.	 Из	 люка	 выступили	 мужчина,	 женщина	 и	 трое	 детей.	 Другие
пассажиры	 уже	 уходили,	 перешептываясь,	 по	 марсианскому	 лугу,	 и	 этот
человек	остался	один	со	своей	семьей.

Волосы	 его	 трепетали	 на	 ветру,	 каждая	 клеточка	 в	 теле	 напряглась,
чувство	было	такое,	словно	он	очутился	под	колпаком,	откуда	выкачивают
воздух.	Жена	 стояла	на	шаг	 впереди,	и	 ему	казалось	–	 сейчас	она	улетит,
рассеется	 как	 дым.	 И	 детей	 –	 пушинки	 одуванчика	 –	 вот-вот	 разнесет
ветрами	во	все	концы	Марса.

Дети	 подняли	 головы	 и	 посмотрели	 на	 него	 –	 так	 смотрят	 люди	 на
солнце,	чтоб	определить,	что	за	пора	настала	в	их	жизни.	Лицо	его	застыло.

–	Что-нибудь	не	так?	–	спросила	жена.
–	Идем	назад,	в	ракету.
–	Ты	хочешь	вернуться	на	Землю?
–	Да.	Слушай!
Дул	 ветер,	 будто	 хотел	 развеять	 их	 в	 пыль.	 Кажется,	 еще	 миг	 –	 и

воздух	Марса	высосет	его	душу,	как	высасывают	мозг	из	кости.	Он	словно
погрузился	в	какой-то	химический	состав,	в	котором	растворяется	разум	и
сгорает	прошлое.

Они	 смотрели	 на	 невысокие	 марсианские	 горы,	 придавленные
тяжестью	 тысячелетий.	Смотрели	 на	 древние	 города,	 затерянные	 в	 лугах,
будто	хрупкие	детские	косточки,	раскиданные	в	зыбких	озерах	трав.

–	 Выше	 голову,	 Гарри!	 –	 сказала	 жена.	 –	 Отступать	 поздно.	 Мы
пролетели	шестьдесят	с	лишком	миллионов	миль.

Светловолосые	дети	громко	закричали,	словно	бросая	вызов	высокому
марсианскому	небу.	Но	отклика	не	было,	 только	быстрый	ветер	 свистел	в
жесткой	траве.

Похолодевшими	руками	человек	подхватил	чемоданы.
–	Пошли.
Он	сказал	это	так,	будто	стоял	на	берегу	и	надо	было	войти	в	море	и

утонуть.
Они	вступили	в	город.
Его	 звали	 Гарри	 Битеринг,	жену	 –	Кора,	 детей	 –	Дэн,	Лора	 и	Дэвид.

Они	 построили	 себе	 маленький	 белый	 домик,	 где	 приятно	 было	 утром
вкусно	позавтракать,	но	страх	не	уходил.	Непрошеный	собеседник,	он	был



третьим,	когда	муж	и	жена	шептались	за	полночь	в	постели	и	просыпались
на	рассвете.

–	У	меня	знаешь	какое	чувство?	–	говорил	Гарри.	–	Будто	я	крупинка
соли	и	меня	бросили	в	горную	речку.	Мы	здесь	чужие.	Мы	–	с	Земли.	А	это
Марс.	 Он	 создан	 для	 марсиан.	 Ради	 всего	 святого,	 Кора,	 давай	 купим
билеты	и	вернемся	домой!

Но	жена	только	головой	качала:
–	 Рано	 или	 поздно	 Земле	 не	 миновать	 атомной	 бомбы.	 А	 здесь	 мы

уцелеем.
–	Уцелеем,	но	сойдем	с	ума!
«Тик-так,	семь	утра,	вставать	пора!»	–	пел	будильник.
И	они	вставали.
Какое-то	 смутное	 чувство	 заставляло	 Битеринга	 каждое	 утро

осматривать	 и	 проверять	 все	 вокруг,	 даже	 теплую	 почву	 и	 ярко-красные
герани	 в	 горшках,	 он	 словно	 ждал	 –	 вдруг	 случится	 неладное?!	 В	шесть
утра	 ракета	 с	 Земли	 доставляла	 свеженькую,	 с	 пылу	 с	 жару,	 газету.	 За
завтраком	Гарри	просматривал	ее.	Он	старался	быть	общительным.

–	 Сейчас	 все	 –	 как	 было	 в	 пору	 заселения	 новых	 земель,	 –	 бодро
рассуждал	 он.	 –	 Вот	 увидите,	 через	 десять	 лет	 на	Марсе	 будет	 миллион
землян.	И	большие	города	будут,	и	все	на	свете!	А	говорили,	ничего	у	нас
не	 выйдет.	 Говорили,	 марсиане	 не	 простят	 нам	 вторжения.	 Да	 где	 ж	 тут
марсиане?	Мы	не	встретили	ни	души.	Пустые	города	нашли,	это	да,	но	там
никто	не	живет.	Верно	я	говорю?

Дом	захлестнуло	бурным	порывом	ветра.	Когда	перестали	дребезжать
оконные	стекла,	Битеринг	с	трудом	сглотнул	и	обвел	взглядом	детей.

–	Не	знаю,	–	сказал	Дэвид,	–	может,	кругом	и	есть	марсиане,	да	мы	их
не	видим.	Ночью	я	их	вроде	слышу	иногда.	Ветер	слышу.	Песок	стучит	в
окно.	Я	 иногда	 пугаюсь.	И	потом,	 в	 горах	 еще	целы	 города,	 там	 когда-то
жили	марсиане.	И	знаешь,	папа,	в	этих	городах	вроде	что-то	прячется,	кто-
то	ходит.	Может,	марсианам	не	нравится,	что	мы	сюда	заявились?	Может,
они	хотят	нам	отомстить?

–	 Чепуха!	 –	 Битеринг	 поглядел	 в	 окно.	 –	Мы	 народ	 порядочный,	 не
свиньи	 какие-нибудь.	 –	 Он	 посмотрел	 на	 детей.	 –	 В	 каждом	 вымершем
городе	водятся	привидения.	То	бишь	воспоминания.	–	Теперь	он	неотрывно
смотрел	 вдаль,	 на	 горы.	 –	Глядишь	на	 лестницу	и	 думаешь:	 а	 как	 по	 ней
ходили	 марсиане,	 какие	 они	 были	 с	 виду?	 Глядишь	 на	 марсианские
картины	 и	 думаешь:	 а	 на	 что	 был	 похож	 художник?	И	 воображаешь	 себе
этакий	 маленький	 призрак,	 воспоминание.	 Вполне	 естественно.	 Это	 все
фантазия.	–	Он	помолчал.	–	Надеюсь,	ты	не	забирался	в	эти	развалины	и	не



рыскал	там?
Дэвид,	младший	из	детей,	потупился.
–	Нет,	папа.
–	Смотри,	держись	от	них	подальше.	Передай-ка	мне	варенье.
–	А	все-таки	что-нибудь	да	случится,	–	сказал	Дэвид.	–	Вот	увидишь!

*	*	*

Это	случилось	в	тот	же	день.	Лора	шла	по	улице	неверными	шагами,
вся	в	слезах.	Как	слепая,	шатаясь,	взбежала	на	крыльцо.

–	Мама,	 папа…	на	 Земле	 война!	 –	Она	 громко	 всхлипнула.	 –	 Только
что	 был	 радиосигнал.	 На	 Нью-Йорк	 сброшены	 атомные	 бомбы!	 Все
межпланетные	 ракеты	 взорвались.	 На	Марс	 никогда	 больше	 не	 прилетят
ракеты,	никогда!

–	Ох,	Гарри!	 –	Миссис	Битеринг	пошатнулась,	 ухватилась	 за	мужа	и
дочь.

–	Это	верно,	Лора?	–	тихо	спросил	Битеринг.
Девушка	заплакала	в	голос:
–	Мы	пропадем	на	Марсе,	никогда	нам	отсюда	не	выбраться!
И	долго	никто	не	говорил	ни	слова,	только	шумел	предвечерний	ветер.
«Одни,	 –	 думал	 Битеринг.	 –	 Нас	 тут	 всего-то	 жалкая	 тысяча.	 И	 нет

возврата.	Нет	 возврата.	Нет».	 Его	 бросило	 в	жар	 от	 страха,	 он	 обливался
потом,	 лоб,	 ладони,	 все	 тело	 стало	 влажное.	 Ему	 хотелось	 ударить	 Лору,
закричать:	 «Неправда,	 ты	 лжешь!	 Ракеты	 вернутся!»	 Но	 он	 обнял	 дочь,
погладил	по	голове	и	сказал:

–	Когда-нибудь	ракеты	все-таки	прорвутся	к	нам.
–	Что	ж	теперь	будет,	отец?
–	 Будем	 делать	 свое	 дело.	 Возделывать	 поля,	 растить	 детей.	 Ждать.

Жизнь	должна	идти	своим	чередом,	а	там	война	кончится,	и	опять	прилетят
ракеты.

На	крыльцо	поднялись	Дэн	и	Дэвид.
–	Мальчики,	–	начал	отец,	глядя	поверх	их	голов,	–	мне	надо	вам	кое-

что	сказать.
–	Мы	уже	знаем,	–	сказали	сыновья.
Несколько	 дней	 после	 этого	 Битеринг	 часами	 бродил	 по	 саду,	 в

одиночку	борясь	со	страхом.	Пока	ракеты	плели	свою	серебряную	паутину
меж	 планетами,	 он	 еще	 мог	 мириться	 с	 Марсом.	 Он	 твердил	 себе:	 если
захочу,	завтра	же	куплю	билет	и	вернусь	на	Землю.



А	 теперь	 серебряные	 нити	 порваны,	 ракеты	 валяются	 бесформенной
грудой	 оплавленных	 металлических	 каркасов	 и	 перепутанной	 проволоки.
Люди	 Земли	 покинуты	 на	 чужой	 планете,	 среди	 смуглых	 песков,	 на
пьянящем	ветру;	их	жарко	позолотит	марсианское	лето	и	уберут	в	житницы
марсианские	 зимы.	Что	 станется	 с	 ним	 и	 с	 его	 близкими?	Марс	 только	 и
ждал	этого	часа.	Теперь	он	их	пожрет.

Сжимая	 трясущимися	 руками	 заступ,	 Битеринг	 опустился	 на	 колени
возле	 клумбы.	 «Работать,	 –	 думал	 он,	 –	 работать	 и	 забыть	 обо	 всем	 на
свете».

Он	 поднял	 глаза	 и	 посмотрел	 на	 горы.	Некогда	 у	 этих	 вершин	 были
гордые	 марсианские	 имена.	 Земляне,	 упавшие	 с	 неба,	 смотрели	 на
марсианские	 холмы,	 реки,	 моря	 –	 у	 всего	 этого	 были	 имена,	 но	 для
пришельцев	все	оставалось	безымянным.	Некогда	марсиане	возвели	города
и	дали	названия	 городам;	восходили	на	 горные	вершины	и	дали	названия
вершинам;	 плавали	 по	морям	 и	 дали	 названия	морям.	 Горы	 рассыпались,
моря	пересохли,	города	обратились	в	развалины.	И	все	же	земляне	втайне
чувствовали	себя	виноватыми,	когда	давали	новые	названия	этим	древним
холмам	и	долинам.

Но	 человек	 не	 может	 жить	 без	 символов	 и	 ярлычков.	 И	 на	 Марсе
назвали	все	по-новому.

Битерингу	стало	очень-очень	одиноко	–	до	чего	же	не	ко	времени	и	не
к	месту	он	здесь,	в	саду,	до	чего	нелепо	в	чужую	почву,	под	марсианским
солнцем	сажать	земные	цветы!

«Думай	 о	 другом.	 Думай	 непрестанно.	 О	 чем	 угодно.	 Лишь	 бы	 не
помнить	о	Земле,	об	атомных	войнах,	о	погибших	ракетах».

Он	был	весь	в	испарине.	Огляделся.	Никто	не	смотрит…	Снял	галстук.
«Ну	и	нахальство,	–	подумал	он.	–	Сперва	пиджак	скинул,	теперь	галстук».
Он	аккуратно	повесил	галстук	на	ветку	персикового	деревца	–	этот	саженец
он	привез	из	штата	Массачусетс.

И	 опять	 он	 задумался	 об	 именах	 и	 горах.	 Земляне	 переменили	 все
имена	 и	 названия.	 Теперь	 на	 Марсе	 есть	 Хормелские	 долины,	 моря
Рузвельта,	 горы	 Форда,	 плоскогорья	 Вандербилта,	 реки	 Рокфеллера.
Неправильно	 это.	 Первопоселенцы	 в	 Америке	 поступили	 мудрее:	 они
оставили	 американским	 равнинам	 имена,	 которые	 дали	 им	 в	 старину
индейцы:	Висконсин,	Миннесота,	Айдахо,	Огайо,	Юта,	Милуоки,	Уокеган,
Оссео.	Древние	имена,	исполненные	древнего	значения.

Расширенными	 глазами	 он	 смотрел	 на	 горы.	 «Может	 быть,	 вы
скрываетесь	 там,	 марсиане?	Может	 быть,	 вы	 –	 мертвецы?	Что	ж,	 мы	 тут
одни,	от	всего	отрезаны.	Сойдите	с	гор,	гоните	нас	прочь!	Мы	бессильны!»



Порыв	ветра	осыпал	его	дождем	персиковых	лепестков.
Он	протянул	 загорелую	руку	и	вскрикнул.	Коснулся	цветов,	 собрал	в

горсть.	Разглядывал,	вертел	и	так	и	эдак.	Потом	закричал:
–	Кора!
Она	выглянула	в	окно.	Муж	бросился	к	ней.
–	Кора,	смотри!
Жена	повертела	цветы	в	руках.
–	Ты	видишь?	Они	какие-то	не	такие.	Они	изменились.	Персик	цветет

не	так!
–	А	по-моему,	самые	обыкновенные	цветы,	–	сказала	Кора.
–	 Нет,	 не	 обыкновенные.	 Они	 неправильные!	 Не	 пойму,	 в	 чем	 дело.

Лепестком	больше,	чем	надо,	или,	может,	лист	лишний,	цвет	не	тот,	пахнут
не	так,	не	знаю!

Выбежали	из	дома	дети	и	в	изумлении	остановились:	отец	метался	от
грядки	к	грядке,	выдергивал	редис,	лук,	морковь.

–	Кора,	иди	посмотри!
Лук,	редис,	морковь	переходили	из	рук	в	руки.
–	И	это,	по-твоему,	морковь!
–	Да…	нет.	Не	знаю…	–	растерянно	отвечала	жена.
–	Все	овощи	стали	какие-то	другие.
–	Да,	пожалуй.
–	 Ты	 и	 сама	 видишь	 –	 они	 изменились!	 Лук	 не	 лук,	 морковка	 не

морковка.	Попробуй:	вкус	тот	же	и	не	тот.	Понюхай:	и	пахнет	не	так,	как
прежде.	–	Битеринга	обуял	страх,	сердце	колотилось.	Он	впился	пальцами	в
рыхлую	 почву.	 –	 Кора,	 что	же	 это?	Что	же	 это	 делается?	Нельзя	 нам	 тут
оставаться.	–	Он	бегал	по	саду,	ощупывал	каждое	дерево.	–	Смотри,	розы!
Розы…	они	стали	зеленые!

И	 все	 стояли	 и	 смотрели	 на	 зеленые	 розы.	 А	 через	 два	 дня	 Дэн
прибежал	с	криком:

–	Идите	поглядите	на	корову!	Я	доил	ее	и	увидел.	Идите	скорей!
И	вот	они	стоят	в	хлеву	и	смотрят	на	свою	единственную	корову.
У	нее	растет	третий	рог.
А	 лужайка	 перед	 домом	 понемногу,	 незаметно	 окрашивалась	 в	 цвет

весенних	фиалок.	Семена	привезены	были	с	Земли,	но	трава	росла	нежно-
лиловая.

–	Нельзя	нам	тут	оставаться,	–	сказал	Битеринг.	–	Мы	начнем	есть	эту
дрянь	 с	 огорода	 и	 сами	 превратимся	 невесть	 во	 что.	 Я	 этого	 не	 допущу.
Только	одно	и	остается	–	сжечь	эти	овощи!

–	Они	же	не	ядовитые.



–	Нет,	 ядовитые.	Очень	 тонкая	отрава.	Капелька	 яда,	 самая	 капелька.
Нельзя	 это	 есть.	 –	 Он	 в	 отчаянии	 оглядел	 свое	 жилище.	 –	 Дом	 –	 и	 тот
отравлен.	Ветер	что-то	такое	с	ним	сделал.	Воздух	сжигает	его.	Туман	по
ночам	 разъедает.	 Доски	 все	 перекосились.	 Человеческие	 дома	 такие	 не
бывают.

–	Тебе	просто	мерещится!
Он	надел	пиджак,	повязал	галстук.
–	Пойду	в	город.	Надо	скорей	что-то	предпринять.	Сейчас	вернусь.
–	Гарри,	постой!	–	крикнула	вдогонку	жена.
Но	его	уже	и	след	простыл.
В	городе	на	крыльце	бакалейной	лавки	уютно	сидели	в	тени	мужчины,

сложив	руки	на	коленях;	неторопливо	текла	беседа.
Будь	у	Битеринга	револьвер,	он	бы	выстрелил	в	воздух.
«Что	вы	делаете,	дурачье!	–	думал	он.	–	Рассиживаетесь	тут	как	ни	в

чем	 не	 бывало.	Вы	же	 слышали	 –	мы	 застряли	 на	Марсе,	 нам	 отсюда	 не
выбраться.	 Очнитесь,	 делайте	 что-нибудь!	 Неужели	 вам	 не	 страшно?
Неужели	не	страшно?	Как	вы	станете	жить	дальше?»

–	Здорово,	Гарри!	–	сказали	ему.
–	Послушайте,	 –	начал	Битеринг,	 –	 вы	слышали	вчера	новость?	Или,

может,	не	слыхали?
Люди	закивали,	засмеялись:
–	Конечно,	Гарри!	Как	не	слыхать!
–	И	что	вы	собираетесь	делать?
–	Делать,	Гарри?	А	что	ж	тут	поделаешь?
–	Надо	строить	ракету,	вот	что!
–	Ракету?	Вернуться	на	Землю	и	опять	вариться	в	этом	котле?	Брось,

Гарри!
–	Да	неужели	же	вы	не	хотите	на	Землю?	Видали,	как	зацвел	персик?	А

лук,	а	трава?
–	Вроде	видали,	Гарри.	Ну	и	что?	–	сказал	кто-то.
–	И	не	напугались?
–	Да	не	сказать,	чтоб	очень	напугались.
–	Дурачье!
–	Ну	что	ты,	Гарри!
Битеринг	чуть	не	заплакал.
–	Вы	должны	мне	помочь.	Если	мы	тут	останемся,	неизвестно,	во	что

мы	превратимся.	Это	 все	 воздух.	Вы	 разве	 не	 чувствуете?	Что-то	 такое	 в
воздухе.	 Может,	 какой-то	 марсианский	 вирус,	 или	 семена	 какие-то,	 или
пыльца.	Послушайте	меня!



Все	не	сводили	с	него	глаз.
–	Сэм,	–	сказал	он.
–	Да,	Гарри?	–	отозвался	один	из	сидевших	на	крыльце.
–	Поможешь	мне	строить	ракету?
–	 Вот	 что,	 Гарри.	 У	 меня	 есть	 куча	 всякого	 металла	 и	 кое-какие

чертежи.	Если	хочешь	строить	ракету	в	моей	мастерской,	милости	просим.
За	металл	 я	 с	 тебя	 возьму	 пятьсот	 долларов.	 Если	 будешь	 работать	 один,
пожалуй,	лет	за	тридцать	построишь	отличную	ракету.

Все	засмеялись.
–	Не	смейтесь!
Сэм	добродушно	смотрел	на	Битеринга.
–	Сэм,	–	вдруг	сказал	тот,	–	у	тебя	глаза…
–	Чем	плохие	глаза?
–	Ведь	они	у	тебя	были	серые?
–	Право,	не	помню,	Гарри.
–	У	тебя	глаза	были	серые,	ведь	верно?
–	А	почему	ты	спрашиваешь?
–	Потому	что	они	у	тебя	стали	какие-то	желтые.
–	Вот	как?	–	равнодушно	сказал	Сэм.
–	А	сам	ты	стал	какой-то	высокий	и	тонкий.
–	Может,	оно	и	так.
–	Сэм,	это	нехорошо,	что	у	тебя	глаза	стали	желтые.
–	А	у	тебя,	по-твоему,	какие?
–	У	меня?	Голубые,	конечно.
–	Держи,	Гарри.	–	Сэм	протянул	ему	карманное	зеркальце.	–	Погляди-

ка	на	себя.
Битеринг	нерешительно	взял	зеркальце	и	посмотрелся.
В	 глубине	 его	 голубых	 глаз	 притаились	 чуть	 заметные	 золотые

искорки.
Минуту	было	тихо.
–	Эх	ты,	–	сказал	Сэм.	–	Разбил	мое	зеркальце!

*	*	*

Гарри	 Битеринг	 расположился	 в	 мастерской	 Сэма	 и	 начал	 строить
ракету.	 Люди	 стояли	 в	 дверях	 мастерской,	 негромко	 переговаривались,
посмеивались.	Изредка	помогали	Битерингу	поднять	что-нибудь	тяжелое.	А
больше	стояли	просто	так	и	смотрели	на	него,	и	в	глазах	у	них	разгорались



желтые	искорки.
–	Пора	ужинать,	Гарри,	–	напомнили	они.
Пришла	жена	и	принесла	в	корзинке	ужин.
–	Не	стану	я	это	есть,	–	сказал	он.	–	Теперь	я	буду	есть	только	то,	что

хранится	у	нас	в	холодильнике.	Что	мы	привезли	с	Земли.	А	что	тут	в	саду
и	в	огороде	выросло	–	это	не	для	меня.

Жена	стояла	и	смотрела	на	него.
–	Не	сможешь	ты	построить	ракету.
–	 Когда	 мне	 было	 двадцать,	 я	 работал	 на	 заводе.	 С	 металлом	 я

обращаться	 умею.	 Дай	 только	 начать,	 тогда	 и	 другие	 мне	 помогут,	 –
говорил	он,	разворачивая	чертежи,	на	жену	он	не	смотрел.

–	Гарри,	Гарри,	–	беспомощно	повторяла	она.
–	Мы	должны	вырваться,	Кора.	Нельзя	нам	тут	оставаться!

*	*	*

По	 ночам	 под	 луной,	 в	 пустынном	 море	 трав,	 где	 уже	 двенадцать
тысяч	лет,	точно	забытые	шахматы,	белели	марсианские	города,	дул	и	дул
неотступный	 ветер.	 И	 дом	 Битеринга	 в	 поселке	 землян	 сотрясала	 дрожь
неуловимых	перемен.

Лежа	 в	 постели,	 Битеринг	 чувствовал,	 как	 внутри	шевелится	 каждая
косточка,	и	плавится,	точно	золото	в	тигле,	и	меняет	форму.	Рядом	лежала
жена,	 смуглая	 от	 долгих	 солнечных	 дней.	 Вот	 она	 спит,	 смуглая	 и
золотоглазая,	 солнце	 опалило	 ее	 чуть	 не	 дочерна,	 и	 дети	 спят	 в	 своих
постелях,	 точно	 отлитые	 из	 металла,	 и	 тоскливый	 ветер,	 ветер	 перемен,
воет	 в	 саду,	 в	 ветвях	 бывших	 персиковых	 деревьев	 и	 в	 лиловой	 траве,	 и
стряхивает	лепестки	зеленых	роз.

Страх	ничем	не	уймешь.	Он	берет	за	горло,	сжимает	сердце.	Холодный
пот	проступает	на	лбу,	на	дрожащих	ладонях.

На	востоке	взошла	зеленая	звезда.
Незнакомое	слово	слетело	с	губ	Битеринга.
–	Йоррт,	–	повторил	он.	–	Йоррт.
Марсианское	слово.	Но	он	ведь	не	знает	языка	марсиан!
Среди	ночи	он	поднялся	и	пошел	звонить	Симпсону,	археологу.
–	Послушай,	Симпсон,	что	значит	«Йоррт»?
–	Да	это	старинное	марсианское	название	нашей	Земли.	А	что?
–	Так,	ничего.
Телефонная	трубка	выскользнула	у	него	из	рук.



–	Алло,	алло,	алло!	–	повторяла	трубка.	–	Алло,	Битеринг!	Гарри!	Ты
слушаешь?

А	он	сидел	и	неотрывно	смотрел	на	зеленую	звезду.

*	*	*

Дни	 наполнены	 были	 звоном	 и	 лязгом	 металла.	 Битеринг	 собирал
каркас	 ракеты,	 ему	нехотя,	 равнодушно	помогали	 три	 человека.	 За	 какой-
нибудь	час	он	очень	устал,	пришлось	сесть	передохнуть.

–	Тут	слишком	высоко,	–	засмеялся	один	из	помощников.
–	А	ты	что-нибудь	ешь,	Гарри?	–	спросилдругой.
–	Конечно,	ем,	–	сердито	буркнул	Битеринг.
–	Все	из	холодильника?
–	Да!
–	А	ведь	ты	худеешь,	Гарри.
–	Неправда!
–	И	росту	в	тебе	прибавляется.
–	Врешь!
Несколько	дней	спустя	жена	отвела	его	в	сторону.
–	Наши	старые	запасы	все	вышли.	В	холодильнике	ничего	не	осталось.

Придется	мне	кормить	тебя	тем,	что	у	нас	выросло	на	Марсе.
Битеринг	тяжело	опустился	на	стул.
–	Надо	ж	тебе	что-то	есть,	–	сказала	жена.	–	Ты	совсем	ослаб.
–	Да,	–	сказал	он.
Взял	сандвич,	оглядел	со	всех	сторон	и	опасливо	откусил	кусочек.
–	Не	работай	больше	сегодня,	отдохни,	–	сказала	Кора.	–	Такая	жара.

Дети	затевают	прогулку,	хотят	искупаться	в	канале.	Пойдем,	прошу	тебя.
–	Я	не	могу	терять	время.	Все	поставлено	на	карту!
–	 Хоть	 часок,	 –	 уговаривала	 Кора.	 –	 Поплаваешь,	 освежишься,	 это

полезно.
Он	встал	весь	в	поту.
–	Ладно	уж.	Хватит	тебе.	Иду.
–	Вот	и	хорошо!
День	 был	 тихий,	 палило	 солнце.	 Точно	 исполинский	 жгучий	 глаз

уставился	на	равнину.	Они	шли	вдоль	канала,	дети	в	купальных	костюмах
убежали	 вперед.	 Потом	 сделали	 привал,	 закусили	 сандвичами	 с	 мясом.
Гарри	 смотрел	 на	 жену,	 на	 детей	 –	 какие	 они	 стали	 смуглые,	 совсем
коричневые.	А	 глаза	 –	желтые,	 никогда	 они	не	 были	желтыми!	Его	 вдруг



затрясло,	но	скоро	дрожь	прошла,	будто	ее	смыли	жаркие	волны,	приятно
было	 лежать	 так	 на	 солнце.	 Он	 уже	 не	 чувствовал	 страха	 –	 он	 слишком
устал.

–	Кора,	с	каких	пор	у	тебя	желтые	глаза?
Она	посмотрела	с	недоумением:
–	Наверное,	всегда	были	такие.
–	А	может,	они	были	карие	и	пожелтели	за	последние	три	месяца?
Кора	прикусила	губу:
–	Нет.	Почему	ты	спрашиваешь?
–	Так	просто.
Посидели,	помолчали.
–	И	у	детей	тоже	глаза	желтые,	–	сказал	Битеринг.
–	Это	бывает:	дети	растут,	и	глаза	меняют	цвет.
–	Может	быть,	и	мы	тоже	–	дети.	По	крайней	мере	на	Марсе.	Вот	это

мысль!	–	Он	засмеялся.	–	Поплавать,	что	ли.
Они	 прыгнули	 в	 воду.	 Гарри,	 не	шевелясь,	 погружался	 все	 глубже,	 и

вот	он	лежит	на	дне	канала,	точно	золотая	статуя,	омытая	зеленой	тишиной.
Вокруг	 –	 безмятежная	 глубь,	 мир	 и	 покой.	 И	 тебя	 тихонько	 несет
неторопливым,	ровным	течением.

«Полежать	 так	 подольше,	 –	 думал	 он,	 –	 и	 вода	 обработает	 меня	 по-
своему,	 пожрет	 мясо,	 обнажит	 кости,	 точно	 кораллы.	 Только	 скелет	 и
останется.	 А	 потом	 на	 костях	 вода	 построит	 свое,	 появятся	 наросты,
водоросли,	ракушки,	разные	подводные	твари	–	зеленые,	красные,	желтые.
Все	меняется.	Меняется.	Медленные,	 подспудные,	 безмолвные	 перемены.
А	разве	не	то	же	делается	и	там,	наверху?»

Сквозь	 воду	 он	 увидел	 над	 головою	 солнце	 –	 тоже	 незнакомое,
марсианское,	измененное	иным	воздухом,	и	временем,	и	пространством.

«Там,	 наверху,	 –	 безбрежная	 река,	 –	 думал	 он,	 –	марсианская	 река,	 и
все	мы	в	наших	домах	из	речной	 гальки	и	 затонувших	валунов	лежим	на
дне,	 точно	 раки-отшельники,	 и	 вода	 смывает	 нашу	 прежнюю	 плоть,	 и
удлиняет	кости,	и…»

Он	дал	мягко	светящейся	воде	вынести	его	на	поверхность.
Дэн	сидел	на	кромке	канала	и	серьезно	смотрел	на	отца.
–	Ута,	–	сказал	он.
–	Что	такое?	–	спросил	Битеринг.
Мальчик	улыбнулся:
–	Ты	же	знаешь.	«Ута»	по-марсиански	–	отец.
–	Где	это	ты	выучился?
–	Не	знаю.	Везде.	Ута!



–	Чего	тебе?
Мальчик	помялся.
–	Я…	я	хочу	зваться	по-другому.
–	По-другому?
–	Да.
Подплыла	мать.
–	А	чем	плохое	имя	Дэн?
Дэн	скорчил	гримасу,	пожал	плечами.
–	Вчера	ты	все	кричала	–	Дэн,	Дэн,	Дэн,	а	я	и	не	слышал.	Думал,	это	не

меня.	У	меня	другое	имя,	я	хочу,	чтоб	меня	звали	по-новому.
Битеринг	 ухватился	 за	 боковую	 стенку	 канала,	 он	 весь	 похолодел,

медленно,	гулко	билось	сердце.
–	Как	же	это	по-новому?
–	 Линл.	 Правда,	 хорошее	 имя?	 Можно,	 я	 буду	 Линл?	 Можно?	 Ну

пожалуйста!
Битеринг	 провел	 рукой	 по	 лбу,	 мысли	 путались.	 Дурацкая	 ракета,

работаешь	один,	и	даже	в	семье	ты	один,	уж	до	того	один…
–	А	почему	бы	и	нет?	–	услышал	он	голос	жены.
Потом	услышал	свой	голос:
–	Можно.
–	Ага-а!	–	закричал	мальчик.	–	Я	–	Линл,	Линл!
И,	вопя	и	приплясывая,	побежал	через	луга.
Битеринг	посмотрел	на	жену:
–	Зачем	мы	ему	позволили?
–	 Сама	 не	 знаю,	 –	 сказала	 Кора.	 –	 Что	 ж,	 по-моему,	 это	 совсем	 не

плохо.
Они	 шли	 дальше	 среди	 холмов.	 Ступали	 по	 старым,	 выложенным

мозаикой	дорожкам,	мимо	фонтанов,	из	которых	и	теперь	еще	разлетались
водяные	 брызги.	 Дорожки	 все	 лето	 напролет	 покрывал	 тонкий	 слой
прохладной	воды.	Весь	день	можно	шлепать	по	ним	босиком,	точно	вброд
по	ручью,	и	ногам	не	жарко.

Подошли	 к	 маленькой,	 давным-давно	 заброшенной	 марсианской
вилле.	Она	стояла	на	холме,	и	отсюда	открывался	вид	на	долину.	Коридоры,
выложенные	 голубым	 мрамором,	 фрески	 во	 всю	 стену,	 бассейн	 для
плавания.	 В	 летнюю	 жару	 тут	 свежесть	 и	 прохлада.	 Марсиане	 не
признавали	больших	городов.

–	Может,	 переедем	 сюда	 на	 лето?	 –	 сказала	 миссис	 Битеринг.	 –	 Вот
было	бы	славно!

–	 Идем,	 –	 сказал	 муж.	 –	 Пора	 возвращаться	 в	 город.	 Надо	 кончать



ракету,	работы	по	горло.
Но	 в	 этот	 вечер	 за	 работой	 ему	 вспомнилась	 вилла	 из	 прохладного

голубого	 мрамора.	 Проходили	 часы,	 и	 все	 настойчивей	 думалось,	 что,
пожалуй,	не	так	уж	и	нужна	эта	ракета.

Текли	дни,	недели,	и	ракета	все	меньше	занимала	его	мысли.	Прежнего
пыла	не	было	и	в	помине.	Его	и	самого	пугало,	что	он	стал	так	равнодушен
к	 своему	 детищу.	 Но	 как-то	 все	 так	 складывалось	 –	 жара,	 работать
тяжело…

*	*	*

За	раскрытой	настежь	дверью	мастерской	–	негромкие	голоса:
–	Слыхали?	Все	уезжают.
–	Верно.	Уезжают.
Битеринг	вышел	на	крыльцо:
–	Куда	это?
По	пыльной	дороге	движутся	несколько	машин,	нагруженных	мебелью

и	детьми.
–	Переселяются	на	виллы,	–	говорит	человек	на	крыльце.
–	Да,	Гарри.	И	я	тоже	перееду,	–	подхватывает	другой.	–	И	Сэм	тоже.

Верно,	Сэм?
–	Верно.	А	ты,	Гарри?
–	У	меня	тут	работа.
–	 Работа!	 Можешь	 достроить	 свою	 ракету	 осенью,	 когда	 станет

попрохладнее.
Битеринг	перевел	дух:
–	У	меня	уже	каркас	готов.
–	 Осенью	 дело	 пойдет	 лучше.	 –	 Ленивые	 голоса	 словно	 таяли	 в

раскаленном	воздухе.
–	Мне	надо	работать,	–	повторил	Битеринг.
–	 Отложи	 до	 осени,	 –	 возразили	 ему,	 и	 это	 звучало	 так	 здраво,	 так

разумно.
«Осенью	 дело	 пойдет	 лучше,	 –	 подумал	 он.	 –	 Времени	 будет

вдоволь…»
«Нет!	 –	 кричало	 что-то	 в	 самой	 глубине	 его	 существа,	 запрятанное

далеко-далеко,	запертое	наглухо,	задыхающееся.	–	Нет,	нет!»
–	Осенью,	–	сказал	он	вслух.
–	Едем,	Гарри,	–	сказали	ему.



–	 Ладно,	 –	 согласился	 он,	 чувствуя,	 как	 тает,	 плавится	 в	 знойном
воздухе	все	тело.	–	Ладно,	до	осени.	Тогда	я	опять	возьмусь	за	работу.

–	Я	присмотрел	себе	виллу	у	Тирра-канала,	–	сказал	кто-то.
–	У	канала	Рузвельта,	что	ли?
–	Тирра.	Это	старое	марсианское	название.
–	Но	ведь	на	карте…
–	 Забудь	 про	 карту.	 Теперь	 он	 называется	 Тирра.	 И	 я	 отыскал	 одно

местечко	в	Пилланских	горах.
–	Это	горы	Рокфеллера?	–	переспросил	Битеринг.
–	Это	Пилланские	горы,	–	сказал	Сэм.
–	 Ладно,	 –	 сказал	 Битеринг,	 окутанный	 душным,	 непроницаемым

саваном	зноя.	–	Пускай	Пилланские.
Назавтра,	 в	 тихий,	 безветренный	 день,	 все	 усердно	 грузили	 вещи	 в

машину.
Лора,	 Дэн	 и	 Дэвид	 таскали	 узлы	 и	 свертки.	 Нет,	 узлы	 и	 свертки

таскали	Ттил,	Линл	и	Верр	–	на	другие	имена	они	теперь	не	отзывались.
Из	мебели,	что	стояла	в	их	белом	домике,	не	взяли	с	собой	ничего.
–	 В	 Бостоне	 наши	 столы	 и	 стулья	 выглядели	 очень	 мило,	 –	 сказала

мать.	 –	 И	 в	 этом	 домике	 тоже.	 Но	 для	 той	 виллы	 они	 не	 годятся.	 Вот
вернемся	осенью,	тогда	они	опять	пойдут	в	ход.

Битеринг	не	спорил.
–	 Я	 знаю,	 какая	 там	 нужна	 мебель,	 –	 сказал	 он	 немного	 погодя.	 –

Большая,	удобная,	чтоб	можно	развалиться.
–	А	как	с	твоей	энциклопедией?	Ты,	конечно,	берешь	ее	с	собой?
Битеринг	отвел	глаза.
–	Я	заберу	ее	на	той	неделе.
–	А	свои	нью-йоркские	наряды	ты	взяла?	–	спросили	они	дочь.
Девушка	посмотрела	с	недоумением.
–	Зачем?	Они	мне	теперь	ни	к	чему.
Выключили	газ	и	воду,	заперли	двери	и	пошли	прочь.	Отец	заглянул	в

кузов	машины.
–	Немного	же	мы	берем	с	собой,	–	заметил	он.	–	Против	того,	что	мы

привезли	на	Марс,	это	жалкая	горсточка!
И	сел	за	руль.
Долгую	 минуту	 он	 смотрел	 на	 белый	 домик	 –	 хотелось	 кинуться	 к

нему,	 погладить	 стену,	 сказать:	 прощай!	 Чувство	 было	 такое,	 словно
уезжает	 он	 в	 дальнее	 странствие	 и	 никогда	 по-настоящему	 не	 вернется	 к
тому,	 что	 оставляет	 здесь,	 никогда	 уже	 все	 это	не	 будет	 ему	 так	 близко	и
понятно.



Тут	с	ним	поравнялся	на	грузовике	Сэм	со	своей	семьей.
–	Эй,	Битеринг!	Поехали!
И	 машина	 покатила	 по	 древней	 дороге	 вон	 из	 города.	 В	 том	 же

направлении	 двигались	 еще	шестьдесят	 грузовиков.	 Тяжелое,	 безмолвное
облако	 пыли,	 поднятой	 ими,	 окутало	 покинутый	 городок.	 Голубела	 под
солнцем	 вода	 в	 каналах,	 тихий	 ветер	 чуть	 шевелил	 листву	 странных
деревьев.

–	Прощай,	город!	–	сказал	Битеринг.
–	Прощай,	прощай!	–	замахали	руками	жена	и	дети.
И	уж	больше	ни	разу	не	оглянулись.

*	*	*

За	лето	до	дна	высохли	каналы.	Лето	прошло	по	лугам,	точно	степной
пожар.	В	опустевшем	поселке	землян	лупилась	и	осыпалась	краска	со	стен
домов.	 Висящие	 на	 задворках	 автомобильные	 шины,	 что	 еще	 недавно
служили	 детворе	 качелями,	 недвижно	 застыли	 в	 знойном	 воздухе,	 словно
маятники	остановившихся	часов.

В	мастерской	каркас	ракеты	понемногу	покрывался	ржавчиной.
В	 тихий	 осенний	 день	 мистер	 Битеринг	 –	 он	 теперь	 был	 очень

смуглый	 и	 золотоглазый	 –	 стоял	 на	 склоне	 холма	 над	 своей	 виллой	 и
смотрел	вниз,	в	долину.

–	Пора	возвращаться,	–	сказала	Кора.
–	Да,	но	мы	не	поедем,	–	спокойно	сказал	он.	–	Чего	ради?
–	Там	остались	твои	книги,	–	напомнила	она.	–	Твой	парадный	костюм.

Твои	лле,	–	сказала	она.	–	Твой	йор	юеле	рре.
–	Город	совсем	пустой,	–	возразил	муж.	–	Никто	туда	не	возвращается.

Да	и	незачем.	Совершенно	незачем.
Дочь	ткала,	сыновья	наигрывали	песенки	–	один	на	флейте,	другой	на

свирели,	все	смеялись,	и	веселое	эхо	наполняло	мраморную	виллу.
Гарри	Битеринг	смотрел	вниз,	в	долину,	на	далекое	селение	землян.
–	Какие	странные,	смешные	дома	строят	жители	Земли.
–	 Иначе	 они	 не	 умеют,	 –	 в	 раздумье	 отозвалась	 жена.	 –	 До	 чего

уродливый	народ.	Я	рада,	что	их	больше	нет.
Они	посмотрели	друг	на	 друга,	 испуганные	 словами,	 которые	 только

что	сказались.	Потом	стали	смеяться.
–	Куда	же	они	подевались?	–	раздумчиво	произнес	Битеринг.
Он	 взглянул	 на	 жену.	 Кожа	 ее	 золотилась,	 и	 она	 была	 такая	 же



стройная	 и	 гибкая,	 как	 их	 дочь.	 А	 Кора	 смотрела	 на	 мужа	 –	 он	 казался
почти	таким	же	юным,	как	их	старший	сын.

–	Не	знаю,	–	сказала	она.
–	 В	 город	 мы	 вернемся,	 пожалуй,	 на	 будущий	 год,	 –	 сказал	 он

невозмутимо.	 –	 Или,	 может,	 еще	 через	 годик-другой.	 А	 пока	 что…	 мне
жарко.	Пойдем	купаться?

Они	 больше	 не	 смотрели	 на	 долину.	 Рука	 об	 руку	 они	 пошли	 к
бассейну,	тихо	ступая	по	дорожке,	которую	омывала	прозрачная	ключевая
вода.

*	*	*

Прошло	 пять	 лет,	 и	 с	 неба	 упала	 ракета.	 Еще	 дымясь,	 лежала	 она	 в
долине.	Из	нее	высыпали	люди.

–	 Война	 на	 Земле	 кончена!	 –	 кричали	 они.	 –	 Мы	 прилетели	 вам	 на
выручку!

Но	 городок,	 построенный	 американцами,	 молчал,	 безмолвны	 были
коттеджи,	 персиковые	 деревья,	 амфитеатры.	 В	 пустой	 мастерской	 ржавел
жалкий	остов	недоделанной	ракеты.

Пришельцы	 обшарили	 окрестные	 холмы.	 Капитан	 объявил	 своим
штабом	давно	заброшенный	кабачок.	Лейтенант	явился	к	нему	с	докладом:

–	Город	пуст,	сэр,	но	среди	холмов	мы	обнаружили	местных	жителей.
Марсиан.	 Кожа	 у	 них	 темная.	 Глаза	 желтые.	 Встретили	 нас	 очень
приветливо.	 Мы	 с	 ними	 немного	 потолковали.	 Они	 быстро	 усваивают
английский.	 Я	 уверен,	 сэр,	 с	 ними	 можно	 установить	 вполне	 дружеские
отношения.

–	Темнокожие,	вот	как?	–	задумчиво	сказал	капитан.	–	И	много	их?
–	 Примерно	 шестьсот	 или	 восемьсот,	 сэр;	 они	 живут	 на	 холмах,	 в

мраморных	развалинах.	Рослые,	здоровые.	Женщины	у	них	красивые.
–	 А	 они	 сказали	 вам,	 лейтенант,	 что	 произошло	 с	 людьми,	 которые

прилетели	с	Земли	и	выстроили	этот	поселок?
–	 Они	 понятия	 не	 имеют,	 что	 случилось	 с	 этим	 городом	 и	 с	 его

населением.
–	Странно.	Вы	не	думаете,	что	марсиане	тут	всех	перебили?
–	 Похоже,	 что	 это	 необыкновенно	 миролюбивый	 народ,	 сэр.	 Скорее

всего,	город	опустошила	какая-нибудь	эпидемия.
–	 Возможно.	 Надо	 думать,	 это	 одна	 из	 тех	 загадок,	 которые	 нам	 не

разрешить.	О	таком	иной	раз	пишут	в	книгах.



Капитан	 обвел	 взглядом	 комнату,	 запыленные	 окна	 и	 за	 ними	 –
встающие	 вдалеке	 синие	 горы,	 струящуюся	 в	 ярком	 свете	 воду	 каналов	и
услышал	 шелест	 ветра.	 И	 вздрогнул.	 Потом	 опомнился	 и	 постучал
пальцами	 по	 карте,	 которую	 он	 давно	 уже	 приколол	 кнопками	 на	 пустом
столе.

–	У	нас	куча	дел,	лейтенант!	–	сказал	он	и	стал	перечислять.	Солнце
опускалось	 за	 синие	 холмы,	 а	 капитан	 бубнил	 и	 бубнил:	 –	 Надо	 строить
новые	 поселки.	 Искать	 полезные	 ископаемые,	 заложить	 шахты.	 Взять
образцы	 для	 бактериологических	 исследований.	 Работы	 по	 горло.	 А	 все
старые	отчеты	утеряны.	Надо	заново	составить	карты,	дать	названия	горам,
рекам	 и	 прочему.	 Потребуется	 некоторая	 доля	 воображения.	 Вон	 те	 горы
назовем	горами	Линкольна,	что	вы	на	это	скажете?	Тот	канал	будет	канал
Вашингтона,	а	эти	холмы…	холмы	можно	назвать	в	вашу	честь,	лейтенант.
Дипломатический	 ход.	 А	 вы	 из	 любезности	 можете	 назвать	 какой-нибудь
город	 в	 мою	 честь.	 Изящный	 поворот.	 И	 почему	 бы	 не	 дать	 этой	 долине
имя	Эйнштейна,	а	вон	тот…	да	вы	меня	слушаете,	лейтенант?

Лейтенант	с	усилием	оторвал	взгляд	от	подернутых	ласковой	дымкой
холмов,	что	синели	вдали,	за	покинутым	городом.

–	Что?	Да-да,	конечно,	сэр!



Улыбка[14]	
На	главной	площади	очередь	установилась	еще	в	пять	часов,	когда	за

выбеленными	инеем	полями	пели	далекие	петухи	и	нигде	не	было	огней.
Тогда	 вокруг,	 среди	разбитых	 зданий,	 клочьями	висел	 туман,	но	 теперь,	 в
семь	 утра,	 рассвело,	 и	 он	 начал	 таять.	 Вдоль	 дороги	 по	 двое,	 по	 трое
подстраивались	к	очереди	еще	люди,	которых	приманил	в	город	праздник	и
базарный	день.

Мальчишка	 стоял	 сразу	 за	 двумя	 мужчинами,	 которые	 громко
разговаривали	 между	 собой,	 и	 в	 чистом	 холодном	 воздухе	 звук	 голосов
казался	 вдвое	 громче.	 Мальчишка	 притопывал	 на	 месте	 и	 дул	 на	 свои
красные,	в	цыпках	руки,	поглядывая	то	на	грязную,	из	грубой	мешковины
одежду	соседей,	то	на	длинный	ряд	мужчин	и	женщин	впереди.

–	 Слышь,	 парень,	 ты-то	 что	 здесь	 делаешь	 в	 такую	 рань?	 –	 сказал
человек	за	его	спиной.

–	Это	мое	место,	я	тут	очередь	занял,	–	ответил	мальчик.
–	Бежал	бы	ты,	мальчик,	отсюда,	уступил	бы	свое	место	тому,	кто	знает

в	этом	толк!
–	 Оставь	 в	 покое	 парня,	 –	 вмешался,	 резко	 обернувшись,	 один	 из

мужчин,	стоящих	впереди.
–	 Я	 же	 пошутил.	 –	 Задний	 положил	 руку	 на	 голову	 мальчишки.

Мальчик	угрюмо	стряхнул	ее.	–	Просто	подумал,	чудно	это	–	ребенок,	такая
рань,	а	он	не	спит.

–	 Этот	 парень	 знает	 толк	 в	 искусстве,	 ясно?	 –	 сказал	 заступник,	 его
фамилия	была	Григсби.	–	Тебя	как	звать-то,	малец?

–	Том.
–	Наш	Том,	уж	он	плюнет	что	надо,	в	самую	точку	–	верно,	Том?
–	Точно!
Смех	покатился	по	шеренге	людей.
Впереди	 кто-то	 продавал	 горячий	 кофе	 в	 треснувших	 чашках.

Поглядев	туда,	Том	увидел	маленький	жаркий	костер	и	бурлящее	варево	в
ржавой	 кастрюле.	 Это	 был	 не	 настоящий	 кофе.	 Его	 заварили	 из	 каких-то
ягод,	собранных	на	лугах	за	городом,	и	продавали	по	пенни	чашка	–	согреть
желудок,	но	мало	кто	покупал,	мало	кому	это	было	по	карману.

Том	 устремил	 взгляд	 туда,	 где	 очередь	 пропадала	 за	 разваленной
взрывом	каменной	стеной.

–	Говорят,	она	улыбается,	–	сказал	мальчик.



–	Ага,	улыбается,	–	ответил	Григсби.
–	Говорят,	она	сделана	из	краски	и	холста.
–	 Точно.	 Потому-то	 и	 сдается	 мне,	 что	 она	 не	 подлинная.	 Та,

настоящая,	 –	 я	 слышал	 –	 была	 на	 доске	 нарисована	 в	 незапамятные
времена.

–	Говорят,	ей	четыреста	лет.
–	Если	 не	 больше.	Коли	 уж	на	 то	 пошло,	 никому	 не	 известно,	 какой

сейчас	год.
–	Две	тысячи	шестьдесят	первый!
–	Верно,	так	говорят,	парень,	говорят.	Брешут.	А	может,	трехтысячный!

Или	 пятитысячный!	 Почем	 мы	 можем	 знать?	 Сколько	 времени	 одна
сплошная	катавасия	была…	И	достались	нам	только	рожки	да	ножки.

Они	 шаркали	 ногами,	 медленно	 продвигаясь	 вперед	 по	 холодным
камням	мостовой.

–	Скоро	мы	ее	увидим?	–	уныло	протянул	Том.
–	 Еще	 несколько	 минут,	 не	 больше.	 Они	 огородили	 ее,	 повесили	 на

четыре	 латунных	 столбика	 бархатную	 веревку,	 все	 честь	 по	 чести,	 чтобы
люди	 не	 подходили	 слишком	 близко.	 И	 учти,	 Том,	 никаких	 камней,	 они
запретили	бросать	в	нее	камни.

–	Ладно,	сэр.
Солнце	поднималось	все	выше	по	небосводу,	неся	тепло,	и	мужчины

сбросили	с	себя	измазанные	дерюги	и	грязные	шляпы.
–	А	зачем	мы	все	тут	собрались?	–	спросил,	подумав,	Том.	–	Почему

мы	должны	плевать?
Григсби	 и	 не	 взглянул	 на	 него,	 он	 смотрел	 на	 солнце,	 соображая,

который	час.
–	 Э,	 Том,	 причин	 уйма.	 –	 Он	 рассеянно	 протянул	 руку	 к	 карману,

которого	уже	давно	не	было,	за	несуществующей	сигаретой.	Том	видел	это
движение	миллион	раз.	–	Тут	все	дело	в	ненависти,	ненависти	ко	всему,	что
связано	с	Прошлым.	Ответь-ка	ты	мне,	как	мы	дошли	до	такого	состояния?
Города	 –	 груды	развалин,	 дороги	от	 бомбежек	–	 словно	пила,	 вверх-вниз,
поля	по	ночам	светятся,	радиоактивные…	Вот	и	скажи,	Том,	что	это,	если
не	последняя	подлость?

–	Да,	сэр,	конечно.
–	То-то	и	оно…	Человек	ненавидит	то,	что	его	сгубило,	что	ему	жизнь

поломало.	 Так	 уж	 он	 устроен.	 Неразумно,	 может	 быть,	 но	 такова
человеческая	природа.

–	А	есть	хоть	кто-нибудь	или	что-нибудь,	чего	бы	мы	не	ненавидели?	–
сказал	Том.



–	 Во-во!	 А	 все	 эта	 орава	 идиотов,	 которая	 заправляла	 миром	 в
Прошлом!	 Вот	 и	 стоим	 здесь	 с	 самого	 утра,	 кишки	 подвело,	 стучим	 от
холода	зубами	–	новые	троглодиты,	ни	покурить,	ни	выпить,	никакой	тебе
утехи,	кроме	этих	наших	праздников,	Том.	Наших	праздников…

Том	мысленно	перебрал	праздники,	в	которых	участвовал	за	последние
годы.	Вспомнил,	как	рвали	и	жгли	книги	на	площади,	и	все	смеялись,	точно
пьяные.	 А	 праздник	 науки	 месяц	 тому	 назад,	 когда	 притащили	 в	 город
последний	 автомобиль,	 потом	 бросили	 жребий,	 и	 счастливчики	 могли	 по
одному	разу	долбануть	машину	кувалдой!..

–	Помню	ли	я,	Том?	Помню	ли?	Да	ведь	я	же	разбил	переднее	стекло	–
стекло,	слышишь?	Господи,	звук-то	какой	был,	прелесть!	Тррахх!

Том	и	впрямь	словно	услышал,	как	стекло	рассыпается	сверкающими
осколками.

–	А	Биллу	Гендерсону	досталось	мотор	раздолбать.	Эх,	и	лихо	же	он
это	 сработал,	 прямо	 мастерски.	 Бамм!	 Но	 лучше	 всего,	 –	 продолжал
вспоминать	Григсби,	 –	 было	в	 тот	 раз,	 когда	 громили	 завод,	 который	 еще
пытался	выпускать	самолеты.	И	отвели	же	мы	душеньку!	А	потом	нашли
типографию	и	склад	боеприпасов	–	и	взорвали	их	вместе!	Представляешь
себе,	Том?

Том	подумал.
–	Ага.
Полдень.	Запахи	разрушенного	города	отравляли	жаркий	воздух,	что-

то	копошилось	среди	обломков	зданий.
–	Сэр,	это	больше	никогда	не	вернется?
–	Что	–	цивилизация?	А	кому	она	нужна?	Во	всяком	случае,	не	мне!
–	А	я	так	готов	ее	терпеть,	–	сказал	один	из	очереди.	–	Не	все,	конечно,

но	были	и	в	ней	свои	хорошие	стороны…
–	Чего	зря	болтать-то!	–	крикнул	Григсби.	–	Все	равно	впустую.
–	Э,	–	упорствовал	один	из	очереди,	–	не	торопитесь.	Вот	увидите:	еще

появится	 башковитый	 человек,	 который	 ее	 подлатает.	 Попомните	 мои
слова.	Человек	с	душой.

–	Не	будет	этого,	–	сказал	Григсби.
–	А	я	говорю,	появится.	Человек,	у	которого	душа	лежит	к	красивому.

Он	вернет	нам	–	нет,	не	старую,	а,	так	сказать,	ограниченную	цивилизацию,
такую,	чтобы	мы	могли	жить	мирно.

–	Не	успеешь	и	глазом	моргнуть,	как	опять	война!
–	Почему	же?	Может,	на	этот	раз	все	будет	иначе.
Наконец	и	они	вступили	на	главную	площадь.	Одновременно	в	город

въехал	верховой,	держа	в	руке	листок	бумаги.	Огороженное	пространство



было	в	самом	центре	площади.	Том,	Григсби	и	все	остальные,	копя	слюну,
подвигались	 вперед	 –	 шли,	 изготовившись,	 предвкушая,	 с
расширившимися	зрачками.	Сердце	Тома	билось	часто-часто,	и	земля	жгла
его	босые	пятки.

–	Ну,	Том,	сейчас	наша	очередь,	не	зевай!
По	 углам	 огороженной	 площадки	 стояло	 четверо	 полицейских	 –

четверо	 мужчин	 с	 желтым	 шнурком	 на	 запястьях,	 знаком	 их	 власти	 над
остальными.	Они	должны	были	следить	за	тем,	чтобы	не	бросали	камней.

–	Это	для	того,	–	уже	напоследок	объяснил	Григсби,	–	чтобы	каждому
досталось	плюнуть	по	разку,	понял,	Том?	Ну,	давай!

Том	замер	перед	картиной,	глядя	на	нее.
–	Ну,	плюй	же!
У	мальчишки	пересохло	во	рту.
–	Том,	давай!	Живее!
–	Но,	–	медленно	произнес	Том,	–	она	же	красивая!
–	Ладно,	я	плюну	за	тебя!
Плевок	 Григсби	 блеснул	 в	 лучах	 солнца.	 Женщина	 на	 картине

улыбалась	таинственно-печально,	и	Том,	отвечая	на	ее	взгляд,	чувствовал,
как	колотится	его	сердце,	а	в	ушах	будто	звучала	музыка.

–	Она	красивая,	–	повторил	он.
–	Иди	уж,	пока	полиция…
–	Внимание!
Очередь	притихла.	Только	что	они	бранили	Тома	–	стал	как	пень!	–	а

теперь	все	повернулись	к	верховому.
–	Как	ее	звать,	сэр?	–	тихо	спросил	Том.
–	Картину-то?	Кажется,	«Мона	Лиза»…	Точно	–	«Мона	Лиза».
–	Слушайте	объявление,	–	сказал	верховой.	–	Власти	постановили,	что

сегодня	 в	 полдень	 портрет	 на	 площади	 будет	 передан	 в	 руки	 здешних
жителей,	дабы	они	могли	принять	участие	в	уничтожении.

Том	и	ахнуть	не	успел,	как	толпа,	крича,	толкаясь,	мечась,	понесла	его
к	картине.	Резкий	звук	рвущегося	холста…	Полицейские	бросились	наутек.
Толпа	 выла,	 и	 руки	 клевали	 портрет,	 словно	 голодные	 птицы.	 Том
почувствовал,	 как	 его	 буквально	швырнули	 сквозь	 разбитую	 раму.	 Слепо
подражая	остальным,	он	вытянул	руку,	схватил	клочок	лоснящегося	холста,
дернул	 и	 упал,	 а	 толчки	 и	 пинки	 вышибли	 его	 из	 толпы	на	 волю.	Весь	 в
ссадинах,	одежда	разорвана,	он	смотрел,	как	старухи	жевали	куски	холста,
как	мужчины	разламывали	раму,	поддавали	ногой	жесткие	лоскуты,	рвали
их	в	мелкие-мелкие	клочья.

Один	Том	стоял	притихший	в	стороне	от	этой	свистопляски.	Он	глянул



на	свою	руку.	Она	судорожно	притиснула	к	груди	кусок	холста,	пряча	его.
–	Эй,	Том,	ты	что	же!	–	крикнул	Григсби.
Не	 говоря	 ни	 слова,	 всхлипывая,	 Том	 побежал	 прочь.	 За	 город,	 на

испещренную	 воронками	 дорогу,	 через	 поле,	 через	 мелкую	 речушку.	 Он
бежал	и	бежал,	не	оглядываясь,	и	 сжатая	в	кулак	рука	была	спрятана	под
куртку.

На	 закате	 он	 достиг	 маленькой	 деревушки	 и	 пробежал	 через	 нее.	 В
девять	часов	он	был	у	разбитого	здания	фермы.	За	ней,	в	том,	что	осталось
от	силосной	башни,	под	навесом,	его	встретили	звуки,	которые	сказали	ему,
что	 семья	 спит	 –	 спит	 мать,	 отец,	 брат.	 Тихонько,	 молча	 он	 скользнул	 в
узкую	дверь	и	лег,	часто	дыша.

–	Том?	–	раздался	во	мраке	голос	матери.
–	Да.
–	 Где	 ты	 болтался?	 –	 рявкнул	 отец.	 –	 Погоди,	 вот	 я	 тебе	 утром

всыплю…
Кто-то	 пнул	 его	 ногой.	 Его	 собственный	 брат,	 которому	 пришлось

сегодня	в	одиночку	трудиться	на	их	огороде.
–	Ложись!	–	негромко	прикрикнула	на	него	мать.
Еще	пинок.
Том	дышал	уже	ровнее.	Кругом	царила	тишина.	Рука	его	была	плотно-

плотно	прижата	к	груди.	Полчаса	лежал	он	так,	зажмурив	глаза.
Потом	 ощутил	 что-то:	 холодный	 белый	 свет.	 Высоко	 в	 небе	 плыла

луна,	 и	 маленький	 квадратик	 света	 полз	 по	 телу	 Тома.	 Только	 теперь	 его
рука	 ослабила	 хватку.	 Тихо,	 осторожно,	 прислушиваясь	 к	 движениям
спящих,	 Том	 поднял	 ее.	 Он	 помедлил,	 глубоко-глубоко	 вздохнул,	 потом,
весь	ожидание,	разжал	пальцы	и	разгладил	клочок	закрашенного	холста.

Мир	спал,	освещенный	луной.
А	на	его	ладони	лежала	Улыбка.
Он	смотрел	на	нее	в	белом	свете,	который	падал	с	полуночного	неба.	И

тихо	повторял	про	себя	снова	и	снова:	«Улыбка,	чудесная	улыбка…»
Час	 спустя	 он	 все	 еще	 видел	 ее,	 даже	 после	 того,	 как	 осторожно

сложил	 ее	 и	 спрятал.	 Он	 закрыл	 глаза,	 и	 снова	 во	 мраке	 перед	 ним	 –
Улыбка.	Ласковая,	добрая,	она	была	там	и	тогда,	когда	он	уснул,	а	мир	был
объят	безмолвием,	и	луна	плыла	в	холодном	небе	сперва	вверх,	потом	вниз,
навстречу	утру.



Первая	ночь	поста[15]	
Так	 вы	 хотите	 знать	 все	 «почему»	 и	 «с	 чего	 бы	 это»	 ирландцев?

Спрашиваете,	 что	 делает	 их	 такими?	 Ну	 тогда	 слушайте.	 Я	 знал,
собственно,	 лишь	 одного,	 зато	 мы	 встречались	 сто	 сорок	 четыре	 ночи
подряд.	 Давайте	 поближе:	 всмотритесь	 в	 этого	 человека	 и,	 может	 быть,
увидите	целый	народ,	выходящий	из	серой	мороси,	чтобы	снова	скрыться	в
тумане;	берегись,	идут!	Глянь-ка,	уже	прошли!

Ирландца	звали	Ник.
Осенью	1953	года	я	сочинял	в	Дублине	сценарий.	Каждый	божий	день

я	 садился	 в	 такси	и	проезжал	 тридцать	миль,	 отделявшие	реку	Лиффи	от
серой	 усадьбы	 в	 георгианском	 стиле,	 где	мой	 режиссер,	 он	же	продюсер,
держал	 охотничью	 свору.	Осень,	 зиму	 и	 начало	 весны	 я	 писал	 по	 восемь
страниц	в	день,	вечерами	мы	их	обсуждали,	а	ближе	к	полуночи,	готовый
вернуться	в	отель	«Ройял	Иберниен»,	я	будил	килкокскую	телефонистку	и
просил	 соединить	 с	 самым	 теплым	 (хоть	 и	 неотапливаемым)	 местом	 в
поселке.

–	 Кабачок	 Хибера	 Финна?	 –	 кричал	 я	 в	 трубку.	 –	 Ник	 здесь?
Попросите,	пусть	приедет	за	мной.

Мысленно	я	видел	их,	местных	парней,	у	щербатой	зеркальной	стойки,
похожей	на	зимний	пруд,	где	из-подо	льда	таращатся	они	сами,	как	нового
рода	 утопленники.	 В	 их	 толчее,	 в	 их	 свистящем	 «гляди-чего-скажу»
молчаливо	высится	Ник,	мой	сельский	водитель.	Мне	слышно,	как	Хибер
Финн	кричит	от	телефона	и	как	Ник	отзывается:

–	Все,	сейчас	меня	здесь	не	будет!
По	 прошлым	 ночам	 я	 знаю,	 что	 «все-сейчас-меня-здесь»	 –	 процесс

несуетный.	 Скорее	 это	 медленный	 отрыв,	 степенный	 наклон	 торса,	 когда
центр	 тяжести	 мало-помалу	 смещается	 в	 дальний,	 пустующий	 край
комнаты,	где	одиноко	мается	забытая	всеми	дверь.	Цель	его	–	не	повредить
изысканное	 плетение	 разговора.	 Тем	 временем	 нужно	 поймать,	 связать	 и
пометить	 десятки	 нитей	 утка	 и	 основы,	 чтобы	 назавтра	 под	 хриплые
возгласы	 узнавания	 на	 лету	 подхватить	 челнок	 и	 с	 порога	 включиться	 в
беседу.

По	 моим	 прикидкам,	 большая	 часть	 пути	 –	 через	 кабачок	 Хибера
Финна	 –	 занимала	 у	Ника	 полчаса.	Меньшая	 –	 от	 поселка	 до	 дома,	 где	 я
жил,	–	минут	пять.

Так	было	и	 в	последнюю	ночь	перед	Великим	постом.	Я	позвонил	и



стал	ждать.
Наконец	 из	 ночного	 леса	 вылетел	 «Шевроле»	 31-го	 года	 выпуска,

торфяно-рыжий,	как	и	сам	Ник.	Машина	и	водитель,	сопя	и	отфыркиваясь,
плавно	вкатили	во	двор;	я	сбежал	по	ступеням	в	безлунную,	ярко-звездную
ночь.

За	 лобовым	 стеклом	 царил	 безраздельный	 мрак:	 приборная	 доска
много	лет	как	почила	в	мире.

–	Ник?
–	Он	самый,	–	послышался	доверительный	шепот.	–	Славный	вечерок,

теплый,	а?
Термометр	показывал	пятьдесят,[16]	но	Ник	ни	разу	не	забредал	южнее

Типперари,	а	тепло	–	понятие	относительное.
–	 Да,	 хороший.	 –	 Я	 сел	 на	 переднее	 сиденье	 и	 с	 хрустом	 захлопнул

ржавую	дверцу.	–	Ну,	как	жизнь?
–	Жизнь?	–	Он	вырулил	на	лесную	дорогу.	–	Да	помаленьку.	Здоровье

вроде	при	мне.	А	чего	еще	надо,	если	завтра	пост?
–	 Пост,	 –	 задумчиво	 повторил	 я.	 –	 От	 чего	 вы	 откажетесь	 на	 время

поста,	Ник?
–	 Я	 тут	 подумал,	 –	 Ник	 резко	 затянулся	 сигаретой,	 и	 его

непроницаемое	лицо	скривилось	от	дыма,	–	чего	бы	не	бросить	эту	дурную
привычку.	Денег	уходит	уйма,	а	пользы	–	один	вред.	Это	ж	какой	убыток,
если	прикинуть	за	год.	Постом	бросаю	смолить,	а	там,	кто	знает,	глядишь,	и
совсем	завяжу.

–	Браво!	–	воскликнул	я,	некурящий.
–	Вот	и	я	себе	так	сказал,	–	согласился	Ник,	щуря	от	дыма	глаз.
–	Желаю	удачи,	–	продолжил	я.
–	 Спасибо,	 –	 прошептал	 Ник.	 –	 Удачи	 бы	 хорошо,	 а	 то	 ведь	 силен

лукавый,	поди	его	побори.
И	 мы	 двинулись	 вперед,	 уверенно	 преодолевая	 колдобины,	 вниз,	 в

объезд	 торфяной	 лощины,	 потом	 в	 туман	 и	 до	 Дублина,	 с	 постоянной
скоростью	тридцать	одна	миля	в	час.

*	*	*

Простите,	если	повторяюсь,	но	таких	осторожных	шоферов,	как	Ник,
поискать	в	любой	стране,	будь	она	самая	что	ни	на	есть	игрушечная,	тихая
и	мясомолочная.

Прежде	 всего	 Ник	 –	 ангел	 в	 сравнении	 с	 лос-анджелесскими,



парижскими	 и	 мексиканскими	 таксистами,	 которые,	 плюхнувшись	 на
сиденье,	выключают	остатки	разума;	или	слепцами	в	голливудских	черных
очках,	 что,	 забросив	кружки	и	белые	 трости,	 оглашают	безумным	смехом
Виа-Венето,	 только	 сыплются	 тормозные	 накладки,	 словно	 праздничный
серпантин	 за	 ветровым	 стеклом.	 Вспомните	 развалины	 Рима;	 наверняка
следствие	разгула	дикого	племени	мотоциклистов	–	вы	слышите	их	ночами,
когда	они	с	воем	несутся	по	улицам	древнего	города:	христиане,	летящие
как	на	пожар	в	львиные	рвы	Колизея.

Так	 вот,	 Ник.	 Гляньте,	 как	 руки	 его	 лелеют	 баранку	 –	 плавным
вращением	зимних	созвездий	в	бесшумном	и	снежном	небе.	Вслушайтесь,
как	 он	 вполголоса	 уговаривает	 дорогу,	 ласково	 гладя	 ногой	 шепчущий
акселератор,	скорость	–	тридцать	одна,	ни	милей	больше,	ни	милей	меньше.
Ник,	 Ник	 в	 надежной	 ладье	 скользит	 по	 озеру,	 где	 отдыхает	 Время.
Смотрите,	 сопоставляйте.	 Пусть	 вас	 с	 ним	 свяжет	 душистое	 летнее
разнотравье;	расплатитесь	звонкой	монетой,	крепко	пожмите	руку.

–	Доброй	ночи,	Ник,	–	сказал	я	у	гостиницы.	–	Увидимся	завтра.
–	Если	Бог	даст,	–	прошелестел	Ник.
И	тихо	поехал	прочь.

*	*	*

Пропустите	 двадцать	 три	 часа:	 завтрак,	 ленч,	 обед,	 последняя	 на
посошок.	 Пусть	 в	 дожде	 и	 торфяной	 дымке	 растают	 часы	 превращения
дурной	писанины	в	хорошую,	и	вот	я	вновь	выхожу	из	серой	георгианской
усадьбы.	Дверь	открывается,	на	ступени	ложится	желтый,	согретый	огнем
квадрат.	 Я	 вслепую	 нашариваю	 автомобиль,	 который	 должен	 быть	 здесь,
слышу	 в	 незрячем	 воздухе	 натужное	 перханье	 мотора	 и	 кашель	 Ника	 –
хрип	прокуренных	легких.

–	А	вот	и	мы!	–	кричит	Ник.
Я	 по-свойски	 опускаюсь	 на	 переднее	 сиденье,	 хлопаю	 дверцей	 и

говорю	с	улыбкой:
–	Здравствуйте,	Ник.
И	тут	случается	невозможное.	Машина	срывается	с	места	в	карьер	и	с

ревом	 несется,	 ломая	 ветки,	 пугая	 ночные	 тени.	 Я	 вцепляюсь	 в	 колени	 и
трижды	бьюсь	головой	о	крышу.

–	Ник!	–	кричу	я.	–	Ник!
В	 мозгу	 проносятся	 видения	 Лос-Анджелеса,	 Парижа,	 Мехико.	 Я	 в

тупом	 отчаянии	 таращусь	 на	 спидометр.	 Восемьдесят,	 девяносто,	 сто



километров,	только	гравий	брызжет	из-под	колес.	Мы	вылетаем	на	шоссе,
проносимся	 по	 мосту	 и	 мчим	 по	 ночным	 улицам	 Килкока.	 За	 поселком
стрелка	прыгает	к	ста	десяти	километрам.	Я	чувствую,	как	все	ирландские
травы	приникают	к	земле,	когда	мы	с	воем	выскакиваем	на	подъем.

«Ник!»	 –	 подумал	 я	 и	 повернулся	 к	 нему.	 Лишь	 одно	 оставалось
прежним	–	зажатая	в	зубах	сигарета	дымила,	заставляя	лицо	кривиться.

Но	 сам	Ник	 изменился	 так,	 словно	 враг	 рода	 человеческого	 стиснул,
смял,	 переплавил	 его	 в	 темной	 горсти.	 Он	 выкручивал	 баранку	 на	 сто
восемьдесят	 и	 обратно,	 мы	 пролетали	 под	 эстакадами,	 выныривали	 из
туннелей,	 только	 на	 перекрестках	 за	 нами	 вращались	 безумными
флюгерами	задетые	дорожные	знаки.

Лицо	Ника:	мудрая	благостность	черт,	философская	мягкость	взгляда	–
куда	только	все	делось!	Рот	беспокойно	кривится;	грубое	лицо	–	оголенная,
обструганная	 картофелина,	 не	 лицо	 даже,	 а	 слепящий	 прожектор,
бессмысленно	 нацеленный	 в	 пустоту;	 руки	 выкручивают	 баранку,	 мы
пролетаем	очередной	поворот,	считаем	уступы	ночи.

Это	не	Ник,	думал	я,	это	его	брат.	Или	что-то	стряслось	ужасное,	кто-
то	заболел	или	умер.	Да,	наверное,	иначе	не	может	быть.

И	 тут	 Ник	 заговорил.	 Голос	 тоже	 был	 не	 его.	 Пропала	 упругая
мягкость	 торфа,	покойная	 сырость	 сфагнума,	приветный	костерок	угас	на
холодном	 дожде,	 пожухла	 ласковая	 трава.	 Меня	 оглушил	 оловянно-
железный	голос,	грохот	горна	или	трубы.

–	Как	поживаете?!	–	заорал	Ник.	–	Как	жизнь?!	–	прокричал	он.
Машине	 тоже	 пришлось	 несладко.	 Да,	 она	 горько	 сетовала,	 битая,	 в

ржавой	 коросте,	 давно	 отслужившая	 свой	 срок	 –	 ей	 бы	 брести,	 словно
нищенке,	к	морю	и	небу,	с	оглядочкой,	сберегая	старые	кости.	Но	нет,	Ник
не	жалел,	гнал	несчастную	развалюху	в	тартарары,	словно	мечтал	согреть
озябшие	 руки	 на	 персональной	 жаровне.	 Ник	 подавался	 вперед,	 машина
подавалась	вперед,	из	выхлопной	трубы	били	злые	одышливые	клубы.	И	я,
и	Ник,	и	машина	–	все	превратилось	в	один	дребезжащий	комок.

От	 безумия	 меня	 спасла	 простая	 догадка.	 Я	 поднял	 голову,	 пытаясь
понять	причину	чудовищной	гонки,	уставился	на	Ника,	окутанного	облаком
адского	дыма,	и	тут	меня	осенило.

–	Ник,	–	выдохнул	я.	–	Сегодня	же	первая	ночь	поста!
–	И	что	с	того?	–	удивился	Ник.
–	Вы	обещали!	Уже	пост,	а	вы	с	сигаретой.
Ник	 в	 первое	 мгновение	 не	 понял.	 Потом	 опустил	 глаза,	 увидел

вьющийся	дымок	и	пожал	плечами.
–	А!	–	протянул	он.	–	Я	решил	бросить	другое.



И	внезапно	все	стало	ясно.
В	прошлые	сто	сорок	четыре	вечера	я	выходил	из	серой	георгианской

усадьбы	 после	 изрядной	 дозы	 бурбона,	 виски	 или	 чего	 другого,
поднесенного	 продюсером	 «для	 согрева».	 Потом,	 выдыхая	 ошпаренной
глоткой	 овсяный,	 ячменный	 или	 пшеничный	 дух,	 я	 садился	 в	 такси	 с
человеком,	который	долгими	вечерами	дожидался	звонка	в	пивной,	да	что
там	–	жил	у	Хибера	Финна.

Дурак!	Как	же	я	прежде	не	замечал!
Там-то,	 у	 Хибера	 Финна,	 за	 узорчато-долгой	 беседой,	 где	 каждый

бросает	зерно	в	общую	борозду,	где	сообща,	всем	миром,	пестуют	урожай,
сдвигая	 головы	 и	 пенные	 кружки,	 нежно	 лелеемые	 в	 горсти,	 –	 там-то	 и
снисходила	на	Ника	мудрая	благостность.

Это	 она	 гасила	 пылающий	 норов,	 торфяной	 пожар	 в	 неуемной	 его
душе.	 Дождем	 стекала	 с	 лица,	 оставляя	 рытвины	 мудрости,	 морщины
Платона,	 складки	 Эсхила.	 Спелая	 благостность	 красила	 щеки	 румянцем,
смягчался	и	теплел	взгляд,	голос	садился	до	мглистого	шелеста,	а	сердце	в
груди	замедляло	безумный	галоп,	переходя	на	шаг.	Ливнем	сбегала	она	по
плечам,	непокорные	руки	на	тряской	баранке	слабели	–	отсюда	спокойствие
выправки,	 степенность	 посадки	 в	 седле	 из	 конского	 волоса,	 неспешность
езды	в	тумане.

И	я,	со	вкусом	солода	на	языке,	с	обожженной	сивухой	гортанью,	так
ни	разу	и	не	учуял,	что	от	Ника	разит	спиртным.

–	А,	–	снова	сказал	он.	–	Я	бросил	другое.
И	разом	все	объяснилось.
Сегодня	–	первая	ночь	поста.
Сегодня,	 на	 пятом	 месяце	 нашего	 знакомства,	 Ник	 впервые	 трезв	 за

рулем.
В	 прошлые	 сто	 сорок	 четыре	 ночи	 он	 вел	 машину	 осторожно	 не

потому,	 что	 пекся	 о	 моей	 безопасности,	 –	 просто	 мягкая	 благостность
растекалась	по	его	телу,	скругляя	крутые	зигзаги	ночной	дороги.

Так	 кто	 поистине	 знает	 ирландцев,	 спрошу	 я,	 и	 с	 какой	 стороны?	 И
какая	из	этих	сторон	–	настоящая?	Кто	Ник?	Который	из	двух	существует
на	самом	деле?

Не	желаю	об	этом	думать!
Для	меня	 есть	 лишь	 один	Ник.	Тот,	 кого	Ирландия	 лепила	 дождем	и

непогодой,	 севом	 и	 жатвой,	 отрубями	 и	 суслом,	 брожением,	 разливом,
шипением	пены,	пивными	цвета	спелой	пшеницы,	 танцующими	на	ветру,
что	 шепчет	 ночами	 в	 овсах,	 в	 ячменях,	 колышет	 болотные	 травы	 за
ветровым	 стеклом.	 Это	 Ник	 –	 его	 зубы,	 глаза,	 сердце,	 спокойные	 руки.



Спросите,	что	делает	ирландцев	такими,	как	они	есть,	–	я	покажу	на	дорогу
и	объясню,	где	свернуть	к	Хиберу	Финну.

Первая	ночь	поста,	и	не	успели	мы	охнуть,	как	оказались	в	Дублине.	Я
вылез,	 машина	 замерла	 у	 тротуара.	 Я	 наклонился	 к	 дверце.	 Умоляюще,
жарко,	 со	 всей	 возможной	 сердечностью	 я	 вгляделся	 в	 чужое,	 горящее,
грубое	лицо	Ника.

–	Ник!	–	сказал	я.
–	Сэр!	–	рявкнул	он.
–	Сделайте	мне	одолжение.
–	Да	хоть	что!	–	проорал	он.
–	Возьмите	деньги,	здесь	больше	обычного,	–	сказал	я,	–	и	при	первой

возможности	 купите	 самую	 большую	 бутылку	 ирландского	 виски,	 какую
сумеете	 отыскать.	 Завтра,	 прежде	 чем	 забирать	 меня	 вечером,	 выпейте	 –
всю,	до	последней	капли.	Обещаете,	Ник?	Святой	истинный	крест,	а,	Ник?

Он	задумался,	и	самая	мысль	притушила	прожекторный	жар	лица.
–	Да	как-то,	право,	неловко,	–	сказал	он.
Я	насильно	вложил	деньги	ему	в	руку.	Наконец	он	сунул	их	в	карман	и

молча	уставился	вперед.
–	Доброй	ночи,	Ник,	–	сказал	я.	–	Завтра	увидимся.
–	Если	Бог	даст,	–	отвечал	Ник.
И	покатил	прочь.



Время	уходить[17]	
Замысел	 зрел	 три	 дня	 и	 три	 ночи.	 Днем	 он	 носил	 его	 в	 уме,	 как

зреющую	 грушу,	 а	 ночами	 выпускал	 повисеть	 в	 неподвижном	 воздухе,
посеребренном	звездами,	свежеть	и	наливаться	соками	под	сельской	луной.
В	 предрассветной	 тиши	 он	 все	 ходил	 и	 ходил	 вокруг	 плода	 своего
воображения.	 На	 четвертое	 утро	 он	 дотянулся	 до	 него	 незримой	 рукой,
сорвал	и	поглотил	без	остатка.

Он	поспешно	встал	и	сжег	все	свои	старые	письма,	уложил	кое-какую
одежду	в	чемоданчик	и	облачился	в	вечерний	костюм	и	галстук	с	отливом
воронова	 крыла,	 словно	 в	 траур.	 Спиной	 он	 учуял	 присутствие	 жены	 в
дверном	 проеме,	 наблюдающей	 за	 его	 пьеской	 глазами	 критика,	 который
мог	в	любой	миг	вскочить	на	сцену	и	прекратить	спектакль.	Проходя	мимо
нее,	он	пробормотал:

–	Извини.
–	Нет	уж,	это	ты	меня	извини!	–	вскричала	она.	–	А	больше	тебе	нечего

мне	сказать?	Крадешься	тут,	понимаешь	ли,	планы	вынашиваешь!
–	 Не	 вынашиваю	 я	 никаких	 планов.	 Все	 произошло	 само	 собой,	 –

сказал	 он.	 –	 Три	 дня	 назад	 у	 меня	 возникло	 предчувствие:	 я	 понял,	 что
умираю.

–	Хватит	трепаться,	–	сказала	жена.	–	Ты	меня	нервируешь.
В	его	глазах	плыл	горизонт.
–	Я	слышу,	как	кровь	в	моих	жилах	течет	медленнее.	Я	слышу,	как	мои

кости	поскрипывают,	словно	чердачные	балки,	из	которых	сыплется	труха.
–	Тебе	только	семьдесят	пять,	–	сказала	она.	–	Ты	держишься	на	своих

двоих,	видишь,	слышишь,	ешь,	крепко	спишь.	К	чему	тогда	эти	разговоры?
–	 Во	 мне	 говорит	 простой	 язык	 бытия,	 –	 ответил	 старик.	 –

Цивилизация	слишком	отдалила	нас	от	нашего	природного	«я».	Взять	хотя
бы	туземцев-островитян…

–	Еще	чего!
–	 Всем	 известно,	 что	 когда	 туземцы-островитяне	 чувствуют

приближение	смерти,	они	пожимают	всем	друзьям	руки,	раздают	все	свои
земные	блага…

–	А	их	женам	ничего	не	причитается?
–	Кое-какие	земные	блага	они	оставляют	женам.
–	Так-то	лучше!
–	А	кое-что	достается	друзьям…



–	Протестую!
–	 А	 кое-что	 достается	 друзьям.	 Потом	 на	 своих	 каноэ	 они	 гребут	 в

сторону	заката	и	больше	не	возвращаются.
Жена	 смерила	 его	 оценивающим	 взглядом,	 как	 дерево,	 подлежащее

вырубке.
–	Дезертирство!	–	процедила	она.
–	 Нет-нет,	 Милдред,	 это	 смерть	 в	 чистом	 виде.	 Они	 называют	 ее

«Время	уходить».
–	А	кто-нибудь	догадался	нанять	каноэ	и	проследить,	куда	уматывают

эти	придурки?
–	Разумеется,	нет,	–	сказал	старик	с	нотками	раздражения	в	голосе.	–

Так	только	все	испортишь.
–	 Ты	 хочешь	 сказать,	 что	 на	 другом	 острове	 у	 них	 другие	 жены	 и

хорошенькие	подружки?
–	Нет-нет.	Просто-напросто	 человеку,	 когда	 стынет	 его	 кровь,	 нужно

побыть	в	одиночестве	и	умиротворении.
–	Если	бы	ты	доказал,	что	эти	недоумки	действительно	померли,	я	бы

тут	же	 заткнулась,	 –	 сказала	 она	 и	 подмигнула.	 –	 Кто-нибудь	 находил	 их
косточки	на	этих	самых	далеких	островах?

–	 Они	 просто	 отплывают	 в	 сторону	 заката,	 подобно	 животным,
чующим	наступление	«Великого	часа».	А	больше	я	ничего	не	желаю	знать
и	не	знаю.

–	Так	вот,	а	я	знаю,	–	сказала	пожилая	леди.	–	Ты	начитался	статеек	в
«Нэшнл	джиографик»	про	слоновье	лежбище.

–	Не	лежбище,	а	кладбище!	–	возопил	он.
–	Лежбище,	кладбище,	какая	к	черту	разница!	Я-то	думала,	что	сожгла

все	эти	журналы.	Ты	что,	припрятал	пару-тройку?
–	Послушай,	Милдред,	–	сказал	он	сурово,	хватаясь	за	чемоданчик.	–

Мои	мысли	влекут	меня	на	север.	Что	бы	ты	ни	сказала,	я	не	поверну	на	юг.
Я	настроен	на	волну	сокровенных	источников	первозданной	души.

–	Ты	настроен	на	любую	дребедень,	прочитанную	в	последнее	время	в
журнальчиках	 для	 ценителей	 болотной	 жижи!	 –	 И	 с	 этим	 словами	 она
ткнула	в	него	пальцем.	–	Ты	что,	думаешь,	я	уже	ничего	не	помню?

Его	плечи	опустились.
–	Опять	ты	со	своим	досье!
–	 Взять	 хотя	 бы	 дело	 о	шерстистом	 мамонте,	 –	 не	 унималась	 она.	 –

Когда	тридцать	лет	назад	в	русской	тундре	откопали	из	мерзлоты	мамонта,
ты	 вместе	 с	 этим	 олухом	 Сэмом	 Герцем	 носился	 с	 блестящей	 идеей
захватить	 мировой	 рынок	 консервированной	 мамонтятины.	 Думаешь,	 в



моих	 ушах	 еще	 не	 звенят	 твои	 слова:	 «Представь,	 какие	 деньги	 выложат
члены	Национального	географического	общества,	лишь	бы	полакомиться	у
себя	 дома	 нежными	 ломтиками	 мяса	 сибирского	 шерстистого	 мамонта	 с
десятитысячелетним	 сроком	 давности,	 вымершего	 десять	 тысяч	 лет
назад»?	Думаешь,	мои	раны	зарубцевались?

–	Я	вижу	их	словно	наяву,	–	признался	он.
–	Думаешь,	я	запамятовала,	как	ты	отправился	на	поиски	пропавшего

племени	оссео,	или	как	его	там,	в	Висконсин,	чтобы	субботними	вечерами
пешком	добираться	до	города,	накачиваясь	там,	а	потом	свалиться	в	карьер,
сломав	при	этом	ногу,	и	проваляться	в	нем	три	дня	и	три	ночи?

–	Ты	помнишь	все	в	мельчайших	подробностях,	–	сказал	он.
–	 А	 туземцы	 и	 «Время	 уходить»?	 Так	 вот	 что	 я	 тебе	 скажу:	 тебе	 –

время	сидеть	дома!	Это	время,	когда	плод	не	свалится	с	дерева	тебе	прямо	в
рот,	а	за	ним	нужно	ходить	в	магазин.	А	почему	нужно	за	ним	ходить?	Да
потому,	 что	 кое-кто,	 обойдемся	 без	 имен,	 несколько	 лет	 назад	 разобрал
машину,	 как	 какой-нибудь	 будильник,	 да	 так	 и	 оставил	 ее	 внутренности
разбросанными	 по	 двору.	 В	 четверг	 исполняется	 ровно	 десять	 лет,	 как	 я
выращиваю	 в	 своем	 саду	 автозапчасти.	 Еще	 десяток	 лет	 –	 и	 от	 нашей
машины	 останутся	 кучки	 ржавчины.	 Выгляни	 в	 окно!	 Время	 собирать	 и
жечь	листья!	Время	рубить	деревья	и	пилить	их	на	дрова.	Время	прочищать
дымоходы	и	вставлять	зимние	двери	и	рамы.	Время	крыть	крышу.	И	если
ты	думаешь,	что	тебе	удастся	от	этого	увильнуть,	подумай	дважды!

Он	прижал	руку	к	груди.
–	Мне	больно,	что	ты	так	недоверчиво	относишься	к	моей	врожденной

чувствительности	к	надвигающемуся	концу.
–	 А	 мне	 больно	 от	 того,	 что	 «Нэшнл	 джиографик»	 попадает	 в	 руки

выживших	 из	 ума	 хрычей.	 Я	 так	 и	 вижу,	 как	 ты,	 начитавшись	 этих
журналов,	 впадаешь	 в	 грезы,	 после	 которых	 мне	 надо	 за	 тобой	 убирать.
Всех	 этих	 издателей	 «Нэшнл	 джиографик»	 и	 «Попьюлар	 меканикс»	 надо
бы	 в	 принудительном	 порядке	 заставить	 любоваться	 твоими
недостроенными	 гребными	 лодками,	 вертолетами,	 одноместными
махолетами	с	крыльями	как	у	летучей	мыши.	И	все	это	у	нас	на	чердаке,	в
гараже	и	в	подвале!	Мало	того,	пусть	забирают	это	барахло	себе!

–	 Говори,	 говори,	 –	 сказал	 он.	 –	 Я	 стою	 перед	 тобой,	 словно	 белый
камень,	 тонущий	 в	 пучине	 Забвения.	 Ради	 всего	 святого,	 о	 женщина,
позволь	мне	удалиться	и	угаснуть	в	мире	и	покое!

–	Для	Забвения	будет	полно	времени,	когда	я	найду	тебя	за	поленницей
окаменевшим	от	холода.

–	 Боже	 праведный!	 –	 воскликнул	 он.	 –	 Неужели	 признание



собственной	смертности	всего	лишь	тщеславие?
–	Ты	жуешь	и	пережевываешь	эту	мысль,	как	табак.
–	С	меня	хватит!	–	вскричал	он.	–	Мои	земные	блага	сложены	в	стопку

на	заднем	крыльце.	Можешь	отдать	их	Армии	спасения.
–	И	«Нэшнл	джиографик»	в	придачу?
–	Да,	черт	побери	этот	«Нэшнл	джиографик»!	А	теперь	посторонись!
–	Если	ты	собрался	помирать,	тебе	ни	к	чему	целый	чемодан	одежды,	–

заметила	она.
–	Руки	прочь,	женщина!	Может	пройти	еще	много	часов.	Что	же,	мне

лишаться	последних	личных	вещей?	Сцена	расставания	должна	проходить
трогательно.	А	вместо	этого	–	одни	только	обидные	упреки,	язвительность,
сомнения	и	подозрения.

–	Ладно,	–	сказала	она.	–	Иди	в	лес	и	коротай	там	холодную	ночь.
–	Зачем	же	обязательно	в	лес?
–	А	куда	же	еще	можно	отправиться	умирать	в	Иллинойсе?
–	Ну…	–	сказал	он	и	запнулся.	–	Ну,	всегда	найдется	автострада.
–	Чтобы	попасть	под	колеса!	Я	и	забыла!
–	Нет-нет!
Он	зажмурился,	затем	открыл	глаза.
–	 Пустые	 проселочные	 дороги	 уводят	 в	 никуда	 и	 куда	 угодно	 по

ночным	лесам,	пустошам	и	далеким	озерам…
–	 А	 ты	 часом	 не	 собираешься	 взять	 напрокат	 каноэ	 –	 и	 шлеп-шлеп

куда-нибудь	на	веслах?	Уже	забыл,	как	перевернулся	у	Пожарного	пирса	и
чуть	не	утоп?

–	Разве	я	заводил	речь	о	каноэ?
–	 А	 что,	 нет?	 Туземцы-островитяне,	 говорил	 ты,	 уходят	 на	 каноэ	 в

великую	неизвестность.
–	Так	 то	же	 в	Южных	морях!	А	у	нас	 только	на	 своих	двоих	можно

найти	 свои	 природные	 истоки	 и	 естественный	 конец.	 Я	мог	 бы	 пойти	 на
север	вдоль	озера	Мичиган,	по	дюнам,	к	ветру	и	высокой	волне.

–	 Вилли,	 Вилли,	 –	 сказала	 она	 нежно,	 качая	 головой.	 –	 О	 Вилли,
Вилли!	Что	мне	с	тобой	делать?

Он	заговорил	тише:
–	Просто	предоставь	меня	самому	себе.
–	Хорошо,	–	тихо	сказала	она.	–	Хорошо.
И	на	ее	глаза	навернулись	слезы.
–	Ну	что	ты,	ладно	тебе!	–	сказал	он.
–	О,	Вилли…
Она	пристально	смотрела	на	него.



–	Скажи	мне,	положа	руку	на	сердце,	ты	действительно	думаешь,	что
конец	твой	близок?

Он	заметил	в	ее	зрачках	свое	миниатюрное,	но	безупречное	отражение
и	отвел	невольно	взгляд.

–	Я	всю	ночь	напролет	думал	о	вселенском	приливе,	который	приносит
человека,	и	отливе,	который	уносит	его.	Так	что	с	добрым	утром	и	прощай.

–	Прощай?
Она	взглянула	на	него,	будто	услышала	это	слово	впервые.
В	его	голосе	послышалась	уступчивость:
–	Милдред,	конечно,	если	ты	категорически	против,	я	останусь…
–	Нет!
Она	взяла	себя	в	руки	и	высморкалась.
–	Это	твои	чувства	и	ощущения.	Я	не	могу	с	ними	бороться!
–	Ты	уверена?	–	спросил	он.
–	 Уверенный	 у	 нас	 ты,	 Вилли,	 –	 сказала	 она.	 –	 Ну	 же,	 в	 путь.	 И

прихвати	свое	теплое	пальто.	Ночи	холодные.
–	Но…	–	начал	было	он.
Она	побежала	и	вынесла	ему	пальто,	и	поцеловала	в	щеку,	отпрянув,

чтобы	он	не	успел	заключить	ее	в	свои	медвежьи	объятия.	Он	стоял,	играя
желваками,	и	глазел	на	большое	кресло	у	камина.	Она	распахнула	дверь	в
переднюю:

–	Поесть	захватил?
–	Мне	не	понадобится…	–	Он	замялся.	–	Я	взял	сандвич	с	ветчиной	и

немного	солений.	Всего	один.	Я	подумал,	больше	мне…
И	он	вышел	за	дверь,	спустился	по	лестнице	и	зашагал	по	тропинке	в

лес.	Обернулся,	желая	что-то	 сказать,	но	вместо	 этого	решил	помахать	 ей
рукой	и	пошел	дальше.

–	Вилли,	–	позвала	она.	–	Смотри	не	перестарайся.	Не	уходи	слишком
далеко	 за	первый	же	час!	Устанешь	–	присядь!	Проголодаешься	–	поешь!
И…

Но	 тут	 ей	 пришлось	 замолчать	 и	 отвернуться	 в	 поисках	 носового
платка.

Через	 мгновение,	 когда	 Милдред	 взглянула	 на	 тропинку,	 ей
показалось,	 что	 по	 ней	 лет	 этак	 десять	 тысяч	 не	 ступала	 нога	 человека.
Тропа	 стала	 так	 пустынна,	 что	 ей	 оставалось	 только	 зайти	 в	 дом	 и
захлопнуть	дверь.

Вечер.	Девять	часов.	Девять	пятнадцать.	Появились	звезды	и	округлая
луна.	Занавески	окрасили	освещение	дома	в	 земляничные	тона.	Из	трубы
длинными	 хвостатыми	 кометами	 вырывались	 фейерверки	 искр	 и	 жар.	 У



основания	 трубы	 гремели	 кастрюли-сковородки	 и	 всякая	 утварь.	 В	 очаге
огромным	 оранжевым	 котом	 полыхал	 огонь.	 На	 кухне	 в	 чугунной	 плите
плясали	 языки	 пламени.	 Сковороды	 бурлили,	 жарили	 и	 парили,
выстреливая	 в	 воздух	 струи	 пара.	 Время	 от	 времени	 пожилая	 женщина
оборачивалась,	вбирая	широко	открытыми	глазами,	губами	внешний	мир	за
стенами	дома,	вдали	от	пламени	и	пищи.

Девять	 тридцать.	 С	 большого	 расстояния	 послышались	 сильные
упругие	удары.

Женщина	выпрямилась	на	стуле	и	положила	ложку.
Снаружи,	словно	сквозь	лунный	свет,	снова	донеслись	мощные	глухие

удары.	Они	длились	три-четыре	минуты,	и	на	это	время	она	застыла,	только
с	каждым	расщепляющим	ударом	все	плотнее	сжимала	рот	и	кулаки.	Когда
удары	прекратились,	 она	 устремилась	 к	 плите	 и	 к	 столу	 –	 перемешивать,
разливать,	поднимать,	перетаскивать,	опускать.

Не	 успела	 она	 справиться	 с	 этими	 делами,	 как	 во	 тьме	 за	 окнами
послышался	 новый	 шум.	 По	 тропинке	 зазвучали	 медленные	 шаги.	 На
крыльце	топотали	тяжелые	ботинки.

Она	подошла	к	двери	в	ожидании	стука.
Тишина.
Она	прождала	целую	минуту.
Снаружи,	 на	 крыльце,	 неуклюже	 переминалось	 с	 ноги	 на	 ногу	 нечто

грузное.
Наконец	она	вздохнула	и	позвала	из-за	двери:
–	Вилли,	это	ты	там	пыхтишь?
Ответа	не	последовало,	только	неловкое	молчание.
Она	распахнула	дверь	настежь.
Снаружи	 стоял	 старик	 с	 вязанкой	 дров	 неимоверных	 размеров.	Из-за

поленьев	раздался	его	голос:
–	Увидел	дым	из	трубы.	Дай,	думаю,	дров	нарублю,	–	сказал	он.
Она	отошла	в	сторону.	Он	вошел	и	аккуратно	сложил	поленья	у	плиты,

не	поднимая	на	нее	глаз.
Она	выглянула	на	крыльцо,	занесла	чемоданчик	и	захлопнула	дверь.
Она	увидела,	что	он	сидит	за	обеденным	столом.
Она	довела	суп	на	плите	до	бурного	кипения.
–	В	духовке	ростбиф?	–	тихо	спросил	он.
Она	 откинула	 дверцу	 духовки.	 Клубы	 пара	 ворвались	 в	 комнату	 и

обволокли	его.	Сидя	на	стуле,	он	смежил	веки	и	окунулся	в	него	с	головой.
–	А	что	это	гарью	несет?	–	поинтересовался	он	спустя	мгновение.
Она	 выдержала	 паузу,	 повернувшись	 к	 нему	 спиной,	 и	 наконец



промолвила:
–	«Нэшнл	джиографик».
Он	медленно	закивал,	не	проронив	ни	слова.
Когда	 еда	 стояла	на	 столе,	источая	 тепло	и	 вызывая	 трепет,	Милдред

села	 за	 стол	 и	 взглянула	 на	 него.	 Воцарилась	 тишина.	 Она	 покачала
головой,	посмотрев	на	него.	Потом	опять	молчаливо	покачала	головой.

–	Ты	прочтешь	молитву?	–	спросила	она.
–	Лучше	ты,	–	ответил	он.
Они	сидели	в	теплой	комнате	у	яркого	огня,	склонив	головы	и	закрыв

глаза.	Она	улыбнулась	и	произнесла:
–	Благодарю	тебя,	Боже…



Все	лето	в	один	день[18]	
–	Готовы?
–	Да.
–	Уже?
–	Скоро.
–	А	ученые	верно	знают?	Это	правда	будет	сегодня?
–	Смотри,	смотри,	сам	увидишь!
Теснясь,	 точно	 цветы	 и	 сорные	 травы	 в	 саду,	 все	 вперемешку,	 дети

старались	выглянуть	наружу	–	где	там	запрятано	солнце?
Лил	дождь.
Он	лил	не	переставая	семь	лет	подряд;	тысячи	и	тысячи	дней,	с	утра

до	 ночи,	 без	 передышки	 дождь	 лил,	 шумел,	 барабанил,	 звенел
хрустальными	 брызгами,	 низвергался	 сплошными	 потоками,	 так	 что
кругом	ходили	 волны,	 заливая	 островки	 суши.	Ливнями	повалило	 тысячи
лесов,	и	тысячи	раз	они	вырастали	вновь	и	снова	падали	под	тяжестью	вод.
Так	 навеки	 повелось	 здесь,	 на	 Венере,	 а	 в	 классе	 полно	 было	 детей,	 чьи
отцы	 и	 матери	 прилетели	 застраивать	 и	 обживать	 эту	 дикую	 дождливую
планету.

–	Перестает!	Перестает!
–	Да,	да!
Марго	 стояла	 в	 стороне	от	них,	 от	 всех	 этих	ребят,	 которые	 только	и

знали,	 что	 вечный	 дождь,	 дождь,	 дождь.	 Им	 всем	 было	 по	 девять	 лет,	 и,
если	и	выдался	семь	лет	назад	такой	день,	когда	солнце	все-таки	выглянуло,
показалось	 на	 час	 изумленному	 миру,	 они	 этого	 не	 помнили.	 Иногда	 по
ночам	Марго	слышала,	как	они	ворочаются,	вспоминая,	и	знала:	во	сне	они
видят	 и	 вспоминают	 золото,	 яркий	 желтый	 карандаш,	 монету	 –	 такую
большую,	что	можно	купить	целый	мир.	Она	знала:	им	чудится,	будто	они
помнят	 тепло,	 когда	 вспыхивает	 лицо	 и	 все	 тело	 –	 руки,	 ноги,	 дрожащие
пальцы.	А	потом	они	просыпаются	–	и	опять	барабанит	дождь,	без	конца
сыплются	звонкие	прозрачные	бусы	на	крышу,	на	дорожку,	на	сад	и	лес,	и
сны	разлетаются	как	дым.

Накануне	они	весь	день	читали	в	классе	про	солнце.	Какое	оно	желтое,
совсем	как	лимон,	и	какое	жаркое.	И	писали	про	него	маленькие	рассказы	и
стихи.

Мне	кажется,	солнце	–	это	цветок,



Цветет	оно	только	один	часок.

Такие	 стихи	 сочинила	 Марго	 и	 негромко	 прочитала	 их	 перед
притихшим	классом.	А	за	окнами	лил	дождь.

–	Ну,	ты	это	не	сама	сочинила!	–	крикнул	один	мальчик.
–	Нет,	сама,	–	сказала	Марго.	–	Сама.
–	Уильям!	–	остановила	мальчика	учительница.
Но	 это	 было	 вчера.	 А	 сейчас	 дождь	 утихал,	 и	 дети	 теснились	 к

большим	окнам	с	толстыми	стеклами.
–	Где	же	учительница?
–	Сейчас	придет.
–	Скорей	бы,	а	то	мы	все	пропустим!
Они	вертелись	на	одном	месте,	точно	пестрая	беспокойная	карусель.
Марго	одна	стояла	поодаль.	Она	была	слабенькая,	и	казалось	–	когда-

то	давно	она	заблудилась	и	долго-долго	бродила	под	дождем,	и	дождь	смыл
с	 нее	 все	 краски:	 голубые	 глаза,	 розовые	 губы,	 рыжие	 волосы	 –	 все
вылиняло.	Она	была	точно	старая,	поблекшая	фотография,	которую	вынули
из	 забытого	 альбома,	 и	 все	 молчала,	 а	 если	 и	 случалось	 ей	 заговорить,
голос	 ее	 шелестел	 еле	 слышно.	 Сейчас	 она	 одиноко	 стояла	 в	 сторонке	 и
смотрела	на	дождь,	на	шумный	мокрый	мир	за	толстым	стеклом.

–	Ты-то	чего	смотришь?	–	сказал	Уильям.
Марго	молчала.
–	Отвечай,	когда	тебя	спрашивают!
Уильям	толкнул	ее.	Но	она	не	пошевелилась;	покачнулась,	и	только.
Все	ее	сторонятся,	даже	и	не	смотрят	на	нее.	Вот	и	сейчас	бросили	ее

одну.	 Потому	 что	 она	 не	 хочет	 играть	 с	 ними	 в	 гулких	 туннелях	 этого
города-подвала.	Если	кто-нибудь	осалит	ее	и	кинется	наутек,	она	только	с
недоумением	 поглядит	 вслед,	 но	 догонять	 не	 станет.	 И	 когда	 они	 всем
классом	поют	песни	о	том,	как	хорошо	жить	на	свете	и	как	весело	играть	в
разные	игры,	она	еле	шевелит	губами.	Только	когда	поют	про	солнце,	про
лето,	она	тоже	тихонько	подпевает,	глядя	в	заплаканные	окна.

Ну	 а	 самое	 большое	 ее	 преступление,	 конечно,	 в	 том,	 что	 она
прилетела	сюда	с	Земли	всего	лишь	пять	лет	назад,	и	она	помнит	солнце,
помнит,	какое	оно,	солнце,	и	какое	небо	она	видела	в	Огайо,	когда	ей	было
четыре	 года.	 А	 они	 –	 они	 всю	 жизнь	 живут	 на	 Венере;	 когда	 здесь	 в
последний	раз	светило	солнце,	им	было	только	по	два	года,	и	они	давно	уже
забыли,	какое	оно,	и	какого	цвета,	и	как	жарко	греет.	А	Марго	помнит.

–	Оно	большое,	как	медяк,	–	сказала	она	однажды	и	зажмурилась.



–	Неправда!	–	закричали	ребята.
–	Оно	–	как	огонь	в	очаге,	–	сказала	Марго.
–	Врешь,	врешь,	ты	не	помнишь!	–	кричали	ей.
Но	она	помнила	и,	 тихо	отойдя	 в	 сторону,	 стала	 смотреть	 в	 окно,	 по

которому	сбегали	струи	дождя.	А	один	раз,	месяц	назад,	когда	всех	повели
в	душевую,	она	ни	за	что	не	хотела	встать	под	душ	и,	прикрывая	макушку,
зажимая	уши	ладонями,	кричала	–	пускай	вода	не	льется	 ей	на	 голову!	И
после	этого	у	нее	появилось	странное,	смутное	чувство:	она	не	такая,	как
все.	И	другие	дети	тоже	это	чувствовали	и	сторонились	ее.

Говорили,	 что	 на	 будущий	 год	 отец	 с	 матерью	 отвезут	 ее	 назад	 на
Землю	–	это	обойдется	им	во	много	тысяч	долларов,	но	иначе	она,	видно,
зачахнет.	И	вот	за	все	эти	грехи,	большие	и	малые,	в	классе	ее	невзлюбили.
Противная	 эта	 Марго;	 противно,	 что	 она	 такая	 бледная	 немочь,	 и	 такая
худущая,	и	вечно	молчит	и	ждет	чего-то,	и,	наверное,	улетит	на	Землю…

–	Убирайся!	–	Уильям	опять	ее	толкнул.	–	Чего	ты	еще	ждешь?
Тут	она	впервые	обернулась	и	посмотрела	на	него.	И	по	глазам	было

видно,	чего	она	ждет.	Мальчишка	взбеленился.
–	Нечего	тебе	здесь	торчать!	–	закричал	он.	–	Не	дождешься,	ничего	не

будет!
Марго	беззвучно	пошевелила	губами.
–	Ничего	не	будет!	–	кричал	Уильям.	–	Это	просто	для	смеха,	мы	тебя

разыграли.	 –	Он	обернулся	 к	 остальным.	 –	Ведь	 сегодня	ничего	не	будет,
верно?

Все	поглядели	на	него	с	недоумением,	а	потом	поняли,	и	засмеялись,	и
покачали	головами:	верно,	ничего	не	будет!

–	Но	ведь…	–	Марго	смотрела	беспомощно.	–	Ведь	сегодня	тот	самый
день,	 –	 прошептала	 она.	 –	 Ученые	 предсказывали,	 они	 говорят,	 они	 ведь
знают…	Солнце…

–	 Разыграли,	 разыграли!	 –	 сказал	 Уильям	 и	 вдруг	 схватил	 ее.	 –	 Эй,
ребята,	давайте	запрем	ее	в	чулан,	пока	учительницы	нет!

–	Не	надо!	–	сказала	Марго	и	попятилась.
Все	 кинулись	 к	 ней,	 схватили	 и	 поволокли.	 Она	 отбивалась,	 потом

просила,	 потом	 заплакала,	 но	 ее	 притащили	 по	 туннелю	 в	 дальнюю
комнату,	 втолкнули	 в	 чулан	 и	 заперли	 дверь	 на	 засов.	 Дверь	 тряслась;
Марго	 колотила	 в	 нее	 кулаками	 и	 кидалась	 на	 нее	 всем	 телом.
Приглушенно	 доносились	 крики.	 Ребята	 постояли,	 послушали,	 а	 потом
улыбнулись	и	пошли	прочь	–	и	как	раз	вовремя:	в	конце	туннеля	показалась
учительница.

–	Готовы,	дети?	–	Она	поглядела	на	часы.



–	Да!	–	отозвались	ребята.
–	Все	здесь?
–	Да!
Дождь	стихал.
Они	столпились	у	огромной,	массивной	двери.
Дождь	перестал.
Как	 будто	 посреди	 кинофильма	 про	 лавины,	 ураганы,	 смерчи,

извержения	 вулканов	 что-то	 случилось	 со	 звуком	 –	 аппарат	 испортился,
шум	стал	глуше,	а	потом	и	вовсе	оборвался,	смолкли	удары,	грохот,	раскаты
грома…	А	потом	кто-то	выдернул	пленку	и	на	место	ее	вставил	спокойный
диапозитив,	мирную	тропическую	картинку.	Все	замерло	–	не	вздохнет,	не
шелохнется.	Такая	настала	огромная,	неправдоподобная	тишина,	будто	вам
заткнули	уши	или	вы	совсем	оглохли.	Дети	недоверчиво	подносили	руки	к
ушам.	Толпа	распалась:	каждый	стоял	сам	по	себе.	Дверь	отошла	в	сторону,
и	на	них	пахнуло	свежестью	мира,	замершего	в	ожидании.

И	солнце	явилось.
Оно	пламенело,	яркое,	как	бронза,	и	оно	было	очень	большое.	А	небо

вокруг	сверкало,	точно	ярко-голубая	черепица.	И	джунгли	так	и	пылали	в
солнечных	лучах,	и	дети,	очнувшись,	с	криком	выбежали	в	весну.

–	 Только	 не	 убегайте	 далеко!	 –	 крикнула	 вдогонку	 учительница.	 –
Помните:	у	вас	всего	два	часа.	Не	то	вы	не	успеете	укрыться.

Но	они	уже	не	слышали,	они	бегали	и	запрокидывали	голову,	и	солнце
гладило	их	по	щекам,	точно	теплым	утюгом;	они	скинули	куртки,	и	солнце
жгло	их	голые	руки.

–	Это	получше	наших	искусственных	солнц,	верно?
–	Ясно,	лучше!
Они	уже	не	бегали,	а	стояли	посреди	джунглей,	что	сплошь	покрывали

Венеру	и	росли,	росли	бурно,	непрестанно,	прямо	на	глазах.	Джунгли	были
точно	 стая	 осьминогов,	 к	 небу	 пучками	 тянулись	 гигантские	 щупальца
мясистых	 ветвей,	 раскачивались,	 мгновенно	 покрывались	 цветами	 –	 ведь
весна	 здесь	 такая	 короткая.	 Они	 были	 серые,	 как	 пепел,	 как	 резина,	 эти
заросли,	 оттого	 что	 долгие	 годы	 они	 не	 видели	 солнца.	 Они	 были	 цвета
камней,	и	цвета	сыра,	и	цвета	чернил,	и	были	здесь	растения	цвета	луны.

Ребята	 со	 смехом	 кидались	 на	 сплошную	 поросль,	 точно	 на	 живой
упругий	матрац,	который	вздыхал	под	ними,	и	скрипел,	и	пружинил.	Они
носились	меж	деревьев,	скользили	и	падали,	толкались,	играли	в	прятки	и	в
салки,	 но	 главное	 –	 опять	 и	 опять,	 жмурясь,	 глядели	 на	 солнце,	 пока	 не
потекут	слезы,	и	тянули	руки	к	золотому	сиянию	и	к	невиданной	синеве,	и
вдыхали	 эту	 удивительную	 свежесть,	 и	 слушали,	 слушали	 тишину,	 что



обнимала	 их,	 точно	 море,	 блаженно-спокойное,	 беззвучное	 и	 недвижное.
Они	 на	 все	 смотрели	 и	 всем	 наслаждались.	 А	 потом,	 будто	 зверьки,
вырвавшиеся	 из	 глубоких	 нор,	 снова	 неистово	 бегали	 кругом,	 бегали	 и
кричали.	Целый	час	бегали	и	никак	не	могли	угомониться.

И	вдруг…
Посреди	 веселой	 беготни	 одна	 девочка	 громко,	 жалобно	 закричала.

Все	остановились.	Девочка	протянула	руку	ладонью	кверху.
–	Смотрите,	–	сказала	она	и	вздрогнула.	–	Ой,	смотрите!
Все	медленно	подошли	поближе.
На	 раскрытой	 ладони,	 по	 самой	 середке,	 лежала	 большая,	 круглая

дождевая	капля.
Девочка	посмотрела	на	нее	и	заплакала.
Дети	молча	поглядели	на	небо.
–	О-о…
Редкие	 холодные	 капли	 упали	 на	 нос,	 на	 щеки,	 на	 губы.	 Солнце

затянула	 туманная	 дымка.	 Подул	 холодный	 ветер.	 Ребята	 повернулись	 и
пошли	 к	 своему	 дому-подвалу,	 руки	 их	 вяло	 повисли,	 они	 больше	 не
улыбались.

Загремел	гром,	и	дети	в	испуге,	толкая	друг	друга,	бросились	бежать,
словно	 листья,	 гонимые	 ураганом.	 Блеснула	 молния	 –	 за	 десять	 миль	 от
них,	 потом	 за	 пять,	 в	 миле,	 в	 полумиле.	 И	 небо	 почернело,	 будто	 разом
настала	непроглядная	ночь.

Минуту	 они	 стояли	 на	 пороге	 глубинного	 убежища,	 а	 потом	 дождь
полил	 вовсю.	 Тогда	 дверь	 закрыли	 –	 и	 все	 стояли	 и	 слушали,	 как	 с
оглушительным	шумом	рушатся	с	неба	тонны,	потоки	воды	–	без	просвета,
без	конца.

–	И	так	опять	будет	целых	семь	лет?
–	Да.	Семь	лет.
И	вдруг	кто-то	вскрикнул:
–	А	Марго!
–	Что?
–	Мы	ведь	ее	заперли,	она	так	и	сидит	в	чулане.
–	Марго…
Они	 застыли,	 будто	 ноги	 у	 них	 примерзли	 к	 полу.	 Переглянулись	 и

отвели	 взгляды.	 Посмотрели	 за	 окно	 –	 там	 лил	 дождь,	 лил	 упрямо,
неустанно.	Они	не	смели	посмотреть	друг	другу	в	глаза.	Лица	у	всех	стали
серьезные,	 бледные.	 Все	 потупились:	 кто	 разглядывал	 свои	 руки,	 кто
уставился	в	пол.

–	Марго…



Наконец	одна	девочка	сказала:
–	Ну,	что	же	мы?..
Никто	не	шелохнулся.
–	Пойдем,	–	прошептала	девочка.
Под	холодный	шум	дождя	они	медленно	прошли	по	коридору.	Под	рев

бури	и	раскаты	грома	перешагнули	порог	и	вошли	в	ту	дальнюю	комнату,
яростные	синие	молнии	озаряли	их	лица.	Медленно	подошли	они	к	чулану
и	встали	у	двери.

За	дверью	было	тихо.
Медленно-медленно	они	отодвинули	засов	и	выпустили	Марго.



Подарок[19]	
Завтра	 Рождество.	 Когда	 они	 втроем	 ехали	 в	 космопорт,	 мать	 и	 отец

волновались.	Это	было	первое	путешествие	их	сына	в	космос,	его	первый
полет	в	ракете,	и	они	хотели,	чтобы	все	прошло	безукоризненно.	Поэтому,
когда	 на	 таможне	 родителям	 сказали,	 что	 придется	 оставить	 подарок
мальчика,	 который	превышал	по	весу	норму	–	правда,	 всего	на	несколько
унций,	 –	 и	 маленькую	 елочку	 с	 очаровательными	 белыми	 свечками,	 они
почувствовали,	 что	 их	 самих	 лишили	 праздника	 и	 возможности
продемонстрировать	свою	любовь.

Сын	 ждал	 их	 в	 посадочном	 зале.	 Направляясь	 к	 нему	 после
безуспешного	 столкновения	 с	 представителями	 Межпланетной
администрации,	отец	и	мать	тихонько	переговаривались:

–	Что	станем	делать?
–	Ничего,	ничего.	А	что	мы	можем	сделать?
–	Идиотские	правила!
–	А	он	так	хотел,	чтобы	у	нас	была	елка!
Пронзительно	взвыла	сирена,	и	люди	поспешили	на	посадку	к	ракете,

отправляющейся	на	Марс.	Мать	и	отец	шли	самыми	последними,	бледный
сын	молча	шагал	между	ними.

–	Я	что-нибудь	придумаю,	–	сказал	отец.
–	Что?..	–	спросил	мальчик.
И	 вот	 ракета	 стартовала,	 и	 они	 устремились	 в	 непроглядный	 мрак

космоса.
Ракета	неслась	вперед,	оставляя	за	собой	хвост	пламени	и	Землю,	на

которой	было	24	декабря	2052	года.	Она	устремилась	туда,	где	нет	времени
–	ни	месяца,	ни	года,	ни	часа.

Остаток	первого	дня	они	проспали.	Около	полуночи,	по	земным	нью-
йоркским	часам,	мальчик	проснулся	и	сказал:

–	Я	хочу	посмотреть	в	иллюминатор.
В	 ракете	 имелся	 только	 один	 иллюминатор,	 огромное	 «окно»	 из

невероятно	толстого	стекла	–	на	другой	палубе.
–	Подожди	 немножко,	 –	 проговорил	 отец.	 –	 Я	 отведу	 тебя	 туда	 чуть

позже.
–	Мне	хочется	увидеть,	где	мы	находимся	и	куда	направляемся.
–	Я	прошу	тебя	подождать	не	просто	так,	у	меня	есть	на	это	причина,	–

попытался	успокоить	его	отец.



Он	 лежал	 без	 сна,	 ворочаясь	 в	 постели,	 и	 не	 переставая	 думал	 об
оставленном	на	Земле	подарке,	о	Рождестве	и	елочке	с	белыми	свечками.	В
конце	концов	он	вскочил	с	кровати,	потому	что	у	него	возник	план.	Нужно
было	 только	 его	 осуществить,	 и	 тогда	 первый	 полет	 их	 сына	 на	 ракете
станет	радостным	и	запоминающимся.

–	Сынок,	ровно	через	полчаса	будет	Рождество.
–	 Ой,	 –	 простонала	 мать,	 которая	 страшно	 возмутилась,	 что	 он

упомянул	об	этом.	Она	надеялась,	что	их	сын	забудет	про	праздник.
Лицо	мальчика	раскраснелось,	губы	задрожали.
–	Я	знаю,	знаю.	А	я	получу	подарок,	получу?	У	меня	будет	елка?	Вы

обещали…
–	Да,	да,	ты	все	это	получишь,	и	даже	больше,	–	успокоил	его	отец.
–	Но…	–	начала	мать.
–	Я	 совершенно	 серьезно,	 –	 сказал	 отец.	 –	Абсолютно	 серьезно.	Все

это	и	намного	больше.	А	теперь	прошу	меня	простить.	Я	скоро	вернусь.
Его	 не	 было	 примерно	 двадцать	 минут.	 Когда	 он	 вернулся,	 его	 лицо

озаряла	радостная	улыбка.
–	Уже	совсем	скоро.
–	А	можно	мне	 подержать	 твои	 часы?	 –	 спросил	мальчик	 и	 получил

отцовские	часы,	которые	зажал	в	руке,	не	сводя	глаз	со	стрелок	и	слушая	их
тиканье,	 в	 то	 время	 как	 год	 уходил	 в	 пламени,	 безмолвии	 и	 движении
вперед,	которого	никто	не	ощущал.

–	Уже	Рождество!	Рождество!	Где	мой	подарок?
–	Пойдем,	–	сказал	отец,	взял	мальчика	за	руку	и	вывел	из	каюты.
Они	 направились	 по	 коридору,	 поднялись	 вверх	 по	 лестнице.	 Жена

следовала	за	ними.
–	Я	не	понимаю,	–	повторяла	она.
–	Скоро	все	поймешь.	Вот	мы	и	пришли,	–	заявил	отец.
Мать,	 отец	 и	 сын	 остановились	 возле	 закрытой	 двери,	 ведущей	 в

большое	 помещение.	 Отец	 постучал	 три	 раза,	 а	 потом	 еще	 два	 –
получилось	 что-то	 вроде	 кода.	 Дверь	 распахнулась,	 в	 каюте	 погасли	 все
огни,	и	донеслись	приглушенные	голоса.

–	Входи,	сынок,	–	сказал	отец.
–	Тут	темно.
–	Я	буду	держать	тебя	за	руку.	Ну	же,	мама,	не	отставай.
Они	вошли,	дверь	сзади	захлопнулась,	в	каюте	было	совсем	темно.	И

вдруг	 перед	 ними	 возник	 огромный	 глаз,	 иллюминатор,	 окно	 высотой	 в
четыре	и	шириной	в	шесть	футов,	а	за	ним	–	бескрайний	космос.

Мальчик	вскрикнул.



Его	 родители,	 стоявшие	 у	 него	 за	 спиной,	 тоже	 вскрикнули	 от
неожиданности.	Потом	в	каюте	кто-то	запел.

–	С	Рождеством	тебя,	сынок,	–	проговорил	отец.
Люди	 пели	 старинные,	 знакомые	 с	 детства	 рождественские	 гимны.

Мальчик	медленно	двинулся	вперед	и	прижался	лицом	к	холодному	стеклу
иллюминатора.	Он	стоял	долго-долго,	просто	смотрел	и	смотрел	на	космос
и	 глубокую	 ночь,	 в	 которой	 сияли	 миллиарды	 и	 миллиарды	 блистающих
белых	свечей.



Страшная	авария	в	понедельник	на	той
неделе[20]	

Человек	 ввалился	 в	 заведение	 Хибера	 Финна	 и	 застыл	 в	 открытых
дверях,	осоловело	глядя	перед	собой.	Весь	в	крови,	он	с	трудом	держался
на	ногах	и	стонал	так,	что	у	собравшихся	по	спине	побежали	мурашки.

Некоторое	 время	 слышалось	 только,	 как	 лопаются	 пузырьки	 пены	 в
кружках;	все	лица	были	обращены	к	незнакомцу	–	чьи-то	бледные,	чьи-то
румяные,	чьи-то	в	паутине	вздувшихся	красных	прожилок.	На	каждом	лице
дрогнуло	веко.

Мужчина	стоял,	шатаясь,	–	глаза	широко	раскрыты,	губы	дрожат.
Присутствующие	 сжали	 кулаки.	 «Ну!	 –	 молча	 кричали	 они.	 –	 Давай

же!	Говори!»
Незнакомец	сильно	подался	вперед.
–	Авария!	–	прошептал	он.	–	Авария	на	дороге!
Тут	колени	его	подогнулись,	и	он	рухнул	на	пол.
–	Авария!
Человек	десять	кинулись	к	бесчувственному	телу.
–	Келли!	 –	 Голос	Хибера	Финна	 перекрыл	 все	 остальные.	 –	Давай	 к

дороге.	 И	 поосторожнее	 там	 с	 ранеными.	 Полегонечку.	 Джо,	 беги	 за
доктором.

–	Погоди!	–	раздался	негромкий	голос.
Из-за	 отдельной	 стойки	 в	 темном	 закутке	 бара,	 где	 удобнее	 всего

предаваться	философским	раздумьям,	темноволосый	мужчина	щурился	на
толпу.

–	Доктор!	–	воскликнул	Хибер	Финн.	–	Это	вы!
Доктор	и	с	ним	еще	несколько	человек	поспешно	удалились	в	темноту.
–	Авария…	–	Угол	рта	у	лежавшего	на	полу	задергался.
–	Осторожней,	ребята.
Хибер	Финн	и	двое	других	уложили	пострадавшего	на	стойку	бара.	Он

лежал	 на	 наборном	 филенчатом	 дереве,	 красивый,	 как	 покойник,	 и	 в
толстом	зеркальном	стекле	двоилось	отражение	беды.

На	 ступенях	 толпа	 замерла	 в	 смятении:	 казалось,	 океан	 в	 сумерках
затопил	 Ирландию,	 и	 теперь	 они	 окружены	 со	 всех	 сторон.	 Огромные
волны	тумана	 скрыли	луну	и	 звезды.	Моргая	и	чертыхаясь,	 люди	один	 за
другим	ныряли	с	крыльца	и	пропадали	в	глубине.



За	 их	 спиной,	 в	 ярко	 освещенном	 дверном	 проеме,	 остался	 стоять
молодой	мужчина.	На	ирландца	он	был	не	похож:	волосы	не	рыжие,	лицо
не	 бледное,	 не	 мрачный,	 но	 и	 не	 веселый	 –	 вы	 могли	 бы	 принять	 его	 за
американца.	И	не	ошиблись	бы.	А	зная	это,	вы	бы	сразу	догадались,	почему
он	ни	во	что	не	вмешивается:	боится	нарушить	незнакомый	ему	сельский
ритуал.	 С	 первого	 дня	 в	 Ирландии	 он	 не	 мог	 отделаться	 от	 чувства,	 что
живет	на	сцене,	где	ему,	не	знающему	роли,	остается	только	таращиться	на
действующих	лиц.

–	Странно,	–	неуверенно	возразил	он,	–	я	не	слышал	шума	машин.
–	Разумеется,	–	чуть	ли	не	с	гордостью	отвечал	старик,	который	из-за

артрита	не	мог	продвинуться	дальше	первой	ступеньки	и	топтался	на	ней,
что-то	крича	в	белые	глубины,	поглотившие	его	приятелей.	–	Поищите	на
перекрестке,	ребята!	Там	чаще	всего	сталкиваются!

–	Перекресток!	–	Со	всех	сторон	застучали	шаги.
–	И	шума	аварии	я	тоже	не	слышал,	–	настаивал	американец.
Старик	презрительно	фыркнул:
–	 У	 нас	 не	 услышишь	 грохота,	 скрежета	 и	 лязга.	 Но	 если	 охота

посмотреть	 –	 сходите	 туда.	 Только	 не	 бегите.	 Такая	 темень,	 черт	 ногу
сломит!	Еще,	чего	доброго,	налетите	сослепу	на	Келли	–	вечно	он	несется
как	очумелый.	Или	прямехонько	на	Фини	наткнетесь	–	этот	так	надерется,
что	дороги	не	разбирает,	куда	уж	там	пешеходов.	Фонарь	есть?	Он	вам	не
поможет,	а	все	равно	возьмите.	Ступайте	же,	слышите?

Американец	с	трудом	отыскал	в	тумане	автомобиль,	достал	фонарик	и
погрузился	в	ночь	за	пивной.	Он	шел	на	стук	башмаков	и	голоса.	За	сотню
ярдов,	в	вечности,	переговаривались	сиплым	шепотом:

–	Полегче!
–	Тьфу,	пропасть…
–	Осторожно,	не	тряси	его!
Американца	 отбросило	 в	 сторону	 напором	 людей,	 которые	 внезапно

вынырнули	 из	 тумана,	 неся	 над	 головами	 бесчувственное	 тело.	 Он	 успел
различить	 бледное,	 залитое	 кровью	 лицо,	 потом	 кто-то	 наклонил	 его
фонарик	вниз.

Ведомый	инстинктом,	катафалк	устремился	на	желтый	свет	кабачка,	в
привычную	неколебимую	гавань.

Дальше	маячили	тени	и	слышался	необъяснимый	стрекот.
–	Кто	там?	–	крикнул	американец.
–	Машины	несем,	–	просипел	кто-то.	–	Авария	как-никак.
Фонарик	 высветил	 идущих.	 Американец	 вздрогнул.	 В	 следующую

секунду	кончилась	батарейка.



Однако	 он	 успел	 различить	 пару	 рослых	 деревенских	 парней,	 без
усилия	несущих	под	мышкой	два	древних	черных	велосипеда.

–	Как?..	–	промолвил	американец.
Но	парни	уже	прошли,	унося	с	собой	машины	без	передних	и	задних

фар.	Туман	поглотил	их.	Американец	стоял	один	на	пустой	дороге,	держа
бесполезный	фонарь.

К	тому	времени	как	он	открыл	дверь	заведения,	оба	«тела»	уже	лежали
на	стойке	бара.

–	Тела	на	стойке,	–	сообщил	старик,	оборачиваясь	к	американцу.
Толпа	 сгрудилась	 вокруг	 не	 ради	 выпивки,	 однако	 она	 не	 давала

пройти	 врачу	 –	 ему	 пришлось	 бочком	 протискиваться	 от	 одной	 жертвы
ночной	езды	без	фар	к	другой.

–	Первый	–	Пэт	Нолан,	–	шептал	старик.	–	Временно	не	работающий.
Другой	–	мистер	Пиви	из	Мэйнута,	торговля	сигаретами	и	леденцами.	–	Он
повысил	голос:	–	Мертвы,	доктор?

–	 Нельзя	 чуть-чуть	 помолчать?	 –	 Доктор	 напоминал	 скульптора,
которому	 никак	 не	 удается	 враз	 завершить	 композицию	 из	 двух
полномасштабных	 мраморных	 фигур.	 –	 Положите	 одного	 пострадавшего
на	пол.

–	На	 пол	 –	 верная	 смерть,	 –	 сказал	Хибер	Финн.	 –	 Простудится	 как
пить	дать.	Лучше	пусть	лежит	здесь,	где	мы	надышали.

–	Но,	–	тихо	и	смущенно	спросил	американец,	–	я	в	жизни	не	слышал	о
таких	 авариях.	Вы	 уверены,	 что	 там	не	 было	машин?	Только	 эти	 двое	 на
велосипедах?

–	 Только?!	 –	 проорал	 старик.	 –	 Да	 на	 велосипеде,	 если	 приналечь,
развиваешь	скорость	до	шестидесяти	километров	в	час,	а	под	горку,	да	на
длинном	спуске,	все	девяносто,	если	не	девяносто	пять!	Вот	они	и	неслись,
без	передних	и	задних	фар…

–	Разве	это	не	запрещено	законом?
–	К	чертям	законы!	Пусть	правительство	не	лезет	в	нашу	жизнь!..	Так

эти	двое	несутся,	без	фар,	из	одного	города	в	другой,	словно	за	ними	черти
гонятся!	Навстречу,	но	по	одной	стороне	дороги.	Нам	говорят,	всегда	езди
по	 другой	 стороне,	 против	 движения,	 так	 безопасней.	 Вот	 и	 глядите,	 что
выходит	 из	 этих	 постановлений.	Люди	 гибнут!	Как?	Не	 понятно,	 что	 ли?
Один	 помнил	 про	 правило,	 другой	 –	 нет.	 Лучше	 б	 уж	 там,	 наверху,
молчали!	А	теперь	эти	двое	лежат	рядком	и	вот-вот	отправятся	на	тот	свет.

–	На	тот	свет?	–	Американец	вздрогнул.
–	А	 вы	подумайте!	Два	 здоровенных	 лба	мчат	 сломя	 голову,	 один	из

Килкока	 в	 Мэйнут,	 другой	 из	 Мэйнута	 в	 Килкок.	 И	 что	 между	 ними?



Туман!	Только	туман	отделяет	их	от	столкновения.	И	когда	они	врезаются
друг	в	друга	на	перекрестке,	происходит	что	в	кегельбане.	Бах!	Кегли	летят!
Вот	и	они,	болезные,	взлетают	футов	на	девять,	крутятся	в	воздухе,	голова
к	 голове,	 как	 закадычные	 дружки,	 велосипеды	 сцепились,	 словно
мартовские	 коты.	 Ну	 и	 падают,	 ясное	 дело,	 лежат,	 ждут,	 пока	 за	 ними
придет	Косая.

–	Но	ведь	они	не…
–	Думаете?	В	прошлом	году	не	было	в	Свободной	Стране	ночи,	чтобы

хоть	кто-нибудь	не	отдал	богу	душу	после	проклятой	аварии!
–	Вы	хотите	 сказать,	 более	 трехсот	ирландских	велосипедистов	в	 год

погибают	от	столкновений?
–	Святая	правда.
–	Я	никогда	не	езжу	ночью	на	велосипеде.	–	Хибер	Финн	смотрел	на

тело.	–	Только	хожу.
–	 Ну	 так	 чертовы	 велосипедисты	 на	 тебя	 наезжают!	 –	 вскричал

старик.	 –	На	 колесах	 или	пешком,	 все	 равно	 какой-то	 богом	 ушибленный
гонит	тебе	навстречу.	Да	они	переедут	насмерть,	«здрасьте»	не	скажут.	О,	я
видел,	 как	 смелые	 люди	 гибли,	 оставались	 без	 рук,	 без	 ног	 или	 хуже,	 да
еще	потом	 год	жаловались	на	 головную	боль.	 –	Старик	дрожал,	 глаза	 его
были	 прикрыты.	 –	 Можно	 подумать,	 человеку	 не	 дано	 управлять	 таким
сложным	механизмом.

–	Триста	смертей	в	год,	–	ошалело	повторил	американец.
–	 Это	 еще	 без	 «легкораненых»!	 Их,	 почитай,	 тыща	 в	 неделю	 будет.

Чертыхнется,	 забросит	 велосипед	 в	 туман,	 оформит	 пенсию	 и	 доживает
свой	век	калекой.

–	 Что	 же	 мы	 разговариваем?	 –	 Американец	 беспомощно	 указал	 на
простертые	тела.	–	Здесь	есть	больница?

–	В	безлунную	ночь,	–	продолжал	Хибер	Финн,	–	лучше	идти	полями,
а	 дороги	 –	 ну	 их	 вообще	 к	 лукавому!	 Только	 благодаря	 этому	 правилу	 я
дожил	до	пятого	десятка.

–	А-а…	–	Один	из	раненых	шевельнулся.
Доктор,	 почувствовав,	 что	 слишком	 долго	 держит	 собравшихся	 в

напряжении	и	они	уже	начали	отвлекаться,	вернул	ситуации	накал	–	резко
выпрямился	и	произнес:

–	Ну!
Все	разговоры	смолкли.
–	 Вот	 у	 этого	 малого…	 –	 врач	 показал,	 –	 синяки,	 порезы,	 страшная

боль	 в	 спине	 на	 ближайшие	 две	 недели.	 А	 вот	 у	 этого…	 –	 Он	 состроил
гримасу	 и	 уставился	 на	 второго	 велосипедиста	 –	 тот	 был	 бледен,	 черты



заострились;	 складывалось	 впечатление,	 что	 пора	 бежать	 за	 попом.	 –
Сотрясение	мозга.

–	Сотрясение!	–	пронеслось	над	стойкой,	и	вновь	наступило	молчание.
–	 Его	 можно	 спасти,	 если	 немедленно	 доставить	 в	 мэйнутскую

клинику.	Кто	готов	отвезти?
Все	 как	 один	 повернулись	 к	 американцу.	 Тот	 почувствовал,	 как

превращается	из	стороннего	наблюдателя	в	главного	участника	ритуала,	и
покраснел,	вспомнив,	что	у	дверей	припаркованы	семнадцать	велосипедов
и	только	один	автомобиль.	Он	торопливо	кивнул.

–	 Вот,	 ребята!	 Человек	 вызвался!	 Давай	 подымай	 этого	 малого	 –
осторожно!	–	и	неси	в	машину	нашего	доброго	друга!

«Ребята»	 уже	 собрались	 было	 поднять	 раненого,	 но	 замерли,	 когда
американец	 кашлянул.	 Он	 обвел	 рукой	 собравшихся	 и	 прижал	 к	 губам
согнутую	ладонь	–	жест	в	заведении	весьма	опасный.

–	На	дорожку!
Теперь	даже	более	удачливый	из	двух,	внезапно	оживший,	обнаружил

в	руке	кружку.	Ее	вложили	туда	со	словами:
–	Ну	давай	же…	рассказывай…
–	…что	случилось,	а?
Тело	 стащили	 со	 стойки,	 поминки	 временно	 отменили,	 в	 комнате

остались	 только	 американец,	 врач,	 ожившая	 жертва	 катастрофы	 и	 двое
забулдыг.	 Было	 слышно,	 как	 на	 улице	 укладывают	 единственного
тяжелораненого	в	автомобиль	«нашего	доброго	друга».

Доктор	сказал:
–	Допейте	пиво,	мистер…
–	Макгвайр,	–	сказал	американец.
–	Святые	угодники,	да	он	ирландец!
Нет,	 думал	 американец,	 растерянно	 глядя	 вокруг,	 на	 живого

велосипедиста,	 который	 сидел,	 ожидая,	 когда	 возвратятся	 слушатели,	 на
залитый	 кровью	 пол,	 на	 две	 «машины»,	 брошенные	 у	 двери,	 словно
театральный	реквизит,	на	немыслимый	туман	и	тьму	за	открытой	дверью,
вслушиваясь	в	раскаты	и	каденции	голосов,	каждый	из	которых	в	точности
соответствует	 хозяину	 и	 природе.	 Нет,	 думал	 американец	 по	 фамилии
Макгвайр,	я	почти,	но	не	совсем	ирландец…

–	Доктор,	–	услышал	он	свой	голос,	кладя	монетки	на	стойку,	–	часто	у
вас	сталкиваются	автомобили?

–	Только	не	в	нашем	городе!	–	Доктор	скорбно	кивнул	на	восток.	–	За
этим	езжайте	в	Дублин!

Они	вместе	пошли	к	дверям.	Доктор	взял	американца	под	руку,	словно



надеясь	 последним	 советом	 уберечь	 его	 от	 беды.	 Ведомый	 врачом,	 тот
чувствовал,	 как	 внутри	 переливается	 крепкий	 портер,	 и	 старался
приноравливать	шаг	к	этому	обстоятельству.

Доктор	шептал	на	ухо:
–	 Послушайте,	 мистер	Макгвайр,	 вы	 ведь	 мало	 водили	 в	 Ирландии?

Тогда	 запоминайте!	 В	 таком	 тумане,	 да	 еще	 в	 Мэйнут,	 лучше	 ехать	 на
полной	скорости!	Чтоб	грохот	стоял	на	всю	округу!	Почему?	Пусть	коровы
и	велосипедисты	брызнут	с	дороги!..	Поедете	медленно	–	задавите	не	один
десяток,	прежде	чем	они	догадаются,	что	к	чему.	И	еще:	увидите	машину,
сразу	гасите	фары.	Лучше	и	безопаснее	разъехаться	в	темноте.	Проклятые
огни	 только	 слепят	 глаза,	 сколько	 народу	 из-за	 них	 гибнет,	 не	 сосчитать.
Ясно?	Две	вещи:	скорость	и	гасить	фары,	как	только	завидите	встречного!

В	 дверях	 американец	 кивнул.	 За	 его	 спиной	 более	 везучий	 участник
аварии,	 устроившись	поудобнее,	 смаковал	портер	и	потихоньку,	 вдумчиво
начинал	рассказ:

–	Так	вот,	еду	я	домой,	ни	о	чем	таком	не	думаю,	под	горочку…
Снаружи	постанывал	на	заднем	сиденье	второй	участник.
Доктор	давал	последнее	напутствие:
–	Обязательно	надевайте	кепку,	если	выходите	ночью.	Чтоб	голова	не

болела,	если	столкнетесь	с	Келли,	или	Мораном,	или	еще	с	кем	из	наших
лихачей.	Они-то	непрошибаемые	с	рождения,	да	еще	накачаются	в	стельку.
Так	что	для	пешеходов	в	Ирландии	тоже	есть	правила,	и	первое	–	быть	в
кепке!

Американец	 непроизвольно	 полез	 под	 сиденье,	 вытащил	 коричневое
твидовое	 кепи,	 купленное	 сегодня	 в	 Дублине,	 и	 надел.	 Взглянул	 на
клубящийся	туман.	Вслушался	в	дорогу,	тихую-тихую,	но	все	же	не	такую
и	тихую.	Он	видел	 сотни	неведомых	миль,	 тысячи	перекрестков	в	 густом
тумане,	а	на	них	–	тысячи	призраков	в	твидовых	кепках	и	серых	шарфах,
летящих	по	воздуху,	горланящих	песни,	распространяющих	запах	крепкого
ирландского	портера.

Он	 сморгнул.	 Призраки	 исчезли.	 Дорога	 лежала	 пустая,	 тихая	 и
зловещая.

Глубоко	 вздохнув	 и	 закрыв	 глаза,	 американец	 по	 фамилий	Макгвайр
включил	зажигание	и	нажал	на	стартер.



Маленькие	мышки[21]	
–	Странные	они	какие-то,	–	сказал	я.	–	Ну,	эта	мексиканская	парочка.
–	В	каком	смысле?	–	спросила	жена.
–	У	них	всегда	так	тихо,	–	ответил	я	ей.	–	Прислушайся.
Наш	дом	стоял	в	самой	глубине	жилого	квартала;	в	свое	время	к	нему

сделали	небольшую	пристройку,	и,	купив	дом,	мы	с	женой	сразу	решили,
что	 будем	 ее	 сдавать.	 Располагалась	 она	 прямо	 за	 одной	 из	 стен	 нашей
гостиной.	 Теперь	же,	 замерев	 возле	 этой	 стены,	 мы	 различали	 лишь	 стук
собственных	сердец.

–	Они	точно	дома,	–	прошептал	я.	–	Но	за	те	три	года,	что	они	здесь
прожили,	 я	 ни	 разу	 не	 слышал,	 чтобы	 у	 них	 что-нибудь	 упало	 или	 они
болтали	 друг	 с	 другом.	 По-моему,	 они	 и	 свет	 не	 включают.	 Боже
праведный,	что	же	они	там	делают?

–	 Никогда	 не	 задумывалась,	 –	 ответила	 моя	 жена.	 –	 Это	 и	 вправду
очень	необычно.

–	У	них	 горит	 только	 одна	 лампочка	 –	 тусклая,	 синяя,	 двадцать	 пять
ватт,	 та,	 что	 в	 гостиной.	 Если,	 проходя	 мимо,	 заглянуть	 в	 их	 переднюю
дверь	–	он	всегда	молча	сидит	в	своем	кресле,	положив	руки	на	колени.	А
она,	устроившись	в	другом,	смотрит	на	него	и	никогда	ничего	не	говорит.
Они	даже	не	шевелятся.

–	Мне	часто	кажется,	что	их	нет	дома,	–	сказала	жена.	–	В	гостиной	у
них	так	темно,	что,	только	если	смотреть	долго	и	глаза	привыкают,	можно
различить	их	силуэты.

–	Когда-нибудь,	–	проговорил	я,	–	я	ворвусь	к	ним,	включу	весь	свет	и
начну	 дико	 улюлюкать!	 Господи,	 уж	 если	 меня	 достает	 эта	 тишина,	 как
они-то	 сами	 ее	 выносят?	Они	 ведь	 умеют	 разговаривать…	Умеют,	 как	 ты
думаешь?

–	 Когда	 он	 приносит	 квартплату	 раз	 в	 месяц,	 он	 говорит	 мне
«Здравствуйте».

–	А	еще	что?
–	«До	свидания».
–	 Если	 мы	 встречаемся	 в	 аллее,	 –	 покачав	 головой,	 сказал	 я,	 –	 он

улыбается	и	старается	поскорее	ретироваться.
Мы	с	женой	устроились	вечером	в	гостиной,	чтобы	немного	почитать,

послушать	радио	и	поболтать.
–	А	радио	у	них	есть?



–	Нет	ни	радио,	ни	 телевизора,	ни	 телефона.	Ни	книг	или	журналов,
нет	даже	маленького	клочка	бумаги.

–	Ерунда	какая-то!
–	Да	перестань	ты	так	волноваться!
–	 Я	 все	 прекрасно	 понимаю,	 но	 невозможно	 же	 сидеть	 в	 темной

комнате	в	течение	двух	или	трех	лет	и	не	перемолвиться	друг	с	другом	ни
единым	 словечком,	 не	 слушать	 радио,	 не	 читать.	 По-моему,	 они	 даже	 не
едят.	Я	ни	разу	не	уловил	запаха	жарящегося	мяса	или	яичницы.	Проклятье,
я	ни	разу	не	слышал,	как	они	ложатся	спать!

–	Они	просто	хотят	нас	заинтриговать,	дорогой.
–	У	них	это	отлично	получается!
Однажды	 я	 отправился	 прогуляться	 по	 нашему	 кварталу.	 Был

чудесный	 летний	 вечер.	 Возвращаясь,	 я	 бросил	 мимолетный	 взгляд	 на
переднюю	дверь	наших	соседей.	Внутри	царила	сумрачная	тишина,	горела
маленькая	 синяя	 лампочка,	 и	 мне	 удалось	 разглядеть	 расплывчатые
очертания	 двоих	 людей,	 сидящих	 в	 креслах.	 Я	 стоял	 и	 довольно	 долго
смотрел,	 пока	 не	 докурил	 свою	 сигарету.	 Только	 повернув	 в	 сторону
собственного	 дома,	 я	 заметил	 в	 дверях	 маленького	 мексиканца.	 Он
высунулся	 наружу,	 но	 при	 этом	 его	 пухлое	 лицо	 совсем	 ничего	 не
выражало.	Он	не	шевелился.	Просто	торчал	в	дверях	и	смотрел	на	меня.

–	Добрый	вечер,	–	поздоровался	я.
Молчание.	 Через	 некоторое	 время	 мексиканец	 скрылся	 в	 темной

комнате.
Утром	 маленький	 мексиканец	 уходил	 из	 дома	 в	 семь	 часов,	 один,

быстро	 пробегал	 по	 аллее,	 храня	 точно	 такое	 же	 молчание,	 как	 и	 у	 себя
дома.	 Она	 следовала	 за	 ним	 в	 восемь,	 шла	 всегда	 очень	 осторожно	 и
казалась	 какой-то	 бесформенной	 в	 своем	 мешковатом	 темном	 пальто;	 на
завитых	 в	 парикмахерской	 волосах	 сидит	 черная	шляпка.	На	 протяжении
всех	 этих	 лет	 они	 каждое	 утро	 вот	 так	 уходили	 на	 работу,	 молча	 и
отчужденно.

–	Где	они	работают?	–	спросил	я	за	завтраком.
–	Он	–	в	мартеновском	цехе	на	сталелитейном	заводе.	А	она	–	швея	в

каком-то	ателье.
–	Тяжелая	работенка.
Я	 напечатал	 несколько	 страничек	 своего	 романа,	 посидел	 немного,

потом	 напечатал	 еще.	 В	 пять	 часов	 вечера	 я	 увидел,	 как	 маленькая
мексиканка	вернулась	домой,	открыла	замок,	быстро	проскользнула	внутрь,
опустила	решетку	и	захлопнула	за	собой	дверь.

Мужчина	 примчался	 ровно	 в	 шесть.	 Оказавшись	 на	 своем	 заднем



крыльце,	 быстро	 успокоился.	 Тихонько,	 едва	 касаясь,	 провел	 рукой	 по
решетке	–	в	этот	момент	он	был	страшно	похож	на	скребущуюся	толстую
мышь	–	и	стал	терпеливо	ждать.	Наконец	она	его	впустила.	Я	не	заметил,
чтобы	губы	у	них	шевелились.

Во	 время	 ужина	 ни	 единого	 звука.	 Ничего	 не	 жарилось.	 Не	 стучали
тарелки.

Включилась	маленькая	синяя	лампочка.
–	Он	точно	так	же	ведет	себя,	когда	приносит	квартплату,	–	сказала	моя

жена.	–	Так	тихо	стучит	в	дверь	–	словно	грызет	ее,	что	ли?	–	я	его	никогда
не	 слышу.	 А	 потом	 бросаю	 взгляд	 в	 окно	 и	 вижу	 его.	 Одному	 богу
известно,	сколько	времени	он	простоял,	дожидаясь,	пока	я	открою.

Два	 дня	 спустя,	 прекрасным	 июльским	 вечером,	 маленький
мексиканец	вышел	на	свое	заднее	крыльцо	и,	посмотрев	на	меня	–	я	в	это
время	копался	в	саду,	–	сказал:

–	 Вы	 сумасшедший!	 –	А	 потом	 повернулся	 к	 моей	жене:	 –	 Вы	 тоже
сумасшедшая!	–	Тихонько	помахал	своей	пухлой	рукой.	–	Вы	мне	совсем	не
нравитесь.	Слишком	много	шума.	Вы	мне	не	нравитесь.	Вы	сумасшедшие.

И	вернулся	в	свой	маленький	домик.

*	*	*

Август,	 сентябрь,	 октябрь,	 ноябрь.	 «Мыши»,	 как	 мы	 теперь	 их
называли,	 сидели	 в	 своей	норке	 тихо-тихо.	Как-то	 раз	моя	жена	 дала	 ему
какие-то	старые	журналы	вместе	с	квитанцией	о	внесении	арендной	платы.
Маленький	мексиканец	вежливо	улыбнулся,	поклонился,	взял	их,	но	ничего
не	сказал.	А	час	спустя	жена	заметила,	как	он	отнес	их	во	двор	на	помойку
и	там	сжег.

На	 следующий	 день	 он	 заплатил	 за	 три	 месяца	 вперед,	 рассудив,	 по
всей	 вероятности,	 что	 таким	 образом	 ему	 придется	 сталкиваться	 с	 нами
лицом	 к	 лицу	 всего	 лишь	 один	 раз	 в	 двенадцать	 недель.	 Когда	 мы
встречались	на	улице,	он	быстро	переходил	на	другую	сторону,	делая	вид,
что	 ему	 нужно	 поздороваться	 с	 каким-то	 воображаемым	 приятелем.	 Его
женщина	 точно	 так	 же	 пробегала	 мимо	 меня,	 робко	 улыбалась,	 кивала,
отчаянно	смущалась.	Мне	ни	разу	не	удалось	подойти	к	ней	ближе	чем	на
двадцать	 ярдов.	 Когда	 им	 нужно	 было	 починить	 водопровод,	 они	 ничего
нам	не	сказали:	самостоятельно	нашли	мастера,	который,	похоже,	работал	в
их	доме	с	фонариком.

–	Проклятье,	–	пожаловался	он	мне,	когда	мы	встретились	в	 аллее.	–



Такого	 дурацкого	 места	 я	 в	 жизни	 не	 видел.	 В	 патронах	 нет	 ни	 одной
лампочки.	Когда	я	спросил,	куда	они	все	подевались,	проклятье,	эти	люди
просто	улыбнулись	мне	в	ответ!

Я	лежал	ночью	без	сна	и	думал	о	маленьких	мышках.	Откуда	они?	Из
Мексики,	 это	 мне	 известно.	 Из	 какого	 района	 Мексики?	 С	 крошечной
фермы	или	из	небольшой	деревеньки,	стоящей	на	берегу	реки?	Конечно	же,
ни	 о	 каком	 большом	 городе,	 как,	 впрочем,	 и	 о	 маленьком,	 речи	 быть	 не
может.	 Но	 все	 равно	 они,	 наверное,	 приехали	 из	 такого	 места,	 где	 есть
звезды	 и	 нормальный	 свет,	 где	 встает	 и	 садится	 солнце,	 где	 на	 небе
регулярно	появляется	луна,	–	они	провели	там	большую	часть	жизни.	И	вот
оказались	 здесь,	 далеко-далеко	 от	 дома,	 в	 чудовищном	 городе.	 Он	 целый
день	 потеет	 возле	 доменной	 печи,	 а	 она,	 не	 разгибаясь,	 орудует	 иглой	 в
ателье.	 Они	 возвращаются	 сюда,	 в	 свой	 новый	 дом,	 по	 орущему	 городу,
стараясь	 держаться	 подальше	 от	 грохота	 машин	 и	 визгливых,	 словно
красные	 попугаи,	 пивных;	 они	 оставляют	 у	 себя	 за	 спиной	 миллионы
пронзительных	воплей,	стремятся	поскорее	оказаться	в	своей	гостиной,	где
горит	 синяя	 лампочка,	 стоят	 удобные	 кресла	 и	 царит	 благословенная
тишина.

Я	 часто	 думал	 об	 этом.	 Глухой	 ночью	 мне	 казалось,	 что	 стоит
протянуть	руку	в	этом	бесконечном	безмолвном	мраке,	и	я	почувствую	мой
дом,	услышу	сверчка	и	реку,	чьи	воды	серебрятся	под	луной,	а	вдалеке	кто-
то	тихонько	поет	под	аккомпанемент	гитары.

*	*	*

Однажды	в	декабре	поздно	вечером	загорелся	соседний	жилой	дом.	В
небо	 взвились	 рычащие	 языки	 пламени,	 лавиной	 посыпались	 кирпичи,	 а
искры	заплясали	на	крыше	пристройки,	где	жили	тихие	мышки.

Я	принялся	колотить	в	их	дверь.
–	Пожар!	–	орал	я.	–	Пожар!
Они	 неподвижно	 сидели	 в	 своей	 освещенной	 синей	 лампочкой

комнате.
Я	стучал	в	дверь	изо	всех	сил.
–	Вы	что,	не	слышите?	Пожар!
Прибыли	 пожарные	 машины.	 Стали	 заливать	 водой	 горящий	 дом.

Начали	 падать	 новые	 кирпичи.	 Четыре	 из	 них	 пробили	 дыры	 в	 крыше
маленького	домика.

Я	 забрался	 наверх	 и	 погасил	 пламя;	 впрочем,	 горело	 там	 совсем	 не



сильно,	 тем	не	менее,	 когда	 я	 спустился,	 руки	у	меня	были	 в	 ссадинах,	 а
лицо	 перепачкано	 сажей.	Дверь	маленького	 домика	 открылась.	На	 пороге
стояли	 тихий	 маленький	 мексиканец	 и	 его	 жена	 –	 стояли	 молча,	 не
шевелясь.

–	Впустите	меня!	 –	 крикнул	 я.	 –	В	 вашей	 крыше	дыра;	 искры	могли
попасть	в	спальню!

Я	распахнул	дверь	пошире	и	оттолкнул	их	в	сторону.
–	Нет!	–	застонал	маленький	человечек.
–	 Ax!	 –	 Маленькая	 женщина	 бегала	 кругами,	 словно	 сломанная

заводная	игрушка.
Но	 я	 уже	 был	 внутри	 с	 фонариком	 в	 руках.	 Маленький	 человечек

схватил	меня	за	руку.
Я	почувствовал	его	дыхание.
И	 тут	 мой	 фонарик	 осветил	 их	 комнаты,	 и	 многоцветные	 лучи

заиграли	на	сотнях	винных	бутылок,	стоящих	в	холле,	на	кухонных	полках,
дюжинах,	 расставленных	 в	 гостиной,	 на	 тумбочках,	 шкафах	 и	 другой
мебели	в	 спальне.	Не	могу	 сказать,	 что	произвело	на	меня	более	 сильное
впечатление	 –	 дыра	 в	 потолке	 спальни	 или	 сияние	 бесконечных	 рядов
бутылок.	Я	не	смог	их	сосчитать,	попытался,	но	быстро	сбился.	Это	было
похоже	 на	 вторжение	 блестящих	 жуков,	 которых	 неожиданно	 сразила
какая-то	древняя	болезнь,	и	они	попадали	замертво,	а	потом	так	и	остались
лежать	там,	где	их	настигла	судьба.

Я	вошел	в	 спальню	и	почувствовал,	что	мужчина	и	женщина	стоят	у
меня	за	спиной	в	дверях.	Я	слышал	их	громкое	дыхание,	ощущал	на	себе
их	глаза.	Я	отвел	фонарик	от	сверкающих	бутылок	и	старательно	направил
луч	 света	 на	 отверстие	 в	 потолке.	 Больше	 я	 не	 отвлекался	 от	 того,	 зачем
сюда	пришел.

Маленькая	 женщина	 заплакала.	 Она	 плакала	 очень	 тихо.	 Ни	 тот,	 ни
другая	не	шевелились.

На	следующее	утро	они	съехали.
Прежде	 чем	 мы	 это	 сообразили	 –	 ведь	 было	 шесть	 часов	 утра,	 –

маленькие	мышки	уже	пробежали	половину	аллеи	со	своими	чемоданами	в
руках,	которые	казались	такими	легкими,	что	вполне	могли	быть	пустыми.
Я	попытался	 их	 остановить.	Попытался	 уговорить	 остаться.	Я	 сказал	 им,
что	они	наши	друзья,	старые	друзья.	Я	сказал,	что	ничего	не	изменилось.
Они	не	имеют	никакого	отношения	к	пожару,	сказал	я,	и	к	крыше	тоже.	Они
всего	лишь	случайные	свидетели,	убеждал	я	их.	Я	сказал,	что	сам	починю
крышу,	бесплатно,	не	возьму	с	них	за	ремонт	ничего!

Но	они	на	меня	даже	не	взглянули.	Пока	я	 говорил,	они	смотрели	на



дом	и	ту	часть	аллеи,	что	лежала	перед	ними.	А	потом,	когда	я	 замолчал,
стали	 кивать	 –	 не	 мне,	 а	 аллее,	 –	 словно	 соглашаясь,	 что	 пора	 идти,
медленно	 двинулись	 вперед,	 а	 потом	 побежали.	Мне	 показалось,	 что	 они
спасались	 бегством	 от	 меня,	 мчались	 все	 дальше	 и	 дальше,	 в	 сторону
улицы,	где	так	много	машин	и	автобусов,	где	оглушительные,	громогласные
проспекты	переплетаются	в	сложном	рисунке	загадочного	лабиринта.	Они
спешили,	 но	 держались	 гордо,	 высоко	 подняв	 головы	 и	 не	 оглядываясь
назад.

*	*	*

Я	 встретил	 их	 еще	 раз	 по	 чистой	 случайности.	 В	 один	 из
предпраздничных	дней,	под	Рождество,	заметил	маленького	мексиканца:	он
торопливо	шагал	 по	 освещенной	 вечерними	 огнями	 улице	 впереди	 меня.
Не	 знаю	почему,	 но	 я	 пошел	 вслед	 за	 ним.	Когда	 он	 поворачивал,	 я	 тоже
поворачивал.	 Наконец,	 за	 пять	 кварталов	 до	 нашего	 района,	 он	 тихонько
поскребся	в	дверь	маленького	белого	домика.	Та	открылась,	а	потом	быстро
захлопнулась,	 когда	 он	 вошел	 внутрь.	 На	 город	 опустилась	 ночь,	 и	 в
крошечной	гостиной	загорелся	тусклый	синий	свет.	Мне	показалось,	будто
я	 увидел	 два	 силуэта:	 он	 –	 в	 своей	 части	 комнаты,	 в	 кресле,	 а	 она	 –	 в
другой;	 показалось,	 что	 они	 сидят	 в	 темноте,	 сидят	 неподвижно,	 а	 за
креслами	на	 полу	 начинают	 скапливаться	 бутылки…	И	ни	 единого	 звука,
ни	 единого	 слова	друг	другу.	Только	 тишина.	Впрочем,	 вполне	 возможно,
что	я	все	это	просто	вообразил.

Я	 не	 постучал	 в	 дверь.	 Прошел	 мимо,	 по	 длинному	 проспекту,
прислушиваясь	к	визгливому,	птичьему	гомону	баров	и	забегаловок.	Купил
газету,	 журнал	 и	 какую-то	 книгу.	 А	 потом	 отправился	 домой,	 где	 горит
яркий	свет,	а	на	столе	ждет	горячая	еда.



Берег	на	закате[22]	
По	 колено	 в	 воде,	 с	 выброшенным	 волной	 обломком	 доски	 в	 руках,

Том	прислушался.
Вечерело,	 из	 дома,	 что	 стоял	 на	 берегу,	 у	 проезжей	 дороги,	 не

доносилось	 ни	 звука.	 Там	 уже	 не	 стучат	 ящики	 и	 дверцы	 шкафов,	 не
щелкают	 замки	 чемоданов,	 не	 разбиваются	 в	 спешке	 вазы:	 напоследок
захлопнулась	дверь	–	и	все	стихло.

Чико	 тряс	 проволочным	 ситом,	 просеивая	 белый	 песок,	 на	 сетке
оставался	урожай	потерянных	монет.	Он	помолчал	еще	минуту,	потом,	не
глядя	на	Тома,	сказал:

–	Туда	ей	и	дорога.
Вот	так	каждый	год.	Неделю	или,	может	быть,	месяц	из	окон	их	дома

льется	музыка,	на	перилах	веранды	расцветает	в	горшках	герань.	Двери	и
крыльцо	блестят	свежей	краской.	На	бельевой	веревке	полощутся	на	ветру
то	нелепые	пестрые	штаны,	то	модное	узкое	платье,	то	мексиканское	платье
ручной	 работы,	 словно	 белопенные	 волны	 плещут	 за	 домом.	 В	 доме	 на
стенах	 картинки	 «под	Матисса»	 сменяются	 подделками	 под	 итальянский
Ренессанс.	 Иногда,	 поднимая	 глаза,	 видишь	 –	 женщина	 сушит	 волосы,
будто	ветер	развевает	ярко-желтый	флаг.	А	иногда	флаг	черный	или	медно-
красный.	 Женщина	 четко	 вырисовывается	 на	 фоне	 неба,	 иногда	 она
высокая,	 иногда	 маленькая.	 Но	 никогда	 не	 бывает	 двух	 женщин	 сразу,
всегда	только	одна.	А	потом	настает	такой	день,	как	сегодня…

Том	опустил	обломок	на	все	растущую	груду	плавника	неподалеку	от
того	 места,	 где	 Чико	 просеивал	 миллионы	 следов,	 оставленных	 ногами
людей,	 которые	 здесь	 отдыхали	 и	 развлекались	 и	 давно	 уже	 убрались
восвояси.

–	Чико…	Что	мы	тут	делаем?
–	Живем	как	миллионеры,	парень.
–	Что-то	я	не	чувствую	себя	миллионером,	Чико.
–	А	ты	старайся,	парень.
И	 Тому	 представилось,	 как	 будет	 выглядеть	 их	 дом	 через	 месяц:	 из

цветочных	 горшков	 летит	 пыль,	 на	 стенах	 пятна	 от	 снятых	 картинок,	 на
полу	ковром	песок.	От	ветра	комнаты	смутно	гудят,	точно	раковины.	И	ночь
за	ночью,	всю	ночь	напролет,	каждый	у	себя	в	комнате,	они	с	Чико	будут
слушать,	 как	 набегает	 на	 бесконечный	 берег	 косая	 волна	 и	 уходит	 все
дальше,	дальше,	не	оставляя	следа.



Том	чуть	заметно	кивнул.	Раз	в	год	он	и	сам	приводил	сюда	славную
девушку,	он	знал:	наконец-то	он	нашел	ее,	настоящую,	и	совсем	скоро	они
поженятся.	 Но	 его	 девушки	 всегда	 ускользали	 неслышно	 еще	 до	 зари	 –
каждая	чувствовала,	 что	 ее	приняли	не	 за	 ту	и	 ей	не	под	 силу	играть	 эту
роль.	А	приятельницы	Чико	уходили	с	шумом	и	громом,	поднимая	вихрь	и
смерч,	перетряхивали	на	пути	все	до	последней	пылинки,	 точно	пылесос,
выдирали	 жемчужину	 из	 последней	 ракушки,	 утаскивали	 все,	 что	 только
могли,	совсем	как	зубастые	собачонки,	которых	иногда	для	забавы	ласкал	и
дразнил	Чико.

–	Уже	четыре	женщины	за	этот	год.
–	Ладно,	судья.	–	Чико	ухмыльнулся.	–	Матч	окончен,	проводи	меня	в

душ.
–	Чико…	–	Том	прикусил	нижнюю	губу,	договорил	не	 сразу:	–	Я	вот

все	думаю.	Может,	нам	разделиться?
Чико	молча	смотрел	на	него.
–	Понимаешь,	–	заторопился	Том,	–	может,	нам	врозь	больше	повезет.
–	Ах,	черт	меня	побери,	–	медленно	произнес	Чико	и	крепко	стиснул

ручищами	сито.	–	Послушай,	парень,	ты	что,	забыл,	как	обстоит	дело?	Мы
тут	 доживем	 до	 двухтысячного	 года.	Мы	 с	 тобой	 два	 старых	 безмозглых
болвана,	 которым	только	и	 осталось	 греться	на	 солнышке.	Надеяться	нам
не	на	что,	ждать	нечего	–	поздно,	Том.	Вбей	себе	это	в	башку	и	не	болтай
зря.

Том	 проглотил	 комок,	 застрявший	 в	 горле,	 и	 в	 упор	 посмотрел	 на
Чико:

–	Я,	пожалуй,	на	той	неделе	уйду…
–	Заткнись!	Заткнись	и	знай	работай.
Чико	 яростно	 тряхнул	 ситом,	 в	 котором	 набралось	 сорок	 три	 цента

мелочью	–	полпенни,	пенни	и	даже	десятицентовики.	Невидящими	глазами
он	уставился	на	свою	добычу,	монеты	поблескивали	на	проволочной	сетке,
точно	шарики	китайского	бильярда.

Том	замер	недвижно,	затаил	дыхание.
Казалось,	оба	чего-то	ждали.
И	вот	оно	случилось.
–	А-а-а…
Издали	донесся	крик.
Оба	медленно	обернулись.
Отчаянно	крича	и	размахивая	руками,	к	ним	бежал	по	берегу	мальчик.

И	 в	 голосе	 его	 было	 что-то	 такое,	 от	 чего	 Тома	 пробрала	 дрожь.	 Он
обхватил	себя	руками	за	плечи	и	ждал.



–	Там…	там…
Мальчик	подбежал,	задыхаясь,	ткнул	рукой	назад	вдоль	берега.
–	…женщина…	у	Северной	скалы…	чудная	какая-то!
–	Женщина?	–	воскликнул	Чико	и	захохотал.	–	Нет	уж,	хватит!
–	А	чем	она	чудная?	–	спросил	Том.
–	Не	знаю!	–	Глаза	у	мальчишки	были	совсем	круглые	от	страха.	–	Вы

подите	поглядите.	Страсть	какая	чудная!
–	Утопленница,	что	ли?
–	 Может,	 и	 так.	 Выплыла	 и	 лежит	 на	 берегу,	 вы	 сами	 поглядите…

чудно…	 –	 Мальчишка	 умолк.	 Опять	 обернулся	 в	 ту	 сторону,	 откуда
прибежал.	–	У	нее	рыбий	хвост.

Чико	засмеялся:
–	Мы	пока	еще	трезвые.
–	Я	не	вру!	Честное	слово!	–	Мальчик	нетерпеливо	переступал	с	ноги

на	ногу.	–	Ох,	пожалуйста,	скорей!
Он	бросился	было	бежать,	но	почувствовал,	что	они	за	ним	не	идут,	и	в

отчаянии	обернулся.
Неожиданно	для	себя	Том	выговорил	непослушными	губами:
–	 Навряд	 ли	 мальчишка	 бежал	 в	 такую	 даль,	 только	 чтобы	 нас

разыграть.
–	Бывает,	и	не	из-за	таких	пустяков	бегают,	–	возразил	Чико.
–	Ладно,	сынок,	иду,	–	сказал	Том.
–	Спасибо.	Ой,	спасибо,	мистер!
И	 мальчик	 побежал	 дальше.	 Пройдя	шагов	 тридцать,	 Том	 оглянулся.

Чико,	щурясь,	 смотрел	 ему	вслед,	потом	пожал	плечами,	устало	отряхнул
руки	от	песка	и	поплелся	за	ним.

Они	шли	на	 север	по	песчаному	берегу,	 в	предвечернем	свете	 видны
были	 морщинки,	 прорезавшиеся	 на	 загорелых	 лицах	 вокруг	 блеклых,
выцветших	 на	 солнце	 глаз;	 оба	 казались	 моложе	 своих	 лет,	 в	 коротко
остриженных	волосах	седина	незаметна.	Дул	свежий	ветер,	волны	океана	с
протяжным	гулом	бились	о	берег.

–	А	вдруг	это	правда?	–	произнес	Том.	–	Вдруг	мы	придем	к	Северной
скале,	а	там	волной	и	впрямь	что-то	такое	вынесло?

Но	 Чико	 еще	 не	 успел	 ответить,	 а	 Том	 был	 уже	 далеко,	 мысли	 его
унеслись	 к	 иным	 берегам,	 где	 полным-полно	 гигантских	 крабов,	 где	 на
каждом	шагу	–	луна-рыба	и	морские	звезды,	бурые	водоросли	и	редкостные
камни.	Не	раз	ему	случалось	толковать	про	то,	сколько	диковинных	тварей
живет	в	море,	и	теперь	в	мерном	дыхании	прибоя	ему	слышались	их	имена.
«Аргонавты,	–	нашептывали	волны,	–	треска,	сайда,	сарган,	устрица,	линь,



морской	слон,	–	нашептывали	они,	–	лосось	и	камбала,	белуга,	белый	кит	и
касатка,	 морская	 собака…»	 Удивительные	 у	 них	 имена,	 и	 стараешься
представить	себе,	какие	же	они	все	с	виду.	Быть	может,	никогда	в	жизни	не
удастся	 подсмотреть,	 как	 пасутся	 они	 на	 соленых	 лугах,	 куда	 не	 смеешь
ступить	с	безопасной	твердой	 земли,	 а	 все	равно	они	там,	и	 эти	имена,	и
еще	 тысячи	 других	 вызывают	 перед	 глазами	 удивительные	 образы.
Смотришь	 –	 и	 хочется	 стать	 птицей-фрегатом	 с	 могучими	 крыльями,	 что
улетает	за	тридевять	земель	и	возвращается	через	годы,	повидав	все	моря	и
океаны.

–	Ой,	скорее!	–	Мальчишка	опять	подбежал	к	Тому,	заглянул	в	лицо.	–
Вдруг	она	уплывет!

–	Не	трепыхайся,	малец,	поспокойнее,	–	посоветовал	Чико.
Они	 обогнули	 Северную	 скалу.	 За	 нею	 стоял	 еще	 один	 мальчик	 и

неотрывно	глядел	на	песок.
Быть	 может,	 краешком	 глаза	 Том	 увидел	 на	 песке	 такое,	 на	 что	 не

решился	 посмотреть	 прямо,	 и	 он	 уставился	 на	 этого	 второго	 мальчишку.
Мальчик	 был	 бледен	 и,	 казалось,	 не	 дышал.	 Изредка	 он	 словно
спохватывался,	 переводил	 дух,	 и	 взгляд	 его	 на	 миг	 становился
осмысленным,	но	потом	опять	упирался	в	 то,	 что	лежало	на	песке,	и	чем
дольше	он	смотрел,	тем	растерянней,	ошеломленней	становилось	его	лицо
и	 опять	 стекленели	 глаза.	 Волна	 плеснула	 ему	 на	 ноги,	 намочила
теннисные	туфли,	а	он	не	шевельнулся,	даже	и	не	заметил.

Том	перевел	взгляд	с	лица	мальчика	на	песок.
И	 тотчас	 у	 него	 самого	 лицо	 стало	 такое	 же.	 Руки,	 повисшие	 вдоль

тела,	 напряглись,	 сжались	 кулаки,	 губы	 дрогнули	 и	 приоткрылись,	 и
светлые	глаза	словно	еще	больше	выцвели	от	того,	что	увидели	и	пытались
вобрать.

Солнце	 стояло	 низко,	 еще	 десять	 минут	 –	 и	 оно	 скроется	 за	 гладью
океана.

–	Накатила	большая	волна	и	ушла,	а	она	тут	осталась,	–	сказал	первый
мальчик.

На	песке	лежала	женщина.
Ее	 волосы,	 длинные-длинные,	 протянулись	 по	 песку,	 точно	 струны

огромной	 арфы.	 Вода	 перебирала	 их	 пряди,	 поднимала	 и	 опускала,	 и
каждый	раз	они	ложились	по-иному,	чертили	иной	узор	на	песке.	Длиною
они	 были	 футов	 пять,	 даже	 шесть,	 они	 разметались	 на	 твердом	 сыром
песке,	и	были	они	зеленые-зеленые.

Лицо	ее…
Том	и	Чико	наклонились	и	смотрели	во	все	глаза.



Лицо	 будто	 изваяно	 из	 белого	 песка,	 брызги	 волн	 мерцают	 на	 нем
каплями	летнего	дождя	на	лепестках	чайной	розы.	Лицо	–	как	луна	средь
бела	 дня,	 бледная,	 неправдоподобная	 в	 синеве	 небес.	 Мраморно-белое,	 с
чуть	заметными	синеватыми	прожилками	на	висках.	Сомкнутые	веки	чуть
голубеют,	как	будто	сквозь	этот	тончайший	покров	недвижно	глядят	зрачки
и	 видят	 людей,	 что	 склонились	 над	 нею	 и	 смотрят,	 смотрят…	 Нежные
пухлые	 губы,	 бледно-алые,	 как	 морская	 роза,	 плотно	 сомкнуты.	 Белую
стройную	 шею,	 белую	 маленькую	 грудь,	 набегая,	 скрывает	 и	 вновь
обнажает	 волна	 –	 набежит	 и	 отхлынет,	 набежит	 и	 отхлынет…	 Розовеют
кончики	грудей,	белеет	тело	–	белое-белое,	ослепительное,	точно	легла	на
песок	 зеленовато-белая	 молния.	 Волна	 покачивает	 женщину,	 и	 кожа	 ее
отсвечивает,	словно	жемчужина.

А	 ниже	 эта	 поразительная	 белизна	 переходит	 в	 бледную,	 нежную
голубизну,	 а	потом	бледно-голубое	переходит	в	бледно-зеленое,	 а	потом	в
изумрудно-зеленое,	 в	 густую	 зелень	 мхов	 и	 лип,	 а	 еще	 ниже	 сверкает,
искрится	 темно-зеленый	 стеклярус	 и	 темно-зеленые	 цехины,	 и	 все	 это
струится,	 переливается	 зыбкой	 игрой	 света	 и	 тени	 и	 заканчивается
разметавшимся	на	песке	кружевным	веером	из	пены	и	алмазов.	Меж	двумя
половинами	этого	создания	нет	границы,	женщина-жемчужина,	светящаяся
белизной,	 вся	 из	 чистейшей	 воды	 и	 ясного	 неба,	 неуловимо	 переходит	 в
существо,	 рожденное	 скользить	 в	 пучинах	 и	 мчаться	 в	 буйных
стремительных	водах,	 что	 снова	и	 снова	набегают	на	берег	и	 каждый	раз
пытаются,	 отпрянув,	 увлечь	 ее	 за	 собой	 в	 родную	 глубь.	 Эта	 женщина
принадлежит	 морю,	 она	 сама	 –	 море.	 Они	 –	 одно,	 их	 не	 разделяет	 и	 не
соединяет	 никакой	 рубец	 или	 морщинка,	 ни	 единый	 стежок	 или	 шов;
и	кажется	–	а	быть	может,	не	только	кажется,	–	что	кровь,	которая	струится
в	 жилах	 этого	 создания,	 опять	 и	 опять	 переливается	 в	 холодные	 воды
океана	и	смешивается	с	ними.

–	Я	хотел	звать	на	помощь,	–	первый	мальчик	говорил	чуть	слышно.	–
А	 Прыгун	 сказал,	 она	 мертвая,	 ей	 все	 равно	 не	 поможешь.	 Неужто
померла?

–	А	 она	 и	 не	 была	живая,	 –	 вдруг	 сказал	Чико,	 и	 все	 посмотрели	 на
него.	 –	 Ну	 да,	 –	 продолжал	 он.	 –	 Просто	 ее	 сделали	 для	 кино.	 Натянули
резину	на	проволочный	каркас,	да	и	все.	Это	кукла,	марионетка.

–	Ой,	нет!	Она	настоящая!
–	 Наверное,	 и	 фабричная	 марка	 где-нибудь	 есть,	 –	 сказал	 Чико.	 –

Сейчас	поглядим.
–	Не	надо!	–	охнул	первый	мальчик.
–	Фу,	черт…



Чико	 хотел	 перевернуть	 тело,	 но,	 едва	 коснувшись	 его,	 замер.
Опустился	на	колени,	и	лицо	у	него	стало	какое-то	странное.

–	Ты	что?	–	спросил	Том.
Чико	поднес	свою	руку	к	глазам,	недоуменно	уставился	на	нее.
–	Стало	быть,	я	ошибся…	–	Ему	словно	не	хватало	голоса.
Том	взял	руку	женщины	повыше	кисти.
–	Пульс	бьется.
–	Это	ты	свое	сердце	слышишь.
–	Ну,	не	знаю…	а	может…	может	быть…
На	 песке	 лежала	 женщина,	 и	 выше	 пояса	 вся	 она	 была	 как

пронизанный	 луною	 жемчуг	 и	 пена	 прилива,	 а	 ниже	 пояса	 блестели	 и
вздрагивали	под	дыханием	ветра	и	волн	и	наплывали	друг	на	друга	черные
с	прозеленью	старинные	монеты.

–	Это	какой-то	фокус!	–	неожиданно	выкрикнул	Чико.
–	Нет,	нет!	–	Так	же	неожиданно	Том	засмеялся.	–	Никакой	не	фокус!

Вот	здорово-то!	С	малых	лет	мне	не	было	так	хорошо!
Они	медленно	обошли	вокруг	женщины.	Волна	коснулась	белой	руки,

и	 пальцы	 едва	 заметно	 дрогнули,	 будто	 поманили.	 Будто	 она	 звала	 и
просила:	пусть	придет	еще	волна,	и	еще,	и	еще…	пусть	поднимет	пальцы,
ладонь,	руку	до	локтя,	до	плеча,	а	там	и	голову,	и	все	тело,	пусть	унесет	ее
всю	назад	в	морскую	глубь.

–	 Том…	–	 начал	Чико	 и	 запнулся,	 потом	 договорил:	 –	 Ты	 бы	 сходил
поймал	грузовик.

Том	не	двинулся	с	места.
–	Слыхал,	что	я	говорю?
–	Да,	но…
–	Чего	там	«но»?	Мы	эту	штуку	продадим	куда-нибудь,	уж	не	знаю…	в

университет,	 или	 в	 аквариум	 на	 Тюленьем	 берегу,	 или…	 черт	 возьми,	 да
почему	 бы	 нам	 самим	 ее	 не	 показывать?	 Слушай…	 –	Он	 потряс	 Тома	 за
плечо:	–	Езжай	на	пристань.	Купи	триста	фунтов	битого	льда.	Ведь	если	что
выловишь	из	воды,	всегда	надо	хранить	во	льду,	верно?

–	Не	знаю,	не	думал	про	это.
–	Так	вот	подумай.	Да	пошевеливайся!
–	Не	знаю,	Чико.
–	 Чего	 тут	 не	 знать?	 Она	 настоящая,	 верно?	 –	 Чико	 обернулся	 к

мальчикам:	–	Вы	же	сами	говорите,	что	она	настоящая.	Так	какого	беса	мы
все	ждем?

–	Чико,	–	сказал	Том,	–	ты	уж	лучше	ступай	за	льдом	сам.
–	Надо	ж	кому-то	остаться	и	приглядеть,	чтоб	ее	отсюда	не	смыло!



–	Чико,	–	сказал	Том,	–	уж	не	знаю,	как	тебе	объяснить.	Неохота	мне
добывать	этот	твой	лед.

–	 Ладно,	 сам	 поеду.	 А	 вы,	 ребята,	 подгребите	 побольше	 песка,	 чтоб
волны	до	нее	не	доставали.	Я	вам	за	 это	дам	по	пять	монет	на	брата.	Ну,
поживей!

Смуглые	 лица	 мальчиков	 стали	 красновато-бронзовыми	 от	 лучей
солнца,	 которое	 краешком	 уже	 коснулось	 горизонта.	 И	 глаза	 их,
устремленные	на	Чико,	тоже	были	цвета	бронзы.

–	Чтоб	мне	провалиться!	–	сказал	Чико.	–	Эта	находка	получше	серой
амбры.	–	Он	взбежал	на	ближнюю	дюну,	крикнул	оттуда:	–	А	ну,	давайте
работайте!	–	И	исчез	из	виду.

А	Том	и	оба	мальчика	остались	у	Северной	скалы	рядом	с	женщиной,
одиноко	лежащей	на	берегу,	и	солнце	на	западе	уже	на	четверть	скрылось
за	горизонтом.	Песок	и	женщина	стали	как	розовое	золото.

–	Махонькая	черточка	–	и	все,	–	прошептал	второй	мальчик.
Ногтем	он	тихонько	провел	у	себя	по	шее.	И	кивнул	на	женщину.	Том

опять	наклонился	и	увидел	под	твердым	маленьким	подбородком	справа	и
слева	чуть	заметные	тонкие	линии	–	здесь	были	раньше,	может	быть	давно,
жабры;	сейчас	они	плотно	закрылись,	их	едва	можно	было	различить.

Он	 всмотрелся	 в	 ее	 лицо,	 длинные	 пряди	 волос	 лежали	 на	 песке,
словно	лира.

–	Красивая,	–	сказал	он.
Мальчики,	сами	того	не	замечая,	согласно	кивнули.
Позади	 них	 с	 дюны	 шумно	 взлетела	 чайка.	 Мальчики	 ахнули,

порывисто	обернулись.
Тома	пробила	дрожь.	Он	видел,	что	и	мальчиков	трясет.	Где-то	рявкнул

автомобильный	гудок.	Все	испуганно	мигнули.	Поглядели	вверх,	в	сторону
дороги.

Волна	плеснула	на	тело,	окружила	его	прозрачной	водяной	рамкой.
Том	кивнул	мальчикам,	чтоб	отошли	в	сторону.
Волна	приподняла	тело,	сдвинула	его	на	дюйм	вверх,	потом,	уходя,	на

два	дюйма	вниз,	к	воде.
Набежала	 новая	 волна,	 сдвинула	 тело	 на	 два	 дюйма	 вверх,	 потом,

уходя,	на	шесть	дюймов	вниз,	к	воде.
–	Но	ведь…	–	сказал	первый	мальчик.
Том	покачал	головой.
Третья	волна	снесла	тело	на	два	фута	ближе	к	краю	воды.	Следующая

сдвинула	 его	 еще	 на	 фут	 ниже,	 на	 мокрую	 гальку,	 а	 три	 нахлынувшие
следом	–	еще	на	шесть	футов.



Первый	мальчик	вскрикнул	и	кинулся	к	женщине.
Том	 перехватил	 его	 на	 бегу,	 придержал	 за	 плечо.	 Лицо	 у	 мальчишки

стало	растерянным,	испуганным	и	несчастным.
На	минуту	море	 притихло,	 успокоилось.	 Том	 смотрел	 на	женщину	 и

думал:	 да,	 настоящая,	 та	 самая,	 моя…	 но…	 она	 мертва.	 А	 может,	 и	 не
мертва,	но,	если	останется	здесь,	умрет.

–	 Нельзя	 ее	 упустить!	 –	 сказал	 первый	 мальчик.	 –	 Никак,	 ну	 никак
нельзя!

Второй	мальчик	шагнул	и	стал	между	женщиной	и	морем.
–	 А	 если	 оставим	 ее	 у	 себя,	 что	 будем	 с	 ней	 делать?	 –	 спросил	 он,

требовательно	глядя	на	Тома.
Первый	напряженно	думал.
–	Мы…	мы…	–	запнулся,	покачал	головой.	–	Ах	ты,	черт!
Второй	шагнул	в	сторону,	освобождая	путь	к	морю.
Нахлынула	 огромная	 волна.	 А	 потом	 она	 схлынула,	 и	 остался	 один

только	песок,	и	на	нем	–	ничего.	Белизна,	черные	алмазы,	струны	большой
арфы	–	все	исчезло.

Они	стояли	у	самой	воды	–	взрослый	и	двое	мальчишек	–	и	смотрели
вдаль…	а	потом	позади,	на	дюнах,	взревел	грузовик.

Солнце	зашло.
Послышались	 тяжелые	 торопливые	 шаги	 по	 песку	 и	 громкий

сердитый	крик.

*	*	*

В	 грузовичке	 на	 широких	 колесах	 они	 долго	 ехали	 по	 темнеющему
берегу	 и	 молчали.	Мальчики	 сидели	 в	 кузове	 на	 мешках	 с	 битым	 льдом.
Потом	Чико	 стал	ругаться,	 он	ругался	 вполголоса,	 без	 устали,	 поминутно
сплевывая	за	окошко.

–	 Триста	 фунтов	 льда.	 Триста	 фунтов!	 Куда	 я	 теперь	 его	 дену?	 И
промок	насквозь,	хоть	выжми.	Я-то	сразу	нырнул,	плавал,	искал	ее,	а	ты	и	с
места	не	двинулся.	Болван,	 разиня!	Вечно	все	испортит!	Вечно	одно	и	 то
же!	 Пальцем	 не	 пошевельнет,	 стоит	 столбом,	 хоть	 бы	 сделал	 что-нибудь,
так	нет	же,	только	глазами	хлопает!

–	 Ну	 а	 ты	 что	 делал,	 скажи	 на	 милость?	 –	 устало	 сказал	 Том,	 не
поворачивая	 головы.	 –	Ты	 тоже	 верен	 себе,	 вечно	 та	же	история.	На	 себя
поглядел	бы.

Они	высадили	мальчиков	возле	их	лачуги	на	берегу.	Младший	сказал



так	тихо,	что	еле	можно	было	расслышать	сквозь	шум	ветра:
–	Надо	же,	никто	и	не	поверит…
Они	поехали	берегом	дальше,	 остановили	машину.	Чико	минуты	 три

сидел	не	шевелясь,	потом	кулаки	его,	стиснутые	на	коленях,	разжались,	и
он	фыркнул:

–	Черт	подери.	Пожалуй,	так	оно	к	лучшему.	–	Он	глубоко	вздохнул.	–
Я	сейчас	подумал.	Забавная	штука.	Годиков	эдак	через	тридцать	среди	ночи
вдруг	 зазвонит	 у	 нас	 телефон.	 Вот	 эти	 самые	 парнишки,	 только	 они	 уже
выросли,	 выпивают	 где-нибудь	 там,	 в	 баре,	 и	 вот	 один	 звонит	 нам	 по
междугородному.	Среди	ночи	звонит,	понадобилось	им	задать	один	вопрос.
Это,	 мол,	 все	 правда,	 верно	 ведь?	 Это,	 мол,	 на	 самом	 деле	 было,	 верно?
Случилось	 с	 нами	 со	 всеми	 такое	 когда-то	 там,	 в	 девятьсот	 пятьдесят
восьмом?	А	мы	с	тобой	сидим	на	краю	постели	–	ночь	ведь	–	и	отвечаем:
верно,	 ребятки,	 все	 чистая	 правда,	 было	 с	 нами	 такое	 дело	 в	 пятьдесят
восьмом	 году.	 И	 они	 скажут:	 вот	 спасибо!	 А	 мы	 им:	 не	 стоит
благодарности,	 всегда	 к	 вашим	 услугам.	 И	 мы	 все	 распрощаемся.	 А	 еще
годика	через	три,	глядишь,	парнишки	опять	позвонят.

Вдвоем	они	долго	сидели	в	темноте	на	ступеньках	крыльца.
–	Том.
–	Что?
Чико	договорил	не	сразу:
–	Том…	на	той	неделе	ты	не	уедешь.
Том	задумался,	сжимая	в	пальцах	давно	погасшую	сигарету.	И	понял:

никуда	он	теперь	отсюда	не	уедет.	Нет,	и	завтра,	и	послезавтра,	и	каждый
день,	 каждый	 день	 он	 будет	 спускаться	 к	 воде,	 и	 кидаться	 в	 темные
провалы	 под	 высокие,	 изогнутые	 гребни	 волн,	 и	 плавать	 среди	 зеленых
кружев	и	слепящих	белых	огней.	Завтра,	послезавтра,	всегда.

–	Верно,	Чико.	Я	остаюсь.
И	вот	на	берег,	что	протянулся	на	 тысячу	миль	к	 северу	и	на	 тысячу

миль	 к	 югу,	 надвигается	 нескончаемая	 извилистая	 вереница	 серебряных
зеркал.	Ни	единого	дома	не	отражают	они,	ни	единого	дерева,	ни	дороги,
ни	 машины,	 ни	 хотя	 бы	 человека.	 В	 них	 отражается	 лишь	 безмолвная,
невозмутимая	 луна,	 и	 тотчас	 они	 разбиваются,	 разлетаются	 мириадами
осколков	и	покрывают	весь	берег	зыбкой	тускнеющей	пеленой.	Ненадолго
океан	 темнеет,	 готовясь	 выдвинуть	 новую	 вереницу	 зеркал	 на	 диво	 этим
двоим,	а	они	все	сидят	на	песке	и	смотрят,	смотрят,	не	мигая,	и	ждут.



Земляничное	окошко[23]	
Ему	снилось,	что	он	закрывает	парадную	дверь	с	цветными	стеклами:

тут	 и	 земляничные	 стекла,	 и	 лимонные,	 и	 совсем	 белые,	 как	 облака,	 и
прозрачные,	 как	 родник.	 Две	 дюжины	 разноцветных	 квадратиков
обрамляют	большое	стекло	посредине;	одни	цветом	как	вино,	как	настойка
или	фруктовое	желе,	 другие	 –	 прохладные,	 как	 льдинки.	Помнится,	 когда
он	был	совсем	еще	малыш,	отец	подхватывал	его	на	руки	и	говорил:

–	Гляди!
И	 за	 зеленым	 стеклом	 весь	 мир	 становился	 изумрудным,	 точно	 мох,

точно	летняя	мята.
–	Гляди!
Сиреневое	стекло	обращало	прохожих	в	гроздья	блеклого	винограда.	И

наконец,	земляничное	окошко	в	любую	пору	омывало	город	теплой	розовой
волной,	 окутывало	 алой	 рассветной	 дымкой,	 а	 свежескошенная	 лужайка
становилась	 точь-в-точь	 ковер	 с	 какого-нибудь	 персидского	 базара.
Земляничное	окошко,	самое	лучшее	из	всех,	покрывало	румянцем	бледные
щеки,	и	холодный	осенний	дождь	теплел,	и	февральская	метель	вспыхивала
вихрями	веселых	огоньков.

–	А-ах…
Он	проснулся.
Мальчики	 разбудили	 его	 своим	 негромким	 разговором,	 но	 он	 еще	 не

совсем	очнулся	от	сна	и	лежал	в	темноте,	слушал,	как	печально	звучат	их
голоса…	 Так	 бормочет	 ветер,	 вздымая	 белый	 песок	 со	 дна	 пересохших
морей,	среди	синих	холмов…	И	тогда	он	вспомнил.

Мы	на	Марсе.
–	Что?	–	вскрикнула	спросонок	жена.
А	 он	 и	 не	 заметил,	 что	 сказал	 это	 вслух;	 он	 старался	 лежать	 совсем

тихо,	 боялся	 шелохнуться.	 Но	 уже	 возвращалось	 чувство	 реальности	 и	 с
ним	 странное	 оцепенение;	 вот	 жена	 встала,	 бродит	 по	 комнате	 точно
призрак:	 то	к	одному	окну	подойдет,	 то	к	другому	–	 а	окна	в	их	 сборном
металлическом	домике	маленькие,	прорезаны	высоко	–	и	подолгу	смотрит
на	ясные,	но	чужие	звезды.

–	Кэрри,	–	прошептал	он.
Она	не	слышала.
–	 Кэрри,	 –	 шепотом	 повторил	 он,	 –	 мне	 надо	 сказать	 тебе…	 целый

месяц	собирался.	Завтра…	завтра	утром	у	нас	будет…



Но	жена	сидела	в	голубоватом	отсвете	звезд	точно	каменная	и	даже	не
смотрела	в	его	сторону.

Он	зажмурился.
Вот	 если	 бы	 солнце	 никогда	 не	 заходило,	 думал	 он,	 если	 бы	 ночей

вовсе	не	было…	ведь	днем	он	сколачивает	сборные	дома	будущего	поселка,
мальчики	 в	 школе,	 а	 Кэрри	 хлопочет	 по	 хозяйству	 –	 уборка,	 стряпня,
огород…	 Но	 после	 захода	 солнца	 уже	 не	 надо	 рыхлить	 клумбы,
заколачивать	 гвозди	 или	 решать	 задачки,	 и	 тогда	 в	 темноте,	 как	 ночные
птицы,	ко	всем	слетаются	воспоминания.

Жена	пошевелилась,	чуть	повернула	голову.
–	Боб,	–	сказала	она	наконец,	–	я	хочу	домой.
–	Кэрри!
–	Здесь	мы	не	дома,	–	сказала	она.
В	полутьме	ее	глаза	блестели,	полные	слез.
–	Потерпи	еще	немножко,	Кэрри.
–	Нет	у	меня	больше	никакого	терпения!
Двигаясь	 как	 во	 сне,	 она	 открывала	 ящики	 комода,	 вынимала	 стопки

носовых	 платков,	 белье,	 рубашки	 и	 укладывала	 на	 комод	 сверху	 –
машинально,	не	глядя.	Сколько	раз	уже	так	бывало,	привычка.	Скажет	так,
достанет	вещи	из	комода	и	долго	стоит	молча,	а	потом	уберет	все	на	место
и	 с	 застывшим	 лицом,	 с	 сухими	 глазами	 снова	 ляжет,	 будет	 думать,
вспоминать.	 Ну	 а	 вдруг	 настанет	 такая	 ночь,	 когда	 она	 опустошит	 все
ящики	и	возьмется	за	старые	чемоданы,	что	составлены	горкой	у	стены?

–	Боб…	–	в	ее	голосе	не	слышно	горечи,	он	тихий,	ровный,	тусклый,
как	лунный	свет,	при	котором	видно	каждое	ее	движение.	–	За	эти	полгода	я
уж	сколько	раз	по	ночам	так	говорила,	просто	стыд	и	срам.	У	тебя	работа
тяжелая,	 ты	 строишь	 город.	 Когда	 человек	 так	 тяжело	 работает,	 жена	 не
должна	ему	плакаться	и	жилы	из	него	тянуть.	Но	надо	же	душу	отвести,	не
могу	 я	 молчать.	 Больше	 всего	 я	 истосковалась	 по	 мелочам.	 По	 ерунде
какой-то,	 сама	 не	 знаю.	 Помнишь	 качели	 у	 нас	 на	 веранде?	 И	 плетеную
качалку?	 Дома,	 в	 Огайо,	 летним	 вечером	 сидишь	 и	 смотришь,	 кто	 мимо
пройдет	 или	 проедет.	 И	 наше	 пианино	 расстроенное.	 И	 какой-никакой
хрусталь.	 И	 мебель	 в	 гостиной…	 ну	 да,	 конечно,	 она	 вся	 старая,
громоздкая,	неуклюжая,	я	и	сама	знаю…	И	китайская	люстра	с	подвесками,
как	 подует	 ветер,	 они	 и	 звенят.	 А	 в	 летний	 вечер	 сидишь	 на	 веранде	 и
можно	перемолвиться	словечком	с	соседями.	Все	это	вздор,	глупости…	все
это	неважно.	Но	почему-то,	как	проснешься	в	три	часа	ночи,	отбою	нет	от
этих	мыслей.	Ты	меня	прости.

–	Да	разве	ты	виновата?	–	сказал	он.	–	Марс	–	место	чужое.	Тут	все	не



как	 дома	 –	 и	 пахнет	 чудно,	 и	 на	 глаз	 непривычно,	 и	 на	 ощупь.	 Я	 и	 сам
ночами	про	это	думаю.	А	на	Земле	какой	славный	наш	городок!

–	Весной	и	 летом	 весь	 в	 зелени,	 –	 подхватила	жена.	 –	А	 осенью	все
желтое	да	красное.	И	дом	у	нас	был	славный.	И	какой	старый!	Господи,	лет
восемьдесят,	 а	 то	 и	 все	 девяносто!	 По	 ночам,	 бывало,	 я	 все	 слушала,	 он
вроде	 разговаривает,	 шепчет.	 Дерево-то	 сухое	 –	 и	 перила,	 и	 веранда,	 и
пороги.	Только	тронь	–	и	отзовется.	Каждая	комната	на	свой	лад.	А	если	у
тебя	весь	дом	разговаривает,	это	как	семья:	собрались	ночью	вокруг	родные
и	баюкают	–	спи,	мол,	усни.	Таких	домов	нынче	не	строят.	Надо,	чтобы	в
доме	 жило	 много	 народу	 –	 отцы,	 деды,	 внуки,	 тогда	 он	 с	 годами	 и
обживется,	и	согреется.	А	эта	наша	коробка…	да	она	и	не	знает,	что	я	тут,
ей	все	едино,	жива	я	или	померла.	И	голос	у	нее	жестяной,	а	жесть	–	она
холодная.	У	нее	и	пор	таких	нет,	чтоб	годы	впитались.	Погреба	нет,	некуда
откладывать	 припасы	 на	 будущий	 год	 и	 еще	 на	 потом.	 И	 чердака	 нету,
некуда	прибрать	 всякое	 старье,	 что	 осталось	 с	 прошлого	 года	и	 что	 было
еще	до	твоего	рождения.	Знаешь,	Боб,	вот	было	бы	у	нас	тут	хоть	немножко
старого,	 привычного,	 тогда	 и	 со	 всем	 новым	можно	 бы	 сжиться.	А	 когда
все-все	новое,	чужое,	каждая	малость,	так	вовек	не	свыкнешься.

В	темноте	он	кивнул:
–	Я	и	сам	так	думал.
Она	 смотрела	 туда,	 где	 на	 чемоданах,	 прислоненных	 к	 стене,

поблескивали	лунные	блики.	И	протянула	руку.
–	Кэрри!
–	Что?
Он	порывисто	сел,	спустил	ноги	на	пол.
–	 Кэрри,	 я	 учинил	 одну	 несусветную	 глупость.	 Все	 эти	 месяцы	 я

ночами	слушаю,	как	ты	тоскуешь	по	дому,	и	мальчики	тоже	просыпаются	и
шепчутся,	и	ветер	свистит,	и	за	стеной	Марс,	моря	эти	засохшие…	и…	–	Он
запнулся,	трудно	глотнул.	–	Ты	должна	понять,	что	я	такое	сделал	и	почему.
Месяц	назад	у	нас	были	в	банке	деньги,	сбережения	за	десять	лет,	так	вот,	я
их	истратил,	все	как	есть,	без	остатка.

–	Боб!!!
–	Я	их	выбросил,	Кэрри,	честное	слово,	пустил	на	ветер.	Думал	всех

порадовать.	А	вот	сейчас	ты	так	говоришь,	и	эти	распроклятые	чемоданы
тут	стоят,	и…

–	 Как	 же	 так,	 Боб?	 –	 Она	 повернулась	 к	 нему.	 –	 Стало	 быть,	 мы
торчали	здесь,	на	Марсе,	терпели	здешнюю	жизнь	и	откладывали	каждый
грош,	а	ты	взял	да	все	сразу	и	просадил?

–	Сам	не	 знаю,	может,	 я	просто	рехнулся,	 –	 сказал	он.	 –	Слушай,	 до



утра	уже	недалеко.	Встанем	пораньше.	Пойдешь	со	мной	и	сама	увидишь,
что	я	сделал.	Ничего	не	хочу	говорить,	сама	увидишь.	А	если	это	все	зря	–
ну	 что	 ж,	 чемоданы	 –	 вот	 они,	 а	 ракета	 на	 Землю	 идет	 четыре	 раза	 в
неделю.

Кэрри	не	шевельнулась.
–	Боб,	Боб…	–	шептала	она.
–	Не	говори	сейчас,	не	надо,	–	попросил	муж.
–	Боб,	Боб…
Она	медленно	 покачала	 головой,	 ей	 все	 не	 верилось.	Он	 отвернулся,

вытянулся	на	кровати	с	одного	боку,	а	она	села	с	другого	боку	и	долго	не
ложилась,	 все	 смотрела	 на	 комод,	 где	 так	 и	 остались	 сверху	 наготове
ровные	 стопки	 носовых	 платков,	 белье,	 ее	 кольца	 и	 безделушки.	 А	 за
стенами	 ветер,	 пронизанный	 лунным	 светом,	 вздувал	 уснувшую	 пыль	 и
развеивал	ее	в	воздухе.

Наконец	 Кэрри	 легла,	 но	 не	 сказала	 больше	 ни	 слова,	 лежала	 как
неживая	и	остановившимися	глазами	смотрела	в	ночь,	в	длинный-длинный
туннель	–	когда	же	там,	в	конце,	забрезжит	рассвет?

Она	 поднялась	 чуть	 свет,	 но	 тесный	 домишко	 не	 ожил	 –	 стояла
гнетущая	тишина.	Отец,	мать	и	сыновья	молча	умылись	и	оделись,	молча
принялись	 за	 поджаренный	 хлеб,	 фруктовый	 сок	 и	 кофе,	 и	 под	 конец	 от
этого	 молчания	 уже	 хотелось	 завопить;	 никто	 не	 смотрел	 прямо	 в	 лицо
другому,	 все	 следили	 друг	 за	 другом	 исподтишка,	 по	 отражениям	 в
фарфоровых	 и	 никелированных	 боках	 тостера,	 чайника,	 сахарницы,	 –
искривленные,	 искаженные	 черты	 казались	 в	 этот	 ранний	 час	 до	 ужаса
чужими.	Потом	наконец	отворили	дверь	(в	дом	ворвался	ветер,	что	дует	над
холодными	 марсианскими	 морями,	 где	 ходят,	 опадают	 и	 снова	 встают
призрачным	 прибоем	 одни	 лишь	 голубые	 пески),	 и	 вышли	 под	 голое,
пристальное,	 холодное	 небо,	 и	 побрели	 к	 городу,	 который	 казался	 только
декорацией	там,	в	дальнем	конце	огромных	пустых	подмостков.

–	Куда	мы	идем?	–	спросила	Кэрри.
–	На	космодром,	–	ответил	муж.	–	Но	по	дороге	я	должен	вам	много

чего	сказать.
Мальчики	 замедлили	 шаг	 и	 теперь	 шли	 позади	 родителей	 и

прислушивались.	А	 отец	 заговорил,	 глядя	прямо	перед	 собой;	 он	 говорил
долго	 и	 ни	 разу	 не	 оглянулся	 на	 жену	 и	 сыновей,	 не	 посмотрел,	 как
принимают	они	его	слова.

–	Я	верю	в	Марс,	–	начал	он	негромко.	–	Верю,	придет	время	–	и	он
станет	по-настоящему	нашим.	Мы	его	одолеем.	Мы	здесь	обживемся.	Мы
не	пойдем	на	попятный.	С	год	назад,	когда	мы	только-только	прилетели,	я



вдруг	будто	споткнулся.	Почему,	думаю,	нас	 сюда	 занесло?	А	вот	потому.
Это	как	с	лососем,	каждый	год	та	же	история.	Лосось,	он	и	сам	не	 знает,
почему	плывет	в	дальние	края,	а	все	равно	плывет.	Вверх	по	течению,	по
каким-то	 рекам,	 которых	 он	 не	 знает	 и	 не	 помнит,	 по	 быстрине,	 через
водопады	перескакивает	–	и	под	конец	добирается	до	того	места,	где	мечет
икру,	 а	 потом	 помирает,	 и	 все	 начинается	 сызнова.	 Родовая	 память,
инстинкт	–	назови	как	угодно,	но	так	оно	и	идет.	Вот	и	мы	забрались	сюда.

Они	шли	в	утренней	тишине,	бескрайнее	небо	неотступно	следило	за
ними,	странные	голубые	и	белые,	точно	клубы	пара,	пески	струились	под
ногами	по	недавно	проложенному	шоссе.

–	 Вот	 и	 мы	 забрались	 сюда.	 А	 после	 Марса	 куда	 двинемся?	 На
Юпитер,	Нептун,	Плутон	 и	 еще	 дальше?	Верно.	 Еще	 дальше.	А	 почему?
Когда-нибудь	настанет	день	–	и	наше	Солнце	взорвется,	как	дырявый	котел.
Бац	–	и	от	Земли	следа	не	останется.	А	Марс,	может	быть,	и	не	пострадает,
а	если	и	пострадает,	так,	может,	Плутон	уцелеет,	а	если	нет,	что	тогда	будет
с	нами,	то	бишь	с	нашими	праправнуками?

Он	упорно	смотрел	вверх,	в	ясное	чистое	небо	цвета	спелой	сливы.
–	Что	ж,	мы	тогда	будем,	может	быть,	где-нибудь	в	неизвестном	мире,

у	 которого	 и	 названия	 пока	 нет,	 только	 номер…	 скажем,	 шестая	 планета
девяносто	 седьмой	 звездной	 системы	 или	 планета	 номер	 два	 системы
девяносто	девять!	И	такая	это	чертова	даль,	что	сейчас	ни	в	страшном	сне,
ни	 в	 бреду	 не	 представишь!	 Мы	 улетим	 отсюда,	 понимаете,	 уберемся
подальше	–	и	уцелеем!	И	тут	я	сказал	себе:	ага!	Вот	почему	мы	прилетели
на	Марс,	вот	почему	люди	запускают	в	небо	ракеты!

–	Боб…
–	Погоди,	дай	досказать.	Это	не	ради	денег,	нет.	И	не	ради	того,	чтобы

поглазеть	 на	 разные	 разности.	 Так	 многие	 говорят,	 но	 это	 все	 вранье,
выдумки.	Говорят	–	летим,	чтобы	разбогатеть,	чтобы	прославиться.	Говорят
–	 для	 развлечения,	 скучно,	мол,	 сидеть	 на	 одном	месте.	А	 на	 самом	деле
внутри	знай	что-то	тикает,	все	равно	как	у	лосося,	или	у	кита,	или	у	самого
ничтожного	 невидимого	микроба.	 Такие	 крохотные	 часики,	 они	 тикают	 в
каждой	живой	твари,	и	знаешь,	что	они	говорят?	Иди	дальше,	говорят,	не
засиживайся	 на	месте,	 не	 останавливайся,	 плыви	 и	 плыви.	Лети	 к	 новым
мирам,	строй	новые	города,	еще	и	еще,	чтоб	ничто	на	свете	не	могло	убить
Человека.	Понимаешь,	Кэрри?	Ведь	это	не	просто	мы	с	тобой	прилетели	на
Марс.	От	 того,	 что	мы	 успеем	на	 своем	 веку,	 зависит	 судьба	 всех	 людей,
черт	подери,	судьба	всего	рода	людского.	Даже	смешно,	вон	куда	махнул,	а
ведь	это	так	огромно,	что	страх	берет.

Сыновья,	 не	 отставая,	 шли	 за	 ним,	 и	 Кэрри	 шла	 рядом,	 хотелось



поглядеть	на	нее,	прочесть	по	ее	лицу,	как	она	принимает	его	слова,	но	он
не	повернул	головы.

–	 Помню,	 когда	 я	 был	 мальчишкой,	 у	 нас	 сломалась	 сеялка,	 а	 на
починку	не	было	денег,	и	мы	с	отцом	вышли	в	поле	и	кидали	семена	просто
горстью	–	так	вот,	сейчас	то	же	самое.	Сеять-то	надо,	иначе	потом	жать	не
придется.	 О	 господи,	 Кэрри,	 ты	 только	 вспомни,	 как	 писали	 в	 газетах,	 в
воскресных	приложениях:	ЧЕРЕЗ	МИЛЛИОН	ЛЕТ	ЗЕМЛЯ	ОБРАТИТСЯ	В
ЛЕД!	 Когда-то	 мальчишкой	 я	 ревмя	 ревел	 над	 такими	 статьями.	 Мать
спрашивает	–	чего	ты?	А	я	отвечаю	–	мне	их	всех	жалко,	бедняг,	которые
тогда	будут	жить	на	свете.	А	мать	 говорит	–	ты	о	них	не	беспокойся.	Так
вот,	Кэрри,	я	про	что	говорю:	на	самом-то	деле	мы	о	них	беспокоимся.	А	то
бы	 мы	 сюда	 не	 забрались.	 Это	 очень	 важно,	 чтобы	 Человек	 с	 большой
буквы	 жил	 и	 жил.	 Для	 меня	 Человек	 с	 большой	 буквы	 –	 это	 главное.
Понятно,	 я	 пристрастен,	 потому	 как	 я	 и	 сам	 того	 же	 рода-племени.	 Но
только	 люди	 всегда	 рассуждают	 насчет	 бессмертия.	 Так	 вот,	 есть	 один-
единственный	 способ	 этого	 самого	 бессмертия	 добиться:	 надо	 идти
дальше,	 засеять	Вселенную.	 Тогда,	 если	 где-то	 в	 одном	месте	 и	 случится
засуха	 или	 еще	 что,	 все	 равно	 будем	 с	 урожаем.	 Даже	 если	 на	 Землю
нападут	ржа	и	недород.	Зато	новые	всходы	поднимутся	на	Венере,	или	где
там	 еще	 люди	 поселятся	 через	 тысячу	 лет.	 Я	 на	 этом	 помешался,	 Кэрри,
право	слово,	помешался.	Как	дошел	до	этой	мысли,	прямо	загорелся,	хотел
схватить	 тебя,	 ребят,	 каждого	 встречного	 и	 поперечного	 и	 всем	 про	 это
рассказать.	А	потом	подумал:	вовсе	ни	к	чему	рассказывать.	Придет	такой
день	 или,	 может,	 ночь,	 и	 вы	 сами	 услышите,	 как	 в	 вас	 тоже	 тикают	 эти
часики,	 и	 сами	 все	 поймете,	 и	 не	 придется	 ничего	 объяснять.	 Я	 знаю,
Кэрри,	 это	 громкие	 слова,	 и,	 может,	 я	 слишком	 важно	 рассуждаю,	 я	 ведь
невелика	птица,	даже	ростом	не	вышел,	но	только	ты	мне	поверь	–	это	все
чистая	правда.

Они	 уже	шли	 по	 городу	 и	 слушали,	 как	 гулко	 отдаются	 их	 шаги	 на
пустынных	улицах.

–	А	что	же	сегодняшнее	утро?	–	спросила	Кэрри.
–	Сейчас	и	про	это	скажу.	Понимаешь,	какая-то	часть	меня	тоже	рвется

домой.	А	другой	голос	во	мне	говорит:	если	мы	отступим,	все	пропало.	Вот
я	и	подумал:	чего	нам	больше	всего	недостает?	Каких-то	старых	вещей,	к
которым	мы	привыкли	–	и	мальчики,	и	ты,	и	я.	Ну,	думаю,	если	без	какого-
то	 старья	 нельзя	 пустить	 в	 ход	 новое,	 так,	 ей-богу,	 я	 этим	 старьем
воспользуюсь.	 Помню,	 в	 учебниках	 истории	 говорится:	 тысячу	 лет	 назад
люди,	 когда	 кочевали	 с	места	на	место,	 выдалбливали	 коровий	рог,	 клали
внутрь	горящие	уголья,	и	весь	день	их	раздували,	и	вечером	на	новом	месте



разжигали	 огонь	 от	 той	 искорки,	 что	 сберегли	 с	 утра.	 Огонь	 каждый	 раз
новый,	 но	 всегда	 в	 нем	 есть	 что-то	 от	 старого.	 Вот	 я	 стал	 взвешивать	 и
обдумывать.	 Стоит	 старое	 того,	 чтоб	 вложить	 в	 него	 все	 наши	 деньги,
думаю?	Нет,	не	стоит.	Только	то	имеет	цену,	чего	мы	достигли	с	помощью
этого	старого.	Ну	ладно,	а	новое	стоит	того,	чтоб	вложить	в	него	все	наши
деньги	 без	 остатка?	 Согласен	 ты	 сделать	 ставку	 на	 то,	 что	 когда-то	 еще
будет?	Да,	согласен!	Если	таким	манером	можно	одолеть	эту	самую	тоску,
которая,	того	гляди,	затолкает	нас	обратно	на	Землю,	так	я	своими	руками
полью	все	наши	деньги	керосином	и	чиркну	спичкой!

Кэрри	 и	 мальчики	 остановились.	 Они	 стояли	 посреди	 улицы	 и
смотрели	на	него	 так,	 будто	он	был	не	 он,	 а	 внезапно	налетевший	 смерч,
который	едва	не	сбил	их	с	ног	и	вот	теперь	утихает.

–	Сегодня	утром	прибыла	грузовая	ракета,	–	сказал	он	негромко.	–	Она
привезла	кое-что	и	для	нас.	Пойдем	получим.

Они	медленно	поднялись	по	трем	ступеням,	прошли	через	гулкий	зал	в
камеру	хранения	–	двери	ее	только	что	открылись.

–	Расскажи	еще	про	лосося,	–	сказал	один	из	мальчиков.

*	*	*

Солнце	 поднялось	 уже	 высоко	 и	 пригревало,	 когда	 они	 выехали	 из
города	 во	 взятой	 напрокат	 грузовой	 машине;	 кузов	 был	 битком	 набит
корзинами,	 ящиками,	 пакетами	 –	 длинными,	 высокими,	 низенькими,
плоскими;	 все	 это	 было	 пронумеровано,	 и	 на	 каждом	 ящике	 и	 тюке
красовалась	аккуратная	надпись:	«Марс,	Нью-Толедо,	Роберту	Прентису».

Машина	 остановилась	 перед	 сборным	 домиком,	мальчики	 спрыгнули
наземь	и	помогли	матери	выйти.	Боб	еще	с	минуту	посидел	за	рулем,	потом
медленно	вылез,	обошел	машину	кругом	и	заглянул	внутрь.

К	полудню	все	ящики,	кроме	одного,	были	распакованы,	вещи	лежали
рядами	на	дне	высохшего	моря,	и	вся	семья	стояла	и	оглядывала	их.

–	Поди	сюда,	Кэрри…
Он	подвел	жену	к	крайнему	ряду,	тут	стояло	старое	крыльцо.
–	Послушай-ка.
Деревянные	ступеньки	заскрипели,	заговорили	под	ногами.
–	Ну-ка,	что	они	говорят,	а?
Она	 стояла	 на	 ветхом	 крылечке,	 сосредоточенная,	 задумчивая,	 и	 не

могла	вымолвить	ни	слова	в	ответ.	Он	повел	рукой:
–	 Тут	 крыльцо,	 там	 гостиная,	 столовая,	 кухня,	 три	 спальни.	 Часть



построим	 заново,	 часть	 привезем.	 Покуда,	 конечно,	 у	 нас	 только	 и	 есть
парадное	крыльцо,	кой-какая	мебель	для	гостиной	да	старая	кровать.

–	Все	наши	деньги,	Боб!
Он	с	улыбкой	обернулся	к	ней:
–	Ты	же	не	 сердишься?	Ну-ка	погляди	на	меня!	Ясно,	 не	 сердишься.

Через	 год	 ли,	 через	 пять	 мы	 все	 перевезем.	 И	 хрустальные	 вазы,	 и
армянский	 ковер,	 который	 нам	 твоя	 матушка	 подарила	 в	 девятьсот
шестьдесят	первом.	И	пожалуйста,	пускай	солнце	взрывается!

Они	обошли	другие	ящики,	читая	номера	и	надписи:	качели	с	веранды,
качалка,	китайские	подвески…

–	Я	сам	буду	на	них	дуть,	чтоб	звенели!
На	крыльцо	поставили	парадную	дверь	с	разноцветными	стеклами,	и

Кэрри	поглядела	в	земляничное	окошко.
–	Что	ты	там	видишь?
Но	он	и	сам	знал,	что	она	видит,	он	тоже	смотрел	в	это	окошко.	Вот	он,

Марс,	холодное	небо	потеплело,	мертвые	моря	запылали,	холмы	стали	как
груды	 земляничного	 мороженого,	 и	 ветер	 пересыпает	 пески,	 точно
тлеющие	уголья.	Земляничное	окошко,	земляничное	окошко,	оно	покрыло
все	 вокруг	 живым	 нежным	 румянцем,	 наполнило	 глаза	 и	 душу	 светом
непреходящей	 зари.	 И,	 наклонясь,	 глядя	 сквозь	 кусочек	 цветного	 стекла,
Роберт	Прентис	неожиданно	для	себя	сказал:

–	Через	год	уже	и	здесь	будет	город.	Будет	тенистая	улица,	будет	у	тебя
веранда,	 и	 друзей	 заведешь.	 Тогда	 тебе	 все	 эти	 вещи	 станут	 не	 так	 уж	 и
нужны.	 Но	 с	 этого	 мы	 сейчас	 начнем,	 это	 самая	 малость,	 зато	 свое,
привычное,	 а	 там	 дальше	 –	 больше,	 скоро	 ты	 этот	 Марс	 и	 не	 узнаешь,
покажется,	будто	весь	век	тут	жила.

Он	 сбежал	 с	 крыльца,	 подошел	 к	 последнему,	 еще	 не	 вскрытому
ящику,	обтянутому	парусиной.	Перочинным	ножом	надрезал	парусину.

–	Угадай,	что	это?	–	сказал	он.
–	Моя	кухонная	плита?	Печка?
–	 Ничего	 похожего!	 –	 Он	 тихонько,	 ласково	 улыбнулся.	 –	 Спой	 мне

песенку,	–	попросил	он.
–	Ты	совсем	с	ума	сошел,	Боб.
–	Спой	песенку,	да	такую,	чтоб	стоила	всех	денег,	которые	у	нас	были

да	сплыли	–	и	наплевать,	не	жалко!
–	Так	ведь	я	одну	только	и	умею	–	«Дженни,	Дженни,	голубка	моя…»
–	Вот	и	спой.
Но	жена	никак	не	могла	запеть,	только	беззвучно	шевелила	губами.
Он	рванул	парусину,	 сунул	 руку	 внутрь,	молча	 пошарил	 там	и	 начал



напевать	 вполголоса;	 наконец	 он	 нащупал	 то,	 что	 искал,	 и	 в	 утренней
тишине	прозвенел	чистый	фортепианный	аккорд.

–	 Вот	 так,	 –	 сказал	 Роберт	 Прентис.	 –	 А	 теперь	 споем	 эту	 песню	 с
начала	и	до	конца.	Все	вместе,	дружно!



Пришло	время	дождей[24]	
Отель	 напоминал	 высохшую	 кость	 в	 пустыне.	 Немилосердно	 жгло

солнце	 и	 накаляло	 крышу.	 По	 ночам	 воспоминания	 о	 дневном	 зное
наполняли	 комнаты,	 словно	 запах	 далекого	 лесного	 пожара.	 И	 после
наступления	 темноты	 в	 отеле	 долго	 не	 зажигали	 огней,	 ибо	 свет	 означал
зной.	Обитатели	 отеля	 предпочитали	 в	 потемках	 ощупью	 пробираться	 по
коридорам	в	тщетных	поисках	прохлады.

В	 этот	 вечер	 мистер	 Терль,	 хозяин	 отеля,	 и	 его	 единственные
постояльцы,	 мистер	 Смит	 и	 мистер	 Фермли,	 оба	 словно	 сухие	 листья
табака,	и	даже	пахли	они	сухим	табаком,	–	засиделись	на	длинной	веранде,
опоясывающей	 дом.	 Раскачиваясь	 в	 скрипучих	 креслах-качалках,	 они
ловили	 ртами	 раскаленный	 воздух	 и	 пытались	 движением	 качалок
всколыхнуть	застывший	зной.

–	 Мистер	 Терль,	 вот	 было	 бы	 здорово,	 если	 бы	 вы	 вдруг…	 как-
нибудь…	взяли	да	и	купили	установку	для	охлаждения	воздуха…

Мистер	Терль	даже	не	открыл	смеженных	век.
–	Откуда	мне	взять	деньги	на	это?	–	ответил	он	наконец	после	долгой

паузы.
Оба	постояльца	слегка	порозовели	от	стыда:	вот	уже	двадцать	лет	как

они	живут	в	отеле	и	ничего	не	платят	мистеру	Терлю.
Снова	воцарилось	молчание.	Мистер	Фермли	печально	вздохнул:
–	А	почему	бы	нам	всем	не	махнуть	отсюда	в	какой-нибудь	приличный

городишко,	где	нет	такой	адской	жары?
–	 Найдется	 ли	 охотник	 купить	 мертвый	 отель	 в	 этом	 пропащем

месте?	 –	 ответил	 мистер	 Терль.	 –	 Нет,	 останемся	 здесь	 и	 подождем
двадцать	девятого	января.

Скрип	качалок	смолк.
29	января.	Единственный	день	в	году,	когда	здесь	действительно	идут

дожди.
–	 В	 таком	 случае	 ждать	 осталось	 недолго,	 –	 сказал	 мистер	 Смит,

взглянув	 на	 карманные	 часы;	 они	 блеснули	 на	 ладони,	 словно	 желтая
луна.	 –	 Еще	 каких-нибудь	 два	 часа	 и	 девять	 минут,	 и	 наступит
долгожданное	двадцать	девятое	января.	И	на	небе	ни	облачка.

–	Сколько	я	себя	помню,	двадцать	девятого	всегда	приходили	дожди.	–
Мистер	Терль	 умолк,	 сам	 удивившись,	 как	 громко	 прозвучал	 его	 голос.	 –
Если	они	в	этом	году	и	запоздают	на	денек,	я	не	стану	роптать	и	гневить



Бога.
Мистер	Фермли	судорожно	проглотил	слюну	и	обвел	взглядом	пустой

горизонт	–	с	востока	на	запад,	до	самых	дальних	гор.
–	Интересно,	вернется	сюда	золотая	лихорадка?..
–	Золота	здесь	больше	нет,	–	ответил	мистер	Смит.	–	И	что	еще	хуже,

нет	 дождей.	Их	не	 будет	ни	 завтра,	 ни	послезавтра,	 ни	послепослезавтра.
Не	будет	весь	год.

Три	 старых	 человека	 смотрели	 на	 яркую,	 как	 солнце,	 луну,	 которая
прожгла	дыру	в	черном	пустом	небосводе.

Снова	медленно,	нехотя	заскрипели	качалки.

*	*	*

Легкий	 утренний	 ветерок	 зашелестел	 закудрявившимися	 от	 зноя
листами	 отрывного	 календаря,	 который	 висел	 на	 облупившейся	 стене
отеля.

Трое	стариков,	перекидывая	через	костлявые	плечи	подтяжки,	босиком
спустились	вниз	и,	щурясь	от	солнца,	посмотрели	на	пустой	горизонт.

–	Двадцать	девятое	января…
–	Ни	единой	милосердной	капли	дождя…
–	Все	еще	впереди,	день	только	начинается.
–	У	 кого	 впереди,	 а	 у	 кого	 и	 позади,	 –	 проворчал	мистер	Фермли	 и,

повернувшись,	исчез	в	доме.
Целых	пять	минут	понадобилось	ему,	чтобы	через	путаницу	лестниц	и

коридоров	добраться	до	своей	комнаты	и	раскаленной,	как	печь,	постели.
В	полдень	в	дверь	осторожно	просунулась	голова	мистера	Терля.
–	Мистер	Фермли?..
–	 Проклятые	 старые	 кактусы!	 Это	 мы	 с	 вами…	 –	 произнес	 мистер

Фермли,	не	поднимая	головы	с	подушки;	издали	казалось,	что	его	лицо	вот-
вот	рассыплется	в	сухую	пыль,	которая	осядет	на	шершавые	доски	пола.	–
Но	даже	кактусам,	черт	побери,	нужна	хотя	бы	капля	влаги,	чтобы	выжить
в	этом	пекле.	Заявляю	вам,	что	не	встану	до	тех	пор,	пока	не	услышу	шум
дождя,	а	не	эту	дурацкую	птичью	возню	на	крыше.

–	Молитесь	Богу	и	 готовьте	 зонтик,	мистер	Фермли,	 –	 сказал	мистер
Терль	и	осторожно,	на	цыпочках,	вышел.

Под	вечер	по	крыше	слабо	застучали	редкие	капли.
Мистер	Фермли,	не	поднимаясь,	слабым	голосом	крикнул	в	окно:
–	Нет,	 это	 не	 дождь,	 мистер	 Терль!	 Я	 знаю,	 вы	 поливаете	 крышу	 из



садового	шланга.	Благодарю,	но	не	тратьте	понапрасну	сил.
Шум	на	крыше	прекратился.	Со	двора	донесся	печальный	протяжный

вздох…
Огибая	угол	дома,	мистер	Терль	увидел,	как	оторвался	и	упал	в	серую

пыль	листок	календаря.
–	Проклятое	 двадцать	 девятое	 января!	 –	 услышал	 он	 голос	 сверху.	 –

Еще	целых	двенадцать	месяцев!
В	дверях	отеля	появился	мистер	Смит,	но	спустя	мгновение	скрылся.

Затем	 он	 появился	 снова	 с	 двумя	 помятыми	 чемоданами	 в	 руках.	 Он	 со
стуком	опустил	их	на	пол	веранды.

–	Мистер	Смит!	–	испуганно	вскричал	мистер	Терль.	–	После	двадцати
лет?	Вы	не	можете	этого	сделать!

–	Говорят,	 в	Ирландии	весь	 год	идут	дожди,	–	 сказал	мистер	Смит.	–
Найду	там	работу.	То	ли	дело	бегать	весь	день	под	дождем.

–	Вы	не	должны	уезжать,	мистер	Смит!	–	Мистер	Терль	лихорадочно
искал	веские	доводы	и	наконец	выпалил:	–	Вы	задолжали	мне	девять	тысяч
долларов!

Мистер	 Смит	 вздрогнул	 как	 от	 удара,	 и	 в	 глазах	 его	 отразились
неподдельные	боль	и	обида.

–	 Простите	 меня,	 –	 растерянно	 пролепетал	 мистер	 Терль	 и
отвернулся.	 –	 Я	 и	 сам	 не	 знаю,	 что	 говорю.	 Послушайте	 моего	 совета,
мистер	Смит,	поезжайте-ка	лучше	в	Сиэтл.	Там	каждую	неделю	выпадает
не	 менее	 пяти	 миллиметров	 осадков.	 Но	 прошу	 вас,	 подождите	 до
полуночи.	Спадет	жара,	станет	легче.	А	за	ночь	вы	доберетесь	до	города.

–	Все	равно	за	это	время	ничего	не	изменится.
–	Не	надо	терять	надежду.	Когда	все	потеряно,	остается	надежда.	Надо

всегда	во	что-то	верить.	Побудьте	со	мной,	мистер	Смит.	Можете	даже	не
садиться,	 просто	 стойте	 вот	 так	 и	 думайте,	 что	 сейчас	 придут	 дожди.
Сделайте	это	для	меня,	и	больше	я	ни	о	чем	вас	не	попрошу.

В	пустыне	внезапно	завертелись	крохотные	пыльные	вихри,	но	тут	же
исчезли.	Мистер	Смит	обвел	взглядом	горизонт.

–	 Если	 не	 хотите	 думать	 о	 дождях,	 думайте	 о	 чем	 угодно.	 Только
думайте.

Мистер	Смит	 застыл	рядом	со	своими	видавшими	виды	чемоданами.
Прошло	 пять-шесть	 минут.	 В	 мертвой	 тишине	 слышалось	 лишь	 громкое
дыхание	двух	мужчин.

Затем	мистер	Смит	с	решительным	видом	нагнулся	и	взялся	за	ручки
чемоданов.

И	тут	мистер	Терль	вдруг	прищурил	глаза,	подался	вперед	и	приложил



ладонь	к	уху.
Мистер	Смит	замер,	не	выпуская	из	рук	чемоданов.
С	гор	донесся	слабый	гул,	глухой,	еле	слышный	рокот.
–	Идет	гроза!	–	свистящим	шепотом	произнес	мистер	Терль.
Гул	нарастал;	у	подножия	горы	появилось	облачко.
Мистер	Смит	весь	вытянулся	и	даже	поднялся	на	носках.
Наверху,	 словно	 воскресший	 из	 мертвых,	 приподнялся	 и	 сел	 на

постели	мистер	Фермли.
Глаза	 мистера	 Терля	 жадно	 вглядывались	 в	 даль.	 Он	 держался	 за

деревянную	 колонну	 веранды	 и	 был	 похож	 на	 капитана	 судна,	 которому
почудилось,	 что	 легкий	 тропический	 бриз	 вдруг	 откуда-то	 донес	 аромат
цитрусовых	 и	 прохладной	 белой	 сердцевины	 кокосового	 ореха.	 Еле
заметное	 дыхание	 ветерка	 загудело	 в	 воспаленных	 ноздрях,	 как	 ветер	 в
печной	трубе.

–	Смотрите!	–	воскликнул	он.	–	Смотрите!
С	 ближайшего	 холма	 скатилось	 вниз	 облако,	 отряхивая	 пыльные

крылья,	 гремя	 и	 рокоча.	 С	 гор	 в	 долину	 с	 грохотом,	 скрежетом	 и	 стоном
съезжал	автомобиль	–	первый	за	весь	этот	месяц	автомобиль!

Мистер	Терль	боялся	оглянуться	на	мистера	Смита.
А	 мистер	 Смит	 посмотрел	 на	 потолок	 и	 подумал	 в	 эту	 минуту	 о

бедном	мистере	Фермли.

*	*	*

Мистер	Фермли	 выглянул	 в	 окно	 только	 тогда,	 когда	 перед	 отелем	 с
громким	 выхлопом	остановилась	 старая	 разбитая	машина.	И	 в	 том,	 как	 в
последний	раз	выстрелил,	а	затем	заглох	ее	мотор,	была	какая-то	печальная
окончательность.	 Машина,	 должно	 быть,	 шла	 издалека,	 по	 раскаленным
желто-серым	 дорогам,	 через	 солончаки,	 ставшие	 пустыней	 еще	 десятки
миллионов	 лет	 назад,	 когда	 отсюда	 ушел	 океан.	 И	 теперь	 этот	 старый,
расползающийся	 по	 швам	 автомобиль	 выпуска	 1924	 года,	 кое-как
скрепленный	обрывками	проволоки,	которая	торчала	отовсюду,	как	щетина
на	небритой	щеке	великана,	с	откинутым	брезентовым	верхом	–	он	размяк
от	жары,	как	мятный	леденец,	и	прилип	к	спинке	заднего	сиденья,	словно
морщинистое	веко	гигантского	глаза,	–	этот	старый	разбитый	автомобиль	в
последний	раз	вздрогнул	и	испустил	дух.

Старая	женщина	за	рулем	терпеливо	ждала,	поглядывая	то	на	мужчин,
то	на	отель,	и	словно	бы	говорила:	«Простите,	но	мой	друг	тяжко	занемог.



Мы	 знакомы	 с	 ним	 очень	 давно,	 и	 теперь	 я	 должна	 проститься	 с	 ним	 и
проводить	в	последний	путь».	Она	сидела	неподвижно,	словно	ждала,	когда
уймется	последняя	легкая	дрожь,	пробегавшая	еще	по	телу	автомобиля,	и
наступит	 то	 полное	 расслабление	 членов,	 которое	 означает	 неумолимый
конец.	 Потом	 еще	 с	 полминуты	 женщина	 оставалась	 неподвижной,
прислушиваясь	 к	 умолкшей	машине.	От	 незнакомки	 веяло	 таким	 покоем,
что	мистер	Терль	и	мистер	Смит	невольно	потянулись	к	ней.	Наконец	она
взглянула	на	них	с	печальной	улыбкой	и	приветственно	помахала	рукой.

И	мистер	Фермли,	глядевший	в	окно,	даже	не	заметил,	что	машет	ей	в
ответ.	А	мистер	Смит	подумал:	«Странно,	ведь	это	не	гроза,	а	я	почему-то
не	очень	огорчен.	Почему	же?»

А	мистер	Терль	уже	спешил	к	машине.
–	Мы	 думали…	мы	 думали…	–	Он	 растерянно	 умолк.	 –	Меня	 зовут

Терль,	Джо	Терль.
Женщина	 пожала	 протянутую	 руку	 и	 посмотрела	 на	 него	 такими

чистыми	светло-голубыми	глазами,	словно	это	были	нежные	озера,	где	вода
очищена	солнцем	и	ветрами.

–	Мисс	Бланш	Хилгуд,	–	сказала	она	тихо.	–	Выпускница	Гринельского
колледжа,	 не	 замужем,	 преподаю	 музыку,	 тридцать	 лет	 руководила
музыкальным	 студенческим	 клубом,	 была	 дирижером	 студенческого
оркестра	 в	 Грин-Сити,	 Айова,	 двадцать	 лет	 даю	 частные	 уроки	 игры	 на
фортепьяно,	 арфе	 и	 уроки	 пения,	 месяц	 как	 ушла	 на	 пенсию.	 А	 теперь
снялась	с	насиженных	мест	и	еду	в	Калифорнию.

–	Мисс	Хилгуд,	отсюда	не	так-то	просто	будет	выбраться.
–	 Я	 и	 сама	 теперь	 вижу.	 –	 Она	 с	 тревогой	 посмотрела	 на	 мужчин,

круживших	 возле	 ее	 автомобиля,	 и	 в	 эту	 минуту	 чем-то	 напомнила	 им
девочку,	 которой	 неловко	 и	 неудобно	 сидеть	 на	 коленях	 у	 больной
ревматизмом	бабушки.

–	Неужели	ничего	нельзя	сделать?	–	спросила	она.
–	 Из	 спиц	 выйдет	 неплохая	 изгородь,	 из	 тормозных	 дисков	 –	 гонг,

чтобы	 созывать	 постояльцев	 к	 обеду,	 а	 остальное,	 может,	 пригодится	 для
японского	садика.

–	Все,	кончилось.	Говорю	вам,	машине	конец.	Я	отсюда	и	то	вижу.	Не
пора	ли	нам	ужинать?	–	послышался	сверху	голос	мистера	Фермли.

Мистер	Терль	сделал	широкий	жест	рукой.
–	Мисс	Хилгуд,	милости	просим	в	отель	«Пустыня».	Открыт	двадцать

четыре	 часа	 в	 сутки.	 Беглых	 каторжников	 и	 правонарушителей	 просим
заносить	 свои	 имена	 в	 книгу	 постояльцев.	 Отдохните	 ночку,	 платить	 не
надо,	а	завтра	утром	вытащим	из	сарая	наш	старый	«Форд»	и	отвезем	вас	в



город.
Мисс	Хилгуд	милостиво	 разрешила	 помочь	 ей	 выйти	 из	 автомобиля.

Он	в	последний	раз	издал	жалобный	стон,	словно	молил	не	покидать	его.
Она	осторожно	прикрыла	дверцу,	захлопнувшуюся	с	мягким	стуком.

–	Один	друг	покинул	меня,	но	второй	все	еще	со	мной.	Мистер	Терль,
не	внесете	ли	вы	ее	в	дом?

–	Ее,	мадам?
–	Простите,	я	всегда	думаю	о	вещах	так,	словно	это	люди.	Автомобиль

был	 джентльменом,	 должно	 быть,	 потому,	 что	 возил	 меня	 повсюду.	Ну,	 а
арфа	все	же	дама,	вы	согласны?

Она	 кивком	 указала	 на	 заднее	 сиденье.	На	фоне	 неба,	 накренившись
вперед,	 словно	 нос	 корабля,	 разрезающего	 воздух,	 стоял	 узкий	 кожаный
ящик.

–	Мистер	Смит,	а	ну-ка	подсобите,	–	сказал	мистер	Терль.
Они	отвязали	высокий	ящик	и	осторожно	сняли	его	с	машины.
–	Эй,	что	это	там	у	вас?	–	крикнул	сверху	мистер	Фермли.
Мистер	Смит	споткнулся,	и	мисс	Хилгуд	испуганно	вскрикнула.	Ящик

раскачивался	из	стороны	в	сторону	в	руках	неловких	мужчин.
Раздался	мелодичный	звон	струн.
Мистер	 Фермли	 услышал	 его	 в	 своей	 комнате	 и	 уже	 больше	 не

спрашивал,	 а	 лишь,	 открыв	 от	 удивления	 рот,	 смотрел,	 как	 темная	 пасть
веранды	поглотила	старую	леди,	таинственный	ящик	и	двух	мужчин.

–	Осторожно!	–	 воскликнул	мистер	Смит.	 –	Какой-то	болван	оставил
здесь	 свои	 чемоданы…	 –	 И	 вдруг	 умолк.	 –	 Болван?	 Да	 ведь	 это	 же	 мои
чемоданы!

Мистер	Смит	и	мистер	Терль	посмотрели	друг	на	друга.	Лица	их	уже
не	блестели	от	пота.	Откуда-то	налетевший	ветерок	легонько	трепал	ворот
рубахи,	шелестел	листками	календаря.

–	Да,	это	мои	чемоданы,	–	сказал	мистер	Смит.
Они	вошли	в	дом.
–	Еще	вина,	мисс	Хилгуд?	Давненько	у	нас	не	подавали	вино.
–	Совсем	капельку,	если	можно.
Они	 ужинали	 при	 свете	 единственной	 свечи,	 все	 равно	 делавшей

комнату	 похожей	 на	 раскаленную	 печь,	 и	 слабые	 блики	 света	 играли	 на
вилках,	ножах	и	новых	тарелках.	Они	ели,	пили	теплое	вино	и	беседовали.

–	Мисс	Хилгуд,	расскажите	еще	что-нибудь	о	себе.
–	О	себе?	–	переспросила	она.	–	Право,	я	была	все	время	так	занята,

играя	 то	Бетховена,	 то	Баха,	 то	 Брамса,	 что	 не	 заметила,	 как	мне	минуло
двадцать	девять,	а	потом	сорок,	а	вчера	вот	исполнилось	семьдесят	один.	О,



конечно,	 в	 моей	жизни	 были	мужчины.	Но	 в	 десять	 лет	 они	 переставали
петь,	а	в	двенадцать	уже	не	могли	летать.	Мне	всегда	казалось,	что	человек
создан,	 чтобы	 летать,	 поэтому	 я	 терпеть	 не	 могла	 мужчин	 с	 кровью
тяжелой,	как	чугун,	цепями	приковывающей	их	к	земле.	Не	помню,	чтобы
мне	 приходилось	 встречать	 мужчин,	 которые	 бы	 весили	 меньше	 ста
килограммов.	 В	 своих	 черных	 костюмах	 они	 проплывали	 мимо,	 словно
катафалки.

–	И	вы	улетели	от	них,	да?
–	 Только	 мысленно,	 мистер	 Терль,	 только	 мысленно.	 Понадобилось

целых	шестьдесят	лет,	чтобы	наконец	по-настоящему	решиться	на	это.	Все
это	время	я	дружила	с	флейтами	и	скрипками,	потому	что	они	как	ручейки
в	небесах,	знаете,	такие	же,	как	ручьи	и	реки	на	земле.	Я	плавала	в	реках	и
заливах	 с	 чистой	 студеной	 водой,	 от	 озер	Генделя	до	прозрачных	 заводей
Штрауса.	И	только	напутешествовавшись	вдоволь,	я	осела	в	этих	краях.

–	 Как	 же	 вы	 все-таки	 решились	 сняться	 с	 места?	 –	 спросил	 мистер
Смит.

–	На	прошлой	неделе	я	вдруг	оглянулась	вокруг	и	сказала	себе:	«Эге,
да	 ты	 летаешь	 совсем	 одна.	Ни	 одну	живую	 душу	 во	 всем	 Грин-Сити	 не
интересует,	 как	 высоко	 ты	 можешь	 залететь».	 Всегда	 одно	 и	 то	 же:
«Спасибо,	Бланш»,	«Спасибо	за	концерт	в	клубе,	мисс	Хилгуд».	Но	никто
из	 них	 по-настоящему	 не	 умел	 слушать	 музыку.	 Когда	 же	 я,	 как-то	 еще
давно,	 пыталась	 мечтать	 о	 Нью-Йорке	 или	 Чикаго,	 все	 только
снисходительно	похлопывали	меня	по	плечу	и	со	смехом	твердили:	«Лучше
быть	 большой	 лягушкой	 в	 маленьком	 болоте,	 чем	 маленькой	 лягушкой	 в
большом	 болоте».	 И	 я	 оставалась,	 а	 те,	 кто	 давал	 мне	 такие	 советы,
уезжали,	 или	 же	 умирали,	 или	 с	 ними	 случалось	 и	 то	 и	 другое.	 А
большинство	были	просто	 глухи.	Неделю	назад	я	 взялась	 за	ум	и	 сказала
себе:	 «Хватит!	С	каких	 это	пор	 ты	решила,	 что	у	лягушек	могут	 вырасти
крылья?»

–	Значит,	вы	решили	держать	путь	на	запад?	–	спросил	мистер	Терль.
–	Может	быть.	Устроюсь	где-нибудь	аккомпаниатором	или	буду	играть

в	оркестре,	в	одном	из	тех,	что	дают	концерты	прямо	под	открытым	небом.
Но	 я	 должна	 играть	 для	 тех,	 кто	 умеет	 слушать	 музыку,	 по-настоящему
умеет…

Они	слушали	ее	в	душной	темноте.	Женщина	умолкла,	она	сказала	им
все,	 а	 теперь	 пусть	 думают,	 что	 это	 глупо	 и	 смешно.	 Она	 осторожно
откинулась	на	спинку	стула.

Наверху	кто-то	кашлянул.
Мисс	Хилгуд	прислушалась	и	встала.



*	*	*

Мистеру	Фермли	 стоило	 усилий	 разомкнуть	 веки,	 и	 тогда	 он	 увидел
лицо	женщины.	Она	наклонилась	и	поставила	у	кровати	поднос.

–	О	чем	вы	только	что	говорили	там,	внизу?
–	 Я	 потом	 приду	 и	 расскажу	 вам,	 –	 ответила	 она,	 –	 поешьте.	 Салат

очень	вкусный.	–	Она	повернулась,	чтобы	уйти.
И	тогда	он	торопливо	спросил:
–	Вы	не	уедете	от	нас?
Она	остановилась	на	пороге,	пытаясь	разглядеть	в	темноте	его	мокрое

от	 испарины	 лицо.	 Он	 тоже	 еле	 различал	 ее	 глаза	 и	 губы.	 Постояв	 еще
немного,	она	спустилась	вниз.

–	 Должно	 быть,	 не	 слышала	 моего	 вопроса,	 –	 произнес	 мистер
Фермли.

И	все	же	он	был	уверен,	что	она	слышала.
Мисс	Хилгуд	пересекла	гостиную	и	коснулась	рукой	кожаного	ящика.
–	Я	должна	заплатить	за	ужин.
–	 Нет,	 хозяин	 отеля	 бесплатно	 угощает	 вас,	 –	 запротестовал	 мистер

Терль.
–	Я	должна,	–	ответила	она	и	открыла	ящик.
Тускло	блеснула	старая	позолота.
Мужчины	 встрепенулись.	 Они	 вопросительно	 поглядывали	 на

женщину	 возле	 таинственного	 предмета,	 который	 по	 форме	 напоминал
сердце.	Он	возвышался	над	нею,	у	него	было	круглое,	как	шар,	блестящее
подножие,	 а	 на	 нем	 –	 высокая	 фигура	 женщины	 со	 спокойным	 лицом
греческой	 богини	 и	 продолговатыми	 глазами,	 глядевшими	 на	 них	 так	 же
дружелюбно,	как	глядела	на	них	мисс	Хилгуд.

Мужчины	 обменялись	 быстрыми	 взволнованными	 взглядами,	 словно
догадались,	что	сейчас	произойдет.	Они	вскочили	со	стульев	и	пересели	на
краешек	плюшевого	дивана,	вытирая	лица	влажными	от	пота	платками.

Мисс	 Хилгуд	 пододвинула	 к	 себе	 стул	 и,	 сев,	 осторожно	 накренила
золотую	арфу	и	опустила	ее	на	плечо.	Пальцы	ее	легли	на	струны.

Мистер	Терль	втянул	в	себя	раскаленный	воздух	и	приготовился.
Из	 пустыни	 налетел	 ветер,	 и	 кресла-качалки	 закачались	 на	 веранде,

словно	пустые	лодки	на	пруду.
Сверху	послышался	капризный	голос	мистера	Фермли:
–	Что	у	вас	там	происходит?
И	тогда	руки	мисс	Хилгуд	побежали	по	струнам.



Они	 начали	 свой	 путь	 где-то	 сверху,	 почти	 у	 самого	 ее	 плеча,	 и
побежали	 прямо	 к	 спокойному	 лицу	 греческой	 богини;	 но	 тут	 же	 снова
вернулись	 обратно,	 затем	 на	 мгновение	 замерли,	 и	 звуки	 поплыли	 по
душной	 горячей	 гостиной,	 а	 из	 нее	 в	 каждую	 из	 пустых	 темных	 комнат
отеля.

Если	 мистеру	 Фермли	 и	 вздумалось	 еще	 что-то	 кричать	 из	 своей
комнаты,	его	уже	никто	не	слышал.	Мистер	Терль	и	мистер	Смит	не	могли
больше	сидеть	и	словно	по	команде	вскочили	с	дивана.	Они	пока	ничего	не
слышали,	 кроме	 бешеного	 стука	 собственных	 сердец	 и	 собственного
свистящего	дыхания.	Выпучив	глаза	и	изумленно	раскрыв	рот,	они	глядели
на	двух	женщин	–	незрячую	богиню	и	хрупкую	старую	женщину,	которая
сидела,	прикрыв	добрые	усталые	глаза	и	вытянув	вперед	маленькие	тонкие
руки.

«Она	похожа	на	девочку,	 –	подумали	мистер	Терль	и	мистер	Смит,	 –
девочку,	 протянувшую	 руки	 в	 окно,	 навстречу	 чему-то…	 Чему	 же?	 Ну
конечно	же,	навстречу	дождю!..»

Шум	 ливня	 затихал	 на	 далеких	 пустых	 тротуарах	 и	 в	 водосточных
трубах.

Наверху	неохотно	поднялся	мистер	Фермли,	словно	его	кто-то	силком
тащил	с	постели.

А	 мисс	 Хилгуд	 продолжала	 играть.	 Никто	 из	 них	 не	 знал,	 что	 она
играла,	 но	 им	 казалось,	 что	 эту	 мелодию	 они	 слышали	 не	 раз	 в	 своей
долгой	жизни,	только	не	знали	ни	названия,	ни	слов.	Она	играла,	и	каждое
движение	ее	рук	сопровождалось	щедрыми	потоками	дождя,	стучащего	по
крыше.	Прохладный	дождь	 лил	 за	 открытым	окном,	 омывал	 рассохшиеся
доски	крыльца,	падал	на	раскаленную	крышу,	на	жадно	впитывавший	его
песок,	 на	 старый	ржавый	 автомобиль,	 на	пустую	конюшню	и	на	мертвые
кактусы	 во	 дворе.	 Он	 вымыл	 окна,	 прибил	 пыль,	 наполнил	 до	 краев
пересохшие	дождевые	бочки	и	повесил	шелестящий	бисерный	занавес	на
открытые	 двери,	 и	 этот	 занавес,	 если	 бы	 вам	 захотелось	 выйти,	 можно
было	бы	раздвинуть	рукой.	Но	самым	желанным	мистеру	Терлю	и	мистеру
Смиту	 казалось	 его	 живительное	 прохладное	 прикосновение.	 Приятная
тяжесть	 дождя	 заставила	 их	 снова	 сесть.	 Кожу	 лица	 слегка	 покалывали,
пощипывали,	 щекотали	 падавшие	 капли,	 и	 первым	 побуждением	 было
закрыть	 рот,	 закрыть	 глаза,	 закрыться	 руками,	 спрятаться.	 Но	 они	 с
наслаждением	 откинули	 головы	 назад,	 подставили	 лица	 дождю	 –	 пусть
льет	сколько	хочет.

Но	 шквал	 продолжался	 недолго,	 всего	 какую-то	 минуту,	 потом	 стал
затихать,	по	мере	того	как	затихали	звуки	арфы,	и	вот	руки	в	последний	раз



коснулись	струн,	извлекая	последние	громы,	последние	шумные	всплески
ливня.

Прощальный	 аккорд	 застыл	 в	 воздухе,	 как	 озаренные	 вспышкой
молнии	нити	дождя.

Видение	погасло,	последние	капли	в	полной	темноте	беззвучно	упали
на	землю.

Мисс	Хилгуд,	не	открывая	глаз,	опустила	руки.
Мистер	Терль	и	мистер	Смит	очнулись,	посмотрели	на	двух	сказочных

женщин	 в	 конце	 гостиной	 –	 сухих,	 невредимых,	 каким-то	 чудом	 не
промокших	под	дождем.

Мистер	Терль	и	мистер	Смит,	с	трудом	уняв	дрожь,	подались	вперед,
словно	хотели	что-то	сказать.	На	их	лицах	была	полная	растерянность.

Звук,	доносившийся	сверху,	вернул	их	к	жизни.
Звук	 был	 слабый,	 похожий	 на	 усталое	 хлопанье	 крыльев	 одинокой

старой	птицы.
Мистер	Терль	и	мистер	Смит	прислушались.
Да,	это	мистер	Фермли	аплодировал	из	комнаты.
Мистеру	Терлю	понадобилось	всего	мгновение,	чтобы	прийти	в	себя.

Он	толкнул	в	бок	мистера	Смита,	и	оба	в	экстазе	захлопали.	Эхо	разнеслось
по	 пустым	 комнатам	 отеля,	 ударяясь	 о	 стены,	 зеркала,	 окна,	 словно	 ища
выхода	наружу.

Теперь	 и	мисс	Хилгуд	 открыла	 глаза,	 и	 вид	 у	 нее	 был	 такой,	 словно
этот	новый	шквал	застал	ее	врасплох.

Мистер	Терль	и	мистер	Смит	уже	не	помнили	себя.	Они	хлопали	так
яростно	 и	 громко,	 словно	 в	 их	 руках	 с	 треском	 лопались	 связки
карнавальных	 хлопушек.	Мистер	Фермли	 что-то	 кричал	 сверху,	 но	 никто
его	 не	 слушал.	 Ладони	 разлетались,	 соединялись	 вновь	 в	 оглушительных
хлопках,	 и	 так	 до	 тех	 пор,	 пока	 пальцы	 не	 распухли	 и	 дыхание	 не	 стало
тяжелым	и	учащенным,	и	вот	наконец	горящие,	словно	обожженные,	руки
лежат	на	коленях.

И	тогда	очень	медленно,	словно	еще	раздумывая,	мистер	Смит	встал,
вышел	 на	 крыльцо	 и	 внес	 свои	 чемоданы.	 Он	 остановился	 у	 подножия
лестницы,	ведущей	наверх,	и	посмотрел	на	мисс	Хилгуд.	Затем	он	перевел
глаза	на	ее	чемодан	у	ступенек	веранды	и	снова	посмотрел	на	мисс	Хилгуд:
брови	его	чуть-чуть	поднялись	в	немом	вопросе.

Мисс	Хилгуд	взглянула	сначала	на	арфу,	потом	на	свой	единственный
чемодан,	затем	на	мистера	Терля	и	наконец	на	мистера	Смита	и	кивнула.

Мистер	Смит,	подхватив	под	мышку	один	из	своих	тощих	чемоданов,
взял	 чемодан	 мисс	 Хилгуд	 и	 стал	 медленно	 подниматься	 по	 ступенькам,



уходящим	в	мягкий	полумрак.	Мисс	Хилгуд	притянула	к	себе	арфу,	и	с	этой
минуты	 уже	 нельзя	 было	 разобрать,	 перебирает	 ли	 она	 струны	 в	 такт
медленным	шагам	мистера	Смита,	 или	 это	 он	 подлаживает	 свой	шаг	 под
неторопливые	аккорды.

На	площадке	мистер	Смит	столкнулся	с	мистером	Фермли	–	накинув
старый,	выцветший	халат,	тот	осторожно	спускался	вниз.

Оба	 постояли	 секунду,	 глядя	 вниз	 на	 фигуру	 мужчины	 и	 на	 двух
женщин	 в	 дальнем	 конце	 гостиной	 –	 всего	 лишь	 видение,	 мираж.	 И	 оба
подумали	об	одном	и	том	же.

Звуки	арфы	и	звуки	дождя	–	каждый	вечер.	Не	надо	больше	поливать
крышу	 из	 садового	 шланга.	 Можно	 сидеть	 на	 веранде,	 лежать	 ночью	 в
своей	постели	и	слушать,	как	стучит,	стучит	и	стучит	по	крыше	дождь…

Мистер	Смит	продолжал	свой	путь	наверх;	мистер	Фермли	спустился
вниз.

Звуки	арфы…	Слушайте,	слушайте	же	их!
Десятилетия	засухи	кончились.
Пришло	время	дождей.

notes
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Перевод	Норы	Галь
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Перевод	Норы	Галь
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Перевод	В.	Гольдича,	И.	Оганесовой
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Целительные	средства	как	основа	лекарств	(лат.).
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Перевод	Т.	Шинкарь
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Перевод	А.	Оганяна
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Перевод	Норы	Галь
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Перевод	А.	Оганяна
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Перевод	Норы	Галь
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Перевод	Л.	Жданова
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Перевод	Е.	Доброхотовой
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Пятьдесят	градусов	по	Фаренгейту	соответствует	десяти	по	Цельсию.
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Перевод	А.	Оганяна
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Перевод	Норы	Галь
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Перевод	В.	Гольдича,	И.	Оганесовой
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Перевод	Е.	Доброхотовой
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Перевод	В.	Гольдича,	И.	Оганесовой
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Перевод	Норы	Галь
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Перевод	Норы	Галь



24	
Перевод	Т.	Шинкарь
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